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Аннотация
Смотрю в его глаза, зеленые, холодные, насмешливые, а вспоминаю то, что было позавчера. Как он прижимал меня к себе. Как горячо и взволнованно шептал: «Ленка, только держись! Не смей умирать! Слышишь? Ленка, я же люблю тебя…»
А сейчас он окидывает меня равнодушным взглядом и произносит с усмешкой:
– Ты чего, Третьякова? Это была всего лишь игра…
#очень неоднозначный герой
#острые эмоции
#любовь вопреки
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1. Лена

Парни носятся по залу с грохотом и криками, ошалев от азарта и выбивая друг у друга баскетбольный мяч. Девчонки смотрят на них с восторгом и обожанием. Ну, не на них, а на Германа Горра, конечно. По нему не только наши, а вообще полшколы сходит с ума.
Я сижу чуть в стороне от одноклассниц, но сквозь топот парней слышу их возгласы.
— Ого! Видели, какой у Германа бросок? — подпрыгивает на месте Патрушева, и длинная скамейка под её весом трясётся.
Парни за глаза зовут ее Центнер, а наша звезда Герман Горр — просто «толстая». Но Патрушева этого не знает и смотрит на Горра, как на божество.
— Бицепсы у него офигенные, да? — обсуждают его девчонки. — Подкачанные такие, но без фанатизма. Тату бы на них круто смотрелась. Иероглиф какой-нибудь, да? Или тантрический символ…
— Надо ему намекнуть.
— Ему и без татушек классно. Он так загорел красиво. Такой загар только на Средиземноморье бывает… — жеманно тянет Ларина.
— А ты прям спец в загарах, — фыркает Михайловская. У них с Лариной извечное соперничество за звание первой красавицы класса.
— Девчонки! Девчонки, слушайте! Про его загар… прикиньте, он у него везде! И там тоже! — возбужденно сообщает Сорокина, главная наша сплетница.
— Ты-то откуда знаешь?
— Анька… как там её… ну, эта… из 11 «Б»…
— Голощёкина, что ли?
— Да! Она! Короче, шла на днях мимо пацанской раздевалки, и кто-то дверь открыл. А она типа случайно бросила взгляд…
— Ага, случайно! — хохотнули наши. — Шею, наверное, вытянула как жирафа.
— Ну я и говорю — типа. А Герман как раз в тот самый момент то ли заходил в душ, то ли, наоборот, выходил из душа. И она спалила.
— О-о-о! И че? И как? — сразу оживляются почти все. Кроме Патрушевой.
Она снова подпрыгивает, восклицая:
— Вау, как он круто щас обвод сделал! Куроко отдыхает!
— Кстати, кроссы, как у него, — делится важной инфой Ларина, — на озоне полтинник стоят. У моего брата такие же.
Михайловская опять фыркает скептично, но не успевает ничего сказать — нас оглушает вопль Патрушевой.
— Охренеть! — Она в ажиотаже снова подскакивает и едва не проламывает пол. — Герман чуть не растоптал Жучку!
Девчонки замолкают, дружно вздрагивают, потом переглядываются между собой и закатывают глаза, мол, ну и колхоз. Но в лицо Патрушевой никто ничего не говорит — она и навалять может запросто.
Не то что Илья Жуковский. Это его у нас зовут Жучкой. Он — маленького роста, худощавый, безобидный, незаметный. Его шпыняют все, кому не лень. Девчонки жестоко высмеивают, парни — и того хуже: не только на словах унижают, но и регулярно отрабатывают на нем удары.
Честно, я не представляю, как Жуковский выдерживает. Я бы не смогла…
Раньше он был просто Жук, и его никто особо не доставал. Ни его, ни кого-либо другого. У нас в классе вообще все были как-то сами по себе. Если некоторые и дружили, то только кучками, по двое или по трое, как вот мы с Петькой Чернышовым и Соней Шумиловой. А остальные между собой разве что здоровались. Да и то не все. Такие вот мы были недружные.
Но два года назад в нашем классе появился Герман Горр.
Я не знаю, как у него это получилось, но он сплотил всех, причем легко и незаметно, как будто всё само собой вышло. Все к нему тянутся, заискивают, липнут.
Только наша троица держится от него в сторонке. Ну и Илья Жуковский, которого Горр сделал изгоем. Причем не за что-то, не за какой-то косяк, а просто так.
Как-то раз Горр заходил в кабинет, вальяжно так, как хозяин всей местности, а Илья в тот момент, наоборот, хотел выйти. Торопился, чтобы до звонка успеть вернуться. И едва не налетел на Горра. Тот вовремя отклонился. И кто-то из класса крикнул: «Жук, ты куда так ломанулся?».
Ну а Горр, взглянув на Илью свысока, усмехнулся: «Да какой это Жук? Жучка».
С тех пор это прозвище прилепилось намертво.
Я не видела, чтобы сам Горр когда-нибудь травил Жуковского. Он его, по-моему, вообще больше не замечает. Но именно с тех пор, будто с его подачи, весь класс измывается над беднягой, как над проклятым.
Наверное, только я, Соня и Чернышов не участвуем в этих забавах.
— Вау! Герман забил трехочковый! — орут наши хором.
Я одна, наверное, болею не за Горра, а за Петьку Чернышова и его команду, хотя они сокрушительно проигрывают.
А если совсем честно, то мне плевать на баскетбол. Но физрук, он же по совместительству ещё и наш классрук, на нём повернут, и почти все уроки физкультуры парни играют в баскет, а мы сидим вдоль стенки как зрители на трибунах. Лишь изредка он устраивает нам сдачу нормативов.
Мне, в общем-то, без разницы — я всё равно вечно освобождена от физры по здоровью и оценки по ней мне ставят за рефераты. Просто подозреваю, что помимо баскетбола на уроках должно быть что-то ещё. Но всех всё устраивает.

2. Лена

Пронзительный свист физрука заставляет парней остановиться. Раскрасневшиеся, взмокшие они выжидающе смотрят на Дениса Викторовича, а тот вразвалочку подходит к Илье Жуковскому.
— Пробежка! Тебе дали пас, а ты куда с мячом попёрся, дебил? Чё ты в него вцепился, как собака в кость?
— Ну так он же Жучка, — вставляет клоун Гаврилов, и парни хором ржут как кони.
Только мой Петька хмурится. Ну и Горр тоже не смеется, но лишь потому, что его такие глупости не смешат.
Я вообще не припомню, чтобы он хоть раз смеялся. Ухмылялся — да, усмехался — сколько угодно, но даже нормальной искренней улыбки я у него не видела. Не говоря уж про смех.
— Жуковский, алё! Для кого я показывал в прошлый раз? Я. Лично. Специально. Тебе. Показывал. Как. Надо, — чеканит Денис Викторович и на каждом слове тычет пальцем Илье в грудь. Тот испуганно пятится, морщась от тычков, но физрук наступает. — Чё ты мне тут глазами хлопаешь? Чё скукожился? Как ещё донести до твоей тупой башки, что так не надо! Какой раз уже ты подводишь свою команду и тупо говняешь игру?
Жуковский что-то отвечает физруку, но так тихо, что я ни звука не слышу со своего места. Зато физрук ещё больше заводится. Забирает у Решетникова баскетбольный мяч и вдруг кидает в Илью. Тот успевает закрыться руками, но физрук велит парням подать ему мяч снова.
— Какого хрена ты закрываешься, сопляк? Я тебе пасую! Принимай как положено, ты, калека безрукая! Мешок с трухой!
Денис Викторович снова делает резкий бросок, но, честное слово, со стороны это больше похоже на попытку прибить. Однако Илья уже ждёт удар и уворачивается, но физрук гневается ещё сильнее.
— Принимай, я сказал! Чё ты вихляешься? Чё задом крутишь? Заплачь ещё, ссыкло! Иди вон с девочками сиди тогда… — И снова лупит мячом по бедному Жуковскому.
Парни покатываются от хохота, наблюдая это жестокое представление. Девчонки тоже хихикают. А мне аж нехорошо.
По правде говоря, наш физрук и раньше вёл себя порой как какой-то гоп из подворотни. Нас, девчонок, особо не обижал, но с парнями вообще не церемонился. Мог запросто выругнуться матом, если у кого-то что-то не получалось, а то и отвесить подзатыльник или даже легкий пинок. А беднягу Жуковского он гонял всегда, просто потому что у него с физрой не очень. Да и некоторым другим от него влетало. Но сейчас Денис Викторович переплюнул сам себя. Вот так унижать, так издеваться прямо на уроке… ещё и мячом долбить — такого прежде он себе не позволял. И я просто в онемении и ужасе.
Снова тяжелый удар. На этот раз физрук попадает Жуковскому по коленям, и тот падает как подкошенный. Наши взрываются хохотом, и по спортзалу прокатывается гулкое эхо.
Петька Чернышов бросает на меня растерянный взгляд. Он тоже, как и я, в шоке от происходящего. И тоже как будто не знает, что делать.
И только Горр, заложив руки в карманы темно-серых спортивных штанов, взирает на эту жуткую сцену с холодным безразличием и скукой.
— Что здесь происходит? — раздается вдруг чей-то голос. Чужой и звонкий.
Все тотчас поворачиваются на звук, и смех стихает.
В дверях стоит незнакомая ярко-рыжая женщина, миниатюрная, молодая, лет… ну, не знаю, двадцати пяти, может. Плюс-минус. Я не сильно в возрасте разбираюсь. Она смотрит на физрука со смесью ужаса и возмущения.
Денис Викторович в первый момент теряется, это прямо заметно. Однако его быдловатая натура берет своё. Он вздергивает выше квадратную бульдожью челюсть и отвечает ей так, будто не произносит слова, а выплевывает.
— Здесь происходит урок физкультуры в одиннадцатом «А» классе. А вы кто такая? И что здесь забыли?
Но наглый тон физрука на женщину не действует. Хотя, может, и действует, но не так, как он рассчитывает.
Она заметно краснеет, но упрямо говорит:
— А я вижу, что здесь происходит вопиющее издевательство над учеником. И будьте уверены, я этого так не оставлю. Я сейчас же пойду к директору и обо всём ему доложу.
С самым решительным видом она разворачивается и уходит.
— Да пожалуйста! — выкрикивает ей вслед Денис Викторович, но он явно злится.
Ведь если эта женщина и впрямь на него нажалуется, то его по головке не погладят. Даже мы это понимаем. И все молчим в полной растерянности. А Илья Жуковский съеживается ещё больше, втягивая голову в плечи, как будто боится, что физрук и в этом его обвинит. И ещё больше накажет.
Скучающий взгляд Горра на миг останавливается на Жуковском и становится презрительным. Тоже на миг. А затем Горр, не спрашивая разрешения, преспокойно идёт на выход.
Денис Викторович, повернувшись, смотрит ему в спину и открывает было рот, будто хочет его окликнуть, но почему-то молчит, словно колеблется. Да и смотрит как-то не очень уверенно.
Так и не окликнув Горра, раздраженно бросает нам:
— Всё, скоро звонок. Свободны.
Вообще-то до звонка ещё порядком, но мы молча покидаем спортзал.

3. Лена

До звонка мы сидим в женской раздевалке, чтобы случайно не попасть на глаза директрисе или, что ещё хуже, Бурунову, её заму. Иначе потом всем прилетит: и нам, и физруку.
— Как думаете, девчонки, Дэну что-нибудь будет? — спрашивает Михайловская.
Наши Дениса Викторовича за глаза зовут Дэном. Хотя как за глаза? Он прекрасно это знает и ничуть не против такого панибратства. Он, конечно, очень молод, но ведь учитель. Ещё и наш классрук. А ведет себя как кореш какой-то. С парнями здоровается за руку, курит с ними за школой, девчонкам при встрече подмигивает. Нашим красоткам Лариной и Михайловской частенько показывает большой палец. Это типа комплимент.
В вайбере в беседе класса тоже может порой такое отмочить, что тихо офигеваешь.
В родительском чате Денис Викторович, конечно, пытался изъясняться в рамках приличия, но его это быстро утомило, и он оттуда просто вышел. И теперь, если что-то надо сообщить родителям, пишет в нашей беседе: «Передайте предкам…».
Вот такой он у нас — простой как три копейки, демократичный, хамоватый. Ничуть не похож на нашу прежнюю классную (она уволилась год назад), да и вообще на любых других учителей. Но наши в нём души не чают. Особенно парни. Даже мой Петька.
Ну, разве что Илья Жуковский исключение. Но кто его спрашивает?
— Если реально эта баба на него настучит, то Дэну конкретно может влететь, — с серьезным видом сообщает Агеева.
Мать у нее работает секретарем в департаменте образования, так что девчонки ей верят. Сидя на скамьях, наклоняются вперед, чтобы видеть её и не пропустить ни слова. А она со знанием дела продолжает:
— Но тоже смотря как настучит. Одно дело — если просто директрисе нажалуется, и совсем другое — если подаст докладную. Так что всё может быть: от выговора до увольнения. А если Жучку, ну или там его мамашу, надоумят накатать заяву в прокуратуру, снять побои, то нашему Дэнчику вообще невесело придётся.
— Да какие там побои? — фыркает Патрушева. — Подумаешь, мячиком ему разок прилетело.
— Да любые синяки, если есть, будут считаться побоями. А они сто пудов у него есть. Даже у меня есть. Я фиг знает, откуда они берутся. Вон, смотри, — Агеева задирает до локтя рукав блузки, демонстрируя коричневый синяк. — На ногах ещё больше… А Жучка вон как сегодня завалился. И пока играли, его ж там пацаны и толкали, и пинали. Герман его вообще снёс. А вместе со словами той бабы, Дэн потом замучается доказывать, что это не он Жучку бил.
— А что это за баба, кстати? С чего это она к нам приперлась?
— Да фиг ее знает, кто она вообще такая. Первый раз вижу.
— Вот же овца рыжая, — цедит Михайловская, а затем передразнивает противным голосом: — Я этого так не оставлю! Я сейчас же побегу на вас стучать…
Девчонки вяло прыскают и снова начинают возмущаться.
— Блин, жалко будет, если Дэна уволят. Единственный нормальный учитель на всю школу.
— А если до прокуратуры дойдет, что, и посадить могут?
Агеева, вздохнув, пожимает плечами.
— Капец! Из-за этого дрища недоделанного у человека могут быть такие проблемы… — бубнит возмущенно Патрушева.
— Ну вообще-то, — не выдерживаю я, — Дэн сегодня перегнул палку. Как учитель, он не имел права оскорблять и…
— Начинается… — скривившись, тянет Михайловская. — Давно мы не слышали Жучкину адвокатшу.
— Ничего не начинается. Просто подумай… поставь себя на его место: тебе бы понравилось, если бы тебя так оскорбляли… унижали? При всех?
— Жучка сам виноват, — равнодушно ведет плечом Михайловская.
— В чем? В том что сильный, здоровый, взрослый мужик над ним издевался?
— Да кто над ним издевался? — хором возмущаются девчонки. — Кто виноват в том, что Жучка даже мячик принять не в состоянии?
— Кто виноват, — подхватывает Патрушева, — что он такой дрищ и лошпет?
На самом деле мне тяжело вот так спорить и что-то кому-то доказывать. Даже если у меня железобетонные доводы.
Меня подводит собственное сердце, ущербное с рождения…
Когда я волнуюсь или нервничаю, оно начинает трепыхаться, как бабочка, которую поймали за одно крыло. Потом ускоряется сердечный ритм. И если я срочно не успокоюсь — он разгоняется так, что голова идет кругом, в глазах темнеет и мне катастрофически не хватает воздуха. До обморока. Так что обычно я стараюсь помалкивать, но иногда не получается…
— Пусть даже он, как ты говоришь, дрищ и лошпет, все равно это не повод его унижать. Тем более учителю!
— Вот же зануда, — тихо фыркает кто-то из девчонок.
— Был бы Жучка нормальным пацаном, — подает голос Ларина, которая растянулась вдоль скамьи, примостив голову на колени Сорокиной, а ноги, согнув в коленях, прямо в обуви поставила на край, — занялся бы собой. В качалку, что ли, пошёл бы. Ну или там на плавание, да на что угодно! И оделся бы… пусть не шикарно, если бабла нет, но хотя бы не как бабушкин внучок. А если он ленивый и никчемный, если его устраивает быть жертвой и ничтожеством, то как к нему еще относиться? Он ничего не хочет делать, не хочет приложить минимум усилий, чтобы хоть маленько себя изменить. Так почему его кто-то должен жалеть? И почему из-за него должны страдать другие?
— А если он не ленивый, а просто не может? Вот не может и всё тут? — говорю я и чувствую, как пульс уже частит в ушах. Всё, хватит, надо заканчивать. Все равно спорить с ними бессмысленно.
И тут нас прерывает внезапный стук в дверь.
В отличие от парней мы всегда запираемся в раздевалке изнутри — привычка. Потому что они вполне могут ввалиться к нам, как уже бывало. Гаврилов как-то, ещё в восьмом классе, залетел к нам, когда девчонки переодевались, и даже успел кого-то в лифчике сфоткать на телефон, пока все визжали. Поэтому теперь к нам так просто не прорваться.
— Что надо? — орут в ответ на стук девчонки.
— Открывайте, — звучит с той стороны насмешливый голос Горра.
— Это Герман? — округлив глаза, шепчет Михайловская, подскакивает со скамьи и бежит к двери.
Ларина быстро поднимается с колен Сорокиной и садится прямо. Еще быстрее достает зеркальце, оглядывает себя, поправляет волосы.
Михайловская щёлкает замком, и к нам действительно заходит Горр. Один. Остальные парни остаются в коридоре и, вытянув шеи, таращатся на нас у него из-за спины, пару секунд. Потом Михайловская, не обращая на них внимания, закрывает дверь.
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Ларина быстро поднимается с колен Сорокиной и садится прямо. Еще быстрее достает зеркальце, оглядывает себя, поправляет волосы.
Михайловская щёлкает замком, и к нам действительно заходит Горр. Один. Остальные парни остаются в коридоре и, вытянув шеи, таращатся на нас у него из-за спины, пару секунд. Потом Михайловская, не обращая на них внимания, закрывает дверь.
Наша раздевалка по расположению такая же, как у парней. Заходишь — справа душевая, дальше — место, где, собственно, девчонки переодеваются в спортивную форму и обратно. Вдоль одной стены стоят скамейки, а вдоль противоположной, — узкие шкафчики, куда складывают вещи. Третью стену занимает широкое окно, стекло которого до середины закрашено белой краской — чтобы с улицы не подглядывали.
Горр, держа руки в карманах, проходит внутрь. Михайловская семенит следом. Девчонки тотчас замолкают и таращатся на него, как на ожившее божество.
Горр садится полубоком на подоконник, оглядывает помещение, потом останавливает взгляд на Михайловской.
— Ну что, — спрашивает, — как вам сегодняшнее представление?
— Да капец какой-то! — отвечают почти в унисон Ларина и Михайловская. — Кто это вообще такая была?
— Новая англичанка, — отвечает Горр. — И судя по всему, настроена она серьезно.
— То есть у Дэна будут проблемы?
Горр пожимает плечами:
— А это уже от нас зависит.
— Как? А мы при чем? Что мы-то можем? — галдят девчонки, но как только Горр приоткрывает рот — резко замолкают и слушают, затаив дыхание.
— Мы можем сказать, когда нас спросят — а нас, естественно, спросят — что всё это неправда. Что она… ошиблась. Что Дэн никогда Жучку и пальцем не трогал. Не оскорблял и всё такое. В общем, скажем всем классом, что новой англичанке показалось.
— О, здорово! Но сам Жучка… он же…
— Жучка ничего не скажет, — равнодушно и уверенно заявил Горр. — То есть он скажет то, что нужно. Что ничего не было.
Я вдруг представляю, как Горр «убеждает» Илью говорить «то, что нужно», и меня передергивает. Я отвожу взгляд, не в силах больше видеть его лицо, хоть и красивое, но такое отталкивающее этой своей бездушной циничной жестокостью. Ещё бы голос его не слышать, приятный бархатистый баритон с легкой хрипотцой, от которого все наши млеют, а у меня мороз по коже.
— О, круто! — восхищаются девчонки. — Это реально выход! Её слово против нашего. Как она докажет? Никак! К тому же, она — одна, а нас — много!
— С тобой, Герман, не пропадешь, — молвит Ларина и кокетливо ему улыбается.
Уж не знаю, как он реагирует на её очередной подкат — я на него не смотрю. Открываю учебник истории и пытаюсь читать параграф. Правда, безуспешно, потому что против воли все равно слушаю их разговор. Глупые восторги девчонок и односложные, снисходительные ответы Горра.
На меня не обращают внимания, и слава богу.
Потом, слышу, Горр снимается с подоконника:
— Ну что, девочки, идём?
Наши как дрессированные кошки тут же подскакивают со скамеек и тянутся к выходу, радостно щебеча. Горр идёт за всеми, самый последний. Как пастух за стадом. Вальяжно ступает, заложив руки в карманы дорогущих, идеально отглаженных брюк.
Не спеша, я убираю учебник в сумку и тоже встаю. Направляюсь к двери, глядя в спину Горра.
И вдруг, когда все девчонки одна за другой вышли, он останавливается, запирает дверь и поворачивается ко мне. Так неожиданно, что я по инерции делаю еще пару шагов и практически влепляюсь носом в его грудь. И тут же отшатываюсь, глядя на него в полной растерянности.
Отставив одну руку в сторону и уперев её в стену, Горр заграждает мне путь, чтобы я не могла обойти. Он стоит прямо передо мной. Так близко, что мне становится не по себе. И смотрит прямо в глаза. Потом с кривой полуулыбкой произносит, слегка растягивая гласные:
— Ну а теперь пообщаемся с тобой, Лена Третьякова…
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Я судорожно сглатываю и отступаю ещё на шаг. Что ему от меня надо? За два года, что Горр учится в нашем классе, он ни разу со мной не заговорил. Не поздоровался. Не взглянул даже мельком в мою сторону. Да я уверена была, что он меня попросту не замечал никогда. И вряд ли знал мое имя. Для него ведь такие, как я, даже и не люди, а так, пустое место. Блеклые декорации, на фоне которых он сияет как солнце в зените.
Он же у нас небожитель. Полубог. Наследный принц, которого привозит по утрам в школу, а днём увозит роскошный черный кадиллак (сама я в автомобилях не смыслю, но Петька Чернышов меня просветил). Господи, да одни только часы на запястье Горра стоят наверняка дороже, чем наша с бабушкой квартира вместе со всем скарбом.
В нем безупречно почти всё. Неспроста же наши девочки на него чуть ли не молятся. Везде он — самый первый, самый лучший: в баскетболе, в плавании, в учёбе. Любые наисложнейшие задания по алгебре и физике он щелкает как орешки. На английском говорит как на родном. Но он, правда, какое-то время жил и учился в Канаде, так что тут все объяснимо.
Однако и кроме английского у него полно побед на всяких олимпиадах и соревнованиях. И при этом Горр даже отдаленно не похож на зубрилу-отличника.
Ой, да какой там зубрила? Горр и малейшего усердия никогда не приложит. Просто ему повезло родиться с крутыми мозгами и феноменальной памятью. Он не раз демонстрировал на уроке эти чудеса. Однажды, прослушав английский текст, довольно-таки большой, Горр его сразу же без единой запинки пересказал практически дословно. У нашей прежней англичанки аж дыхание в зобу сперло.
Он талантлив, этого не отнять. Схватывает всё на лету и сразу запоминает намертво, но сам по себе ленив. Он просто берет то, что в руки плывет, а такого, чтобы самому стараться, добиваться, как другие, — нет, не царское это дело.
Да, в нем безупречно почти всё. Кроме одной детали: он — циничный подонок. Умный, красивый, обаятельный, но очень жестокий и беспринципный.
И я искренне не понимаю, то есть мы втроем, вместе с Соней и Петькой, не понимаем, почему наши этого не видят. Не просто не видят, а еще и пляшут под его дудку. Угодить пытаются изо всех сил, хоть как-то обратить на себя его внимание, некоторые прямо лебезят.
Со стороны это выглядит смешно. И жалко. Потому что Горр своим вниманием одаривает лишь тех, кто ему интересен или зачем-то нужен.
Все эти два года он меня в упор не видел — и это как раз понятно. Кто я такая, чтобы Горр меня заметил? А тут вдруг: «Пообщаемся с тобой, Лена Третьякова…».
С чего бы? Заинтересовать его нереально, да и нечем, значит, ему и впрямь от меня что-то нужно. Но, господи, что ему могло понадобиться? От меня?
— Дай пройти, пожалуйста, скоро звонок, — волнуясь, прошу я.
Но он лишь наклоняется ближе. Молчит всё с той же насмешливой полуулыбочкой. Я ощущаю его дыхание, теплое, мятное. И под его пристальным, изучающим взглядом мне становится еще больше не по себе.
Наконец он говорит:
— Я могу, конечно, ошибаться, но почти уверен, что ты не станешь выгораживать Дэна, ведь так?
Ах, вот что его заботит. Хотя, если честно, не понимаю почему. Наши в восторге от Дениса Викторовича, потому что при нем полная свобода и демократия. Он только на физкультуре повернут, точнее — на баскетболе. А в остальном смотрит на косяки наших сквозь пальцы. Когда другие учителя жалуются ему, как классруку, на чье-нибудь поведение, он только отмахивается.
— Я же нашел с ними общий язык, причем легко. Значит, проблема не в них, а в вас, — отвечает Дэн на эти жалобы.
И перед родителями покрывает наших. В конце четверти бегает договаривается, чтобы тому же Гаврилову двойки натянули до троек. Поэтому я бы поняла, если бы за него просил кто-то другой. Но зачем Герману Горру вступаться за Дениса Викторовича — не знаю. Мне всегда казалось, что он смотрит на него свысока и считает придурком. Да и все остальные учителя Германа не просто любят и ценят, а буквально превозносят, так что он точно ничего не потеряет, если нам поставят другого классрука.
— Не стану, — отвечаю честно. — Если вдруг спросят, я расскажу, как было.
Он на это только усмехается.
— Я никогда и никому не даю советы, а тебе дам. Совершенно искренне. Не будь такой твердолобой идеалисткой. И не иди против всех. Один в поле не воин. А у тебя для этого кишка тонка. Затопчут.
Я понимаю, что говорит он иносказательно, но также понимаю, что он мне угрожает.
— Я не стану врать, — повторяю, глядя ему в глаза.
— У тебя есть время подумать. До завтрашнего утра. И подумай хорошенько.
Затем наклоняется к самому уху и шепчет, обжигая дыханием.
— Иначе, Лена Третьякова, очень сильно пожалеешь.
Не знаю, зачем он шепчет на ухо. Мы же одни. Но эффект от этого ошеломляющий. Сердце резко дергается и кубарем падает вниз, и всю спину осыпает мурашками.
Ответить ему не успеваю. Он отстраняется, окидывает меня взглядом, от которого хочется закрыться, и выходит из раздевалки.
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После школы мы идем вдвоем с Петькой Чернышовым. Мы с ним живем в одном дворе — Петька шутит: в историческом центре города. Хотя это и правда почти центр, и история у нашего двора на самом деле долгая и богатая.
Дом наш был построен в позапрошлом веке купцом средней руки. Никаких архитектурных изысков, конечно, нет. Это просто деревянный терем в два этажа с чердаком. Правда, скорее уж теремок, как в сказке. После революции его у купца отобрали, разделили на квартиры и заселили нуждающихся. И теперь в нем теснятся несколько семей, а сам дом уже весь скрипит и разваливается.
Нам с бабушкой принадлежит крохотный закуток-кухня и одна просторная комната на первом этаже. Правда, дядя Сережа, сосед, соорудил по просьбе бабушки перегородку, чтобы у меня был свой отдельный угол.
Петька с матерью и братом живет в подобной квартире, только на втором этаже.
Конечно, дом этот старый, ветхий даже, ну и весь какой-то перекособоченный, но мне тут нравится. У нас уютно и душевно. Двор наш обнесен высоким деревянным забором, поэтому мы словно в собственном мирке живем, где все друг другу почти как родственники. Бабушка говорит, раньше даже праздники отмечали все вместе, за одним столом. Зимой — в третьей квартире, она самая большая. А летом — прямо во дворе. Эта традиция уже забылась, но все равно между соседями у нас самые теплые отношения.
Петька, пока идем, о чем-то увлеченно болтает, а у меня из головы не идут слова Горра. Аж самой надоело. Чтобы как-то отвлечься, предлагаю:
— Слушай, Петь, а давай заглянем к Соне? Навестим ее, расскажем, что в школе было…
Чернышов благодушно пожимает плечами.
— Давай.
Шумилова вторую неделю сидит дома с бронхитом. И, по ее же словам, со скуки готова на стены лезть. Мы, конечно, переписываемся постоянно, но мессенджеры — это одно, а живое общение — совсем другое. Да и я уже сама по ней соскучилась.
Соня живет от нас недалеко, возле дворца спорта. И ее дом, хоть и тоже довольно старый, но действительно — памятник архитектуры. Очень красивый. С лепниной, со всякими барельефами и фронтонами. И, в отличие от нашего теремка, здесь раздолье. На одной только площадке ее подъезда целый рояль уместится.
Сонька встречает нас лохматой, в пижаме, босиком, но оглашает всю квартиру радостными криками. Тут же начинает суетиться, кипятить чайник. И через несколько минут мы уже пьем чай с бутербродами в ее комнате. То есть я пью чай, а Петька жадно налегает на бутеры — он у нас всегда как с голодного края. Соня иногда шутит: «Чернышов, ты когда-нибудь наешься?».
Но на самом деле тут нет ничего смешного. У Петьки погиб отец, когда мы еще в началке учились. А тетя Люда, Петькина мать, только-только родила младшего. И долгое время они буквально выживали. Мы с бабушкой тоже, конечно, не шикуем, но хотя бы никогда не жили впроголодь. Словом, нормально мы живем, как многие, грех жаловаться. А вот Петька зачастую ходил голодный. Его все подкармливали: бабушка, соседки.
Соседи у нас молодцы — тогда и с похоронами тете Люде помогли, хотя сами не богаты, и вещи свои отдавали, кто что мог, и с малышом их по очереди сидели, пока она бегала на какую-то ночную подработку.
Помню до сих пор, как Петька приходил к нам и смотрел голодными глазами, как бабушка варит суп или печет оладьи. Она потом усаживала нас обоих обедать, сама уходила. И я свое отдавала ему — не из милости. Просто раньше съесть тот же суп или кашу было для меня чуть ли не пыткой над организмом. Петька же сметал моментально и свое, и мое, и добавку.
Сейчас тетя Люда нашла какую-то неплохую работу. У них завелись деньги. Она даже задумала переехать в квартиру получше, по словам Петьки. Правда, сам он отчаянно против. В общем, теперь они не бедствуют, но Петька по старой привычке набрасывается на любую еду.
— Ну что, как в школе? Что новенького? — интересуется Соня.
— Сегодня на физре Дэн Жуковского ушатал… — с набитым ртом отвечает Петька. Прожевывает и договаривает подробности уже внятно: — Илья косячнул по игре, ну это как обычно. А Дэн на него вдруг вызверился.
— Так он всегда его шпынял, — пожала плечами Соня, мол, что такого.
— Не-е-е, тут вообще жесть… он его по-всякому обложил, потом еще мячом баскетбольным долбил… Скажи, Лен?
— Да, — киваю, — Дэн как с цепи сорвался.
— Ага, погорячился, — Петька тянется за следующим бутербродом.
— Это не погорячился. Это называется «вел себя как сволочь с тем, кто ему ответить не может».
— Ну, пусть так, — миролюбиво улыбается Петька.
— Ничего себе, — без особого интереса произносит Соня. — А что еще было?
Я догадываюсь, что Соню на самом деле интересует Антон Ямпольский. Просто при Петьке она прямо спросить о нем стесняется.
Соня влюблена в Ямпольского, сколько ее помню. И это какое-то проклятье, как по мне. Уж лучше вообще никогда никого не любить, чем вот так.
Внешне Антон, конечно, симпатичный, многим нравился. Раньше. Пока к нам не пришел Горр. Соня, наверное, одна-единственная, кто до сих пор продолжает по нему преданно и тайно вздыхать. То есть она думает, что тайно. Но Ямпольский это знает и глумится над её чувствами. Мне и Петька это говорил. И сама я однажды услышала случайно, как Антон, завидев издали Соню, всячески её обсмеял с парнями. Не хочу вспоминать те грубости и пошлости, которые высказывал о ней Ямпольский, но смысл был примерно следующий: он никогда и ни за что не замутил бы с такой, как Соня. Даже на один раз. Мол, она некрасивая.
Я, когда это услышала, расстроилась ужасно. Все время думала: как ей об этом сказать. Но так и не надумала. Не смогла такую рану ей нанести. Язык не повернулся. Потом решила — в конце концов она его когда-нибудь разлюбит, да и всё.
— Ой, да ты не знаешь главного, — спохватывается Чернышов. — Дэна же впалила какая-то мадам. Короче, приперлась она в спортзал как раз в тот момент, когда Дэн гонял Жука. И такая сразу на дыбы: «Как вы смеете? Я этого так не оставлю!». Горр потом сказал, что она — наша новая училка по английскому. Короче, Дэну не позавидуешь. Раскрутят его по полной.
— И теперь Горр заставляет всех говорить, что ничего не было, — добавляю я с неожиданной злостью. — Что Илья сам упал на мячик… несколько раз, что ей всё почудилось, что Дэн наш — просто ангел…
— Да ладно тебе, Лен, — перебивает меня Чернышов. — Чего ты так разошлась?
— Да потому что это всё ужасно! И я даже не знаю, кто хуже. Взрослый мужик, так называемый педагог, который унижает своего ученика. Или Горр, который заставляет всех врать и выгораживать Дэна. Одного только не пойму — зачем ему это? Он же никогда ни для кого не старается. Ему же на всех плевать. А тут вдруг такая забота…
— Да какая там забота? Ему просто поразвлечься захотелось, — хмыкает Петька. — Просто после физры в раздевалке пацаны сокрушались, что Дэна могут уволить. Жалко ведь его и всё такое. Попадос, типа, ничего не поделаешь. Гаврилов Жуку даже люлей отвесил со злости. Ну и Горр тогда сказал в своей манере: «Нашли проблему. Всегда можно что-нибудь сделать». Ямпольский ему: «Например?».
Соня при слове «Ямпольский» сразу расцветает и розовеет. А Петька продолжает, не замечая ее реакции:
— А Горр этому барану в ответ: «Например, не ныть, а просто отстоять его». Наши: «А как? Как?». Ну Горр и сказал.
— И все сразу ухватились за идею? — теперь хмыкаю я.
— Ну да… — бормочет Петька. — Он же… ну, объективно, он классный же учитель.
— Петь, ты серьезно? Этот классный учитель сегодня издевался над…
— Да, знаю, знаю. Ну, сорвался, да. Но зато у нас хоть баскет нормально идет. А не как раньше — одни прыжки на скакалке и прочая фигня. И потом, Лен, ну он же всегда горой за нас! Помнишь, Гаврилов разбил окно? Дэн видел и его не сдал. И пацанов наших прикрыл, когда они… это самое... — Петька щелкнул пальцами по шее. — А помнишь, нас погнали на уборку территории прошлой весной? А нет, ты тогда болела… Короче, Горр тогда в наглую свалил. Типа, делать ему нечего — мусор собирать. И все за ним следом слиняли. Завучиха тогда такую бучу подняла, предков в школу хотела дернуть. А Дэн всё на себя взял. Заявил, типа, он нас сам отпустил, все претензии к нему.
— И что, Петь? Это дешевый авторитет. Пусть он хоть сто раз вас прикрыл, сегодня он себя повел по-уродски. Скажешь, нет?
— Ну да, но…
— И знаешь что еще, этот Горр сегодня мне угрожал.
— Горр? Тебе? Как? — округляет глаза Петька.
— Сказал, что я должна подтвердить все это вранье, иначе мне будет плохо.
— В смысле — плохо? — хмурится Чернышов.
Я пожимаю плечами.
— Он не конкретизировал. Просто сказал, что мне не поздоровится.
— Ничего себе! — тянет с присвистом Соня. — А ты что?
— А что я? Я буду поступать так, как считаю нужным.
— И правильно! — подхватила она.
— Ничего неправильно, — встревает Чернышов. — Лен, ну нафиг тебе это надо? Ну, серьезно. Чего тебе лезть на баррикады? Нет, я все понимаю. Дэн накосматил. Виноват. Но это же не прям какое-то ужасное преступление. А вот сознательно предать — это хуже, чем один раз вот так сорваться.
— Ты считаешь, если я скажу, как было, — это предательство? — ушам своим не верю.
— Ну, типа того, — мнется он.
— И кого же я предам? Дэна? Так я ему клятв верности не давала.
Петька теряется, но потом снова вскидывается:
— Лен, ну, вот дался тебе этот Жук?
— Илья тут ни при чем. Меня сама ситуация возмущает. Поэтому я скажу правду, нравится это кому-то или не нравится.
— Ну и зря. Горр прав, тебя же сожрут за п… стукачество. Лен, даже если ты сто раз права, это все равно считается стукачеством, как ни крути. И стукачей не прощают. Ты же знаешь, ну? Тебе же устроят… я даже думать не хочу. Жуку еще будешь завидовать.
— Не преувеличивай. Ну что мне может Горр сделать? Ну вот серьезно? Бойкот объявить, как в пятом классе? Смешно. Даже если и так — мне все равно. Я, может, и сама не сильно хочу общаться с таким классом. У меня есть вы. Что ещё? Побить? Наговорить гадостей? Горр этого не сделает. Он же у нас воспитанный подонок. Ну, окей, все будут звать меня стукачкой. И что с того? Пусть хоть горшком зовут. Мне плевать. А вот как я буду жить потом со своей совестью, если прогнусь под Горра — вот это уже вопрос. Так что, знаешь, Петь, лучше я буду в чужих глазах стукачкой или даже предателем, но, главное, я не предам себя, свои убеждения…
На последнем слове я сдуваюсь. Как-то пафосно прозвучало все это, хотя и говорила честно. Так, как на самом деле думаю. Но Шумилова восторженно подхватывает:
— Ты все верно говоришь! Ленка, ты… ну, просто ух! Жаль, что я сейчас болею. Я бы тебя обязательно поддержала!
Петька больше ничего мне не доказывает, не возражает, не стращает меня. Сидит хмурый и сконфуженный. Даже бутеры не стал доедать.
— Петь, это не значит, что и ты должен поступать, как я. Можешь участвовать в их вранье, если хочешь. Я пойму.
— Да чё ты, — буркнув, отворачивается он.
И потом от Сони мы идем с ним молча.
Я, правда, его понимаю. Неохота ему идти против всех. Неохота прослыть стукачом. Неохота стать изгоем, как Жуковский. Но и со мной ему ссориться не хочется. Он сам мне много раз говорил, что я — его лучший друг. И он мой тоже. Даже с Соней я не настолько близка, как с Петькой. Мы с ним, можно сказать, как брат и сестра. Может, потому что выросли вместе. И если завтра будет разбирательство, и он меня не поддержит, я не обижусь.
А на следующее утро ко мне опять подходит Горр. Я стою возле расписания — вижу, что уроки физкультуры уже отменены, и вдруг ощущаю прямо за спиной чужое присутствие. И сразу же слышу над ухом его голос.
— Ну что? Подумала? — тон его уверенно-насмешливый. Сбить бы с него спесь!
— Было бы над чем думать, — отвечаю я, стараясь казаться невозмутимой. Это трудно, когда сердце так и скачет. Нет, Герман Горр меня не волнует. Просто какого черта он подкрадывается сзади?
— Вопрос не в том. Вопрос в другом: было бы чем думать. Ты же не совсем дура и должна понимать, чем для тебя твой демарш отольется.
Я разворачиваюсь к нему, встаю лицом к лицу, хоть он меня и выше. И твердо чеканю каждое слово:
— Врать. Я. Не стану. Горр, ты ведь тоже вроде не дурак и должен понимать слова?
Жду, что он рассердится. Но он лишь улыбается. То есть ухмыляется. Не зло, но и не добро, а вроде как: ну-ну, давай позабавимся. Затем говорит:
— Любишь, значит, поиграть с огнем. Что ж, я тебя предупреждал.


8. Лена

В классе сегодня небывалое оживление, как будто что-то грядет и все этого беспокойно ждут. Собственно, так оно и есть. Не я одна заметила, что уроки Дениса Викторовича на сегодня отменили. Значит, его уже сняли. Пока на время. А там — кто знает, чем закончится разбирательство.
Нас еще никто никуда не вызывал и ни о чем не спрашивал. Но наши уже на взводе, не считая, разумеется, Горра, который, хоть и подбил всех врать во имя спасения Дэна, сам демонстрирует своим скучающим видом, что ему абсолютно плевать на происходящее.
Сорокина рассказывает, что уже слухи ходят, будто Дэн избил Жуковского, чуть ли не изувечил. И наши тут же вскидываются в возмущении, мол, какое наглое вранье.
После второго урока градус напряжения подскакивает. По классу разносится новость, что Дениса Викторовича видели сегодня в школе и он на себя не похож. Позже он и сам поднимается к нам в кабинет географии, минут за пять до урока. И действительно — мы его в первый миг не узнаем. На нем вместо привычного спортивного костюма пиджак, явно ему маловатый, и галстук в косую полоску. Но главное — в нем нет ни капли его обычной развязности. Как никогда он задумчив, строг и печален. Видимо, взялись за него серьезно.
Нина Федоровна, географичка, пожилая и чопорная, на его приветствие лишь кивает, поджав губы. И смотрит на Дэна с недовольством и осуждением, как на провинившегося двоечника. А потом и вовсе выходит из кабинета с таким видом, словно ей противно рядом находиться.
Зато наши после секундной заминки облепляют его плотным кольцом.
— Денис Викторович! Ваши уроки отменили! Это надолго? А завтра? Будет у нас завтра физра? Эта на вас все-таки стуканула? Вот же овца! Правда, что она наша новая англичанка? Ну-ну… И что теперь? Что говорят? Собрание будет сегодня? Денис Викторович, вы скажите, что всё это вранье. Мы подтвердим! И Жучка скажет, что ничего не было. Во сколько будет собрание? В четыре? Мы придем!
— Спасибо, спасибо, — растроганно отвечает Дэн. — Вы у меня лучшие.
— Мы — за вас!
— Спасибо. Ничего, как-нибудь прорвемся.
Я оглядываюсь на Горра. Он сидит на первом ряду, за третьей партой, у окна. И меня слегка коробит оттого, с каким выражением лица он наблюдает за этой сценой. На губах его блуждает полуулыбка, а во взгляде отчетливо сквозит: «Какие же людишки жалкие, глупые, но забавные…».
Мне вот интересно, существует ли на свете хоть один человек, которого Герман Горр уважает. Ну или хотя бы относится, как к себе равному. Не могу такого представить.
Словно почувствовав, что я на него смотрю, он вдруг переводит взгляд на меня и чуть подщуривает глаза. И я вижу в них что-то похожее на азарт. И ясно понимаю то, что и так, в общем-то, знала: ему нет дела ни до кого. Ни до Дениса Викторовича, ни до Жуковского и наших одноклассников, ни до меня — ему просто интересно, чем все закончится. Ему скучно, когда всё ровно и спокойно, когда ничего не происходит. Вот он развлечения ради подергал за ниточки, запустил реакцию, а теперь удовлетворенно наблюдает, как каждый исполняет задуманную им роль. И наверняка чувствует себя чуть ли не богом.
Мне ужасно не по себе. И это даже не банальная неловкость оттого, что он заметил, как я на него смотрела. Хотя и это тоже. Но главное — меня смущает его взгляд. Он не просто пристальный — он, будто рентгеновский луч, проникает глубоко внутрь, в самую сердцевину, во все потаённые уголки. И ощущение такое, что он видит тебя насквозь.
Одновременно со звонком возвращается Нина Федоровна и велит всем «прекратить балаган и занять свои места». Денису Викторовичу она церемонно говорит:
— Прошу прощения, но у нас урок.
Он примирительно вскидывает руки ладонями к ней и, пятясь к двери, приговаривает:
— Понял, понял, ухожу.
На пороге снова останавливается, поворачивается к нашим и, сжав кулак, показывает «но пасаран». По классу тут же прокатывается гул.
— Одиннадцатый «А»! Тишина! — прикрикивает Нина Федоровна и с раздражением смотрит на Дэна. Наконец тот уходит, но наши успокоиться никак не могут. Игнорируя ее замечания, они открыто переписываются в мессенджерах, перешептываются, а еще косятся на меня. Кто — с подозрением, кто — с угрозой. Может быть, с подачи Горра, может, сами по себе — не знаю. Даже беззлобный увалень Славка Решетников, который сидит на первой парте передо мной, то и дело оборачивается.
И если честно, это неприятно. Это здорово нервирует, как бы я ни старалась держать марку. Ощущение такое, будто ты вдруг оказался голый посреди многолюдной площади, и все на тебя пялятся. Будь рядом Соня — мы сидим вместе — наверное, было бы легче. Но сейчас я — одна.
Скорее бы уж она выздоровела, вздыхаю я.
На перемене ко мне подходит Петька. Он делает вид, что всё нормально. Что ничего не происходит. Но я чувствую, что вокруг меня сгущается что-то нездоровое, опасное. Не могу этого объяснить, но это тревожное ощущение почти осязаемо. И я уверена, что Петька тоже это улавливает, и поэтому торчит возле меня, как верный страж.
— Может, я с тобой посижу, пока Шумилова болеет? — спрашивает Чернышов.
— Я только за, — соглашаюсь я с радостью. При нем и правда на душе спокойнее, хотя, строго говоря, мне пока никто ничего плохого не сделал. А косые взгляды — их можно просто игнорировать. Однако Петьке я благодарна.
После четвертого урока мы идем обедать. Стол нашего класса, как всегда, полупустой.
Помню, раньше в столовую ходили все и с удовольствием. А мальчишки класса до восьмого — еще и неслись туда наперегонки. Но когда у нас появился Герман Горр, многие из наших перестали ходить на обед. Потому что он не ходит. А не ходит он, потому что брезгует есть в таких местах. Прямо он этого никогда не говорил, но это и так видно.
Еще в самом начале, как только он пришел, его кто-то позвал на обед в столовку. Горр отказался, и на миг лицо у него сделалось такое, будто его затошнило от одного только слова.
А затем как-то один за другим полкласса перестали посещать столовую. Точнее, большинство девчонок и Антон Ямпольский.
Но Горр хотя бы молча нос воротит, а та же Ларина порой фыркала вслух:
— Ой, как можно питаться этими помоями? Этими их котлетами из говна и хлеба? От одного запаха же блевать тянет.
Когда возвращались из столовой, она могла ляпнуть что-нибудь в духе:
— Фу-у-у, от кого так тащит столовской бурдой? Дышать невозможно! Весь класс провоняли.
Мы с Соней и Петькой пропускали ее слова мимо ушей. А между собой даже посмеивались над ней.
Потом как-то раз Патрушева, для которой поесть — святое дело, приняла её фырканье на свой счет и наехала:
— Я сейчас из тебя бурду сделаю. Нашлась тут цаца! Воняет ей!
После этого Ларина кривилась, но особо не выступала.


9. Лена

Сегодня наших в столовой еще меньше, чем обычно. Петька даже шутит:
— Все так из-за Дэна расстроились, что аппетит пропал?
А когда мы с ним идем обратно, его на лестнице останавливают Шатохин и Сенкевич.
— Отойдем на пару сек? Разговор есть.
— На тему? — хмурится Петька.
— Да, расслабься, Черный, — хлопает его по плечу Шатохин. — Че так напрягся? Мы пацанов собираем. Хотим в баскет зарубиться с шестьдесят третьей. Только это… со ставками. Ты как?
Я медленно иду дальше.
— Лен, — окликает он меня беспокойно.
— Да все нормально, Петь, — улыбаюсь ему я. — Я в класс.
— Да пусть идет, — отмахивается Шатохин. — Чё она, без тебя не дойдет, что ли?
Я поднимаюсь на второй этаж, а когда сворачиваю в коридор, сталкиваюсь с Михайловской. За ее спиной мельтешат Козлова, Агеева, Патрушева и Тимофеева.
— О, Третьякова, вот ты где. А мы как раз тебя и ищем. Пойдем-ка… — Михайловская подхватывает меня под локоть и настойчиво тянет в сторону уборной.
Кругом крики, гвалт, суета. Мальчишки помладше с воплями проносятся мимо нас. Я пытаюсь вырвать руку, но Михайловская вцепилась как клещами. И на мои потуги только хихикает:
— Ну-ну, не дергайся. Мы просто поговорим. Пока тебе нечего бояться.
Всей процессией мы доходим до туалета. Я оглядываюсь назад в надежде увидеть Петьку, но он, видимо, еще внизу.
Михайловская распахивает дверь. В уборной у зеркала крутятся девчонки из девятого класса.
— А ну дернули отсюда! — нагло прикрикивает на них Михайловская. — Что смотрим? На пинках вас вышвырнуть?
Девчонки, не глядя на нас, выбегают. И как только мы заходим в туалет, а Козлова закрывает за нами дверь, Михайловская резко и грубо разворачивает меня и толкает к стене. Я ударяюсь спиной и затылком о холодный кафель. Несильно. И почти не больно. Просто неожиданно.
Михайловская придвигается ко мне, остальные стоят по обеим сторонам. Только Козлова держит дверь изнутри, вероятно, чтобы никто посторонний не помешал беседе.
— Руки убери, — стараюсь говорить спокойно.
— Ой, какие мы нежные, — ухмыляется Михайловская, но локоть мой отпускает. — Слушай сюда. Сегодня нас всех будут спрашивать про вчерашнее. И попробуй только настучать на Дэна. Я лично тебя ушатаю в хлам, а потом остальные добавят. И твой Черный тебя не спасет.
Черным в классе называют Петьку Чернышова. И у меня мелькает догадка, что его неспроста остановили Шатохин и Сенкевич.
— Опустим тебя всем классом, если только хоть что-нибудь вякнешь. И до самого выпуска будем чморить. Поняла? Так что сиди и помалкивай.
Она не так изящна в своих угрозах, как Горр, но, по сути, говорит то же самое. Он ее, что ли, подослал для пущей убедительности?
Я молчу, но смотрю на нее прямо, взгляд не отвожу. А в ушах уже гудит и в глазах темнеет. Стараюсь вдыхать глубже, но воздуха все равно не хватает.
— Может, немного тряхнем ее для профилактики? — предлагает Патрушева.
— Остынь, — хмыкает Михайловская. — Наша Леночка и так уже обделалась от страха. Вон как дышит, бедняжка. Аж побледнела вся, глядите-ка.
Кто-то пытается войти в уборную, но Козлова тянет ручку на себя и не пускает.
— Закрыто! — кричит через дверь. — Идите на другой этаж!
— Пойдемте уже, — говорит Агеева. — Скоро звонок.
— Короче, Третьякова, ты всё поняла? — бросает Патрушева.
Они наконец уходят, а я медленно сползаю по стене на корточки. Голова идет кругом, но главное — воздух. Я хватаю его жадно ртом и, хотя в туалете открыты окна и довольно свежо, все никак не могу надышаться. И таблетки мои, как назло, в сумке. Слышу, что звенит звонок, но как будто издалека.
Сколько еще так сижу, обхватив колени руками, и пытаясь прийти в себя, не знаю. Может, пять минут, может, дольше. Но, в конце концов, потихоньку становится легче.
Потом поднимаюсь, смачиваю виски и лоб холодной водой. Вглядываюсь в собственное отражение в зеркале над умывальником. Да уж, краше в гроб кладут. Лицо белое, губы серые, ужас…
Выхожу в коридор и почти сразу встречаю Петьку. Он с ошалелым видом подлетает ко мне.
— Лена! Ты где потерялась? Я тебя везде бегаю тут, ищу.
Он и правда дышит тяжело и выглядит испуганным.
— Ты где была? С тобой все нормально? Ты какая-то… бледная какая-то…
— Нормально, — вяло отвечаю я. — Ты отпросился с физики?
— Ну да! Я пришел в кабинет — тебя нет. Девок — тоже. Но потом они пришли, а ты… Где ты была? Тебя никто не обидел?
— Пока нет. Просто предупредили, — невесело усмехаюсь я.
— Блин, так я и думал! Ну, они ничего такого тебе не сделали?
— Нет, правда, нормально всё.
Он шумно выдыхает, но пока мы идем в кабинет физики, то и дело беспокойно поглядывает на меня.
Всю следующую перемену Петька ни на шаг от меня не отходит. Хотя Михайловская, да и вообще все, на меня больше внимания не обращают. Впрочем, не все. Один раз я случайно поворачиваюсь к окну и сразу натыкаюсь на изучающий взгляд Горра. И потом весь следующий урок чувствую его на себе, хотя, может, мне это просто кажется.
А буквально за минуту до звонка в класс заходит Лидия Романовна, директриса, и следом за ней — та самая рыжеволосая женщина.
Все сразу напрягаются и начинают переглядываться.
— Одиннадцатый «А», задержитесь, — веско произносит директриса и многозначительно замолкает. В классе воцаряется тишина. Все смотрят на нее и на рыжую.
— Стало известно, — наконец говорит Лидия Романовна, — что вчера в вашем классе на уроке физкультуры произошел… конфликт.
Она поворачивается к рыжей, указывает на нее рукой. Та выдавливает приветственную улыбку.
— Олеся Владимировна… к слову, она — ваш новый учитель английского… Неприятно, конечно, что вы знакомитесь при таких обстоятельствах, но что поделать… В общем, Олеся Владимировна стала свидетелем того, как недопустимо обращался с вашим одноклассником Денис Викторович. Она утверждает, что он всячески оскорблял его и даже применял физическое насилие. Это, безусловно, ЧП. В нашей школе никогда подобного не случалось и не должно повториться вновь. Мы, конечно, будем разбираться, выяснять. Обязательно расспросим всех. Большинство из вас, я так понимаю, при этом присутствовали. И должны сказать честно, как и из-за чего произошёл конфликт. Что этому предшествовало? Бывали ли похожие случаи с Денисом Викторовичем прежде?
Едва Лидия Романовна заканчивает речь, как наши сразу наперебой начинают галдеть, не обращая внимания на новую англичанку.
— Не было такого! Неправда! Ничего подобного! Вранье всё это!
— Одиннадцатый «А»! — повысив голос, Лидия Романовна пресекает крики с мест. — Базар мне здесь не устраивайте!
Пытливым взглядом она обводит притихший класс. Останавливается на Агеевой, своей любимице.
— Аня, как всё было?
Агеева, точно заученный урок, выдает без запинки, что парни просто играли в баскетбол, что Денис Викторович не оскорбил никого ни единым словом, а уж тем более никакого насилия в помине не было.
— Спасибо, — озадаченно произносит Лидия Романовна. — Садись, Аня.
Следом спрашивает еще нескольких человек, парней, девчонок, но все, как один, подтверждают слова Агеевой. Даже сам Илья Жуковский, заикаясь, бормочет, что никто его не обижал.
Рыжая англичанка лишь молча качает головой, будто отказывается верить, и взирает на нас со смесью недоумения и неприязни. Поворачивается к Лидии Романовне и тихо говорит:
— Я не знаю, что здесь происходит, я не понимаю этого, но они зачем-то покрывают его.
Директриса смотрит с сомнением теперь уже на новую англичанку. Потом спрашивает Горра:
— А ты, Герман, что скажешь?
— Ничего, — лениво отвечает он.
Наши расслабляются, практически чувствуют себя победителями и, почти не сдерживаясь, ликуют. Как вдруг директриса обращается ко мне:
— Лена Третьякова, ты присутствовала вчера на уроке физкультуры?
— Да, — говорю я, подмечая, как все сразу подобрались, как уставились на меня.
— Ты тоже станешь утверждать, что ничего не было, что Олеся Владимировна всё не так поняла?
Они, мои одноклассники, Горр, даже Петька ждут от меня правильного ответа, но я говорю:
— Не стану.
А затем честно рассказываю, как всё было.
В классе повисает гробовая тишина. А у меня в ушах опять начинает стучать пульс. Только не это! Второй приступ за день — будет слишком. Подперев лоб рукой, я заодно прячу лицо. Закрываю глаза, вдыхаю глубоко и медленно и стараюсь абстрагироваться от происходящего. Просто не думать ни о чем и всё. И у меня почти получается, но тут неожиданно слышу:
— Петя Чернышов, а ты что скажешь?

10. Лена

Петька зачем-то поднимается из-за парты, хотя все остальные до него отвечали с места. Да и директриса жестом показывает ему, мол, сиди, но он вытягивается во весь свой немалый рост, громко двигая стулом, как будто нарочно оттягивая время. И при этом молчит.
И его молчание на фоне гнетущей тишины кажется кричащим. Я как будто действительно слышу, как мечутся в панике его мысли: что делать? Как быть?
Бедный Петька. Мне его правда жаль. У него такое лицо! Оно у Петьки вообще как открытая книга — все эмоции на виду. И сейчас я вижу, как его ломает. Как тяжело ему сделать выбор. Он просто в тупике. И я обреченно жду, что он поддержит остальных. В конце концов, он ведь с самого начала заодно со всеми.
Он стоит бледный, как неживой, и напряжённый до предела. Челюсть стиснута так, что проступили желваки. Словно приготовился к пыткам.
Но главное — взгляд. Он у него прямо какой-то затравленный и выдает Петьку с головой.
— Чернышов? — повторяет Лидия Романовна. — Ну? Что молчишь?
Петькины пальцы беспокойно гуляют по столешнице, натыкаются на ручку и начинают ее крутить, вертеть, гнуть, пока не переламывают пополам.
— Долго ты молчать собираешься? — начинает раздражаться директриса. — Я задала тебе простой вопрос. Ты что, язык проглотил?
Петька не произносит ни звука. И все в классе, застыв, следят за ним. Горр тоже. Только если все смотрят на Петьку с выражением: давай же, Черный, скажи, как договаривались, ну! То для Горра всё это какой-то спектакль. Забавное шоу.
Он ловит мой взгляд, но на этот раз я сразу же отворачиваюсь. Нехорошо так говорить, но, кажется, я его ненавижу. Всегда к нему относилась неважно, а сейчас внутри аж печет.
Почему директриса на него не наседала? Он ведь не сказал ни да, ни нет. Да потому что директриса знает, что на него вот так, как на Петьку, не надавишь. Горр никогда не станет говорить или делать то, чего не хочет сам. Она это почувствовала и отступила, чтобы не ронять свой директорский авторитет. Зато в Петьку вцепилась как клещами. Лучше бы оставила его в покое. Но она продолжает:
— Чернышов, ты вчера был на уроке физкультуры?
Помешкав, он кивает.
— Отлично, — она скрещивает руки на груди. — Тогда скажи мне, как всё было? Денис Викторович вел себя как-то неподобающе?
Молчание. Поднимаю глаза на Петьку. Он будто в каменного истукана превратился.
— Он оскорблял твоего одноклассника? Применял насилие?
Петька только крепче стискивает челюсти.
— Что ж, — зло прищуривается на него Лидия Романовна. — Значит, Олесе Владимировне показалось?
— Да, конечно, показалось, — отвечает кто-то за него из класса.
— Я спрашиваю Чернышова, — отрезает директриса, не сводя с Петьки въедливого взгляда. — И, значит, Лена Третьякова врет?
Петька вздрагивает. Лицо его страдальчески искажается. Сморгнув, он бросает растерянный, даже какой-то испуганный взгляд на меня.
— Чернышов, так да или нет? Третьякова врет? — почуяв внезапную слабину, продолжает давить на него директриса. Даже не давить, а бить ниже пояса. — Молчишь, значит, соглашаешься. Так?
— Нет, — вдруг выпаливает Петька.
— Что нет? Лена врет?
— Нет! Не врет! — почти выкрикивает он зло и падает на место. Не садится, а буквально валится на стул, как подкошенный. Дышит тяжело, часто, шумно. Сжимает и разжимает кулаки. Но к лицу возвращаются краски.
Бедный глупый Петька. Считает теперь, наверное, себя предателем…
Но для меня он в эту минуту почти герой. Я трогаю его за локоть, хочу как-то поддержать его, поблагодарить, но он раздраженно дергает рукой. Злится. Ну и ладно. Пусть успокоится.
Зато остальные нас сейчас ненавидят, я прямо физически это ощущаю. Если бы люди умели убивать взглядом, то от меня бы осталась только горстка пепла.
Слышу за спиной шипение:
— Крыса и каблук…
Директриса продолжает распинаться, что этот инцидент — ЧП. Что Денису Викторовичу, раз такое дело, просто не место в школе. А потом переключается на нас.
— А вы, наверное, считаете себя молодцами, да? — говорит она с полупрезрительными нотками. — Героями… борцами с системой или чем там ещё… Но на самом деле вы просто трусы. Потому что только трус станет покрывать чужой подлый поступок… Или же глупцы, незрелые настолько, что не в состоянии различить, где подлость, а где…
— В чем подлость? — негодует Михайловская. — Денис Викторович — самый лучший учитель. Мы его уважаем и ценим. И не хотим, чтобы его увольняли. Подумаешь, попал мячом в…
Она осекается, но тут же возмущенно продолжает:
— Что тут такого?
— Даже так? — багровеет директриса. — Значит, для вас жестокость по отношению к вашему однокласснику — это «что тут такого»? Вы только посмотрите, какая незамутненность! Это уже не просто круговая порука, где вы нагло врете, глядя в глаза мне, директору, а какое-то извращенное восприятие реальности. Пожалуй, мне стоит очень серьезно поговорить с вашими родителями. Так что в ближайшие дни… я сообщу позже, когда точно, мы созовем родительское собрание. И только попробуйте мне выкинуть еще какой-нибудь фортель.
Лидия Романовна с решительным видом покидает кабинет. А новая англичанка остается, и мне почему-то кажется, что осталась она, чтобы на нас с Петькой тут же не накинулись все скопом. Она даже становится ближе к нашему ряду.
Только всем на нее плевать. Как и на историка. Точнее, про него просто вообще забыли — он ушел в конец кабинета, когда заявилась директриса, и там так и сидит за задней партой, проверяя тетради.
Михайловская, не стесняясь, окликает меня вслух:
— Эй, Третьякова! Помнишь, о чем мы говорили? Не забыла? Вот и хорошо. Жди.
Девчонки многозначительно переглядываются.
Гаврилов, проходя мимо нашей парты, смахивает рукой мою сумку, в которую я как раз складывала тетрадь и учебник. Сумка падает на пол, и из нее всё вываливается.
Петька тут же вскакивает, хватает его за шкирку:
— Че творишь, баран? А ну подними!
Гаврилов оборачивается:
— Да пошел ты!
Петька его тянет на себя. Он гораздо крупнее Гаврилова, выше ростом и шире в плечах. Тот упирается, пытается вырваться, но тщетно. Петька перехватывает его по-другому, поудобнее, и дергает его вниз, к полу.
— Поднял, я сказал! — ревет он. Петька в гневе страшен. Он как будто свою злость изливает на первого попавшегося — на Гаврилова.
Гаврилов приседает и начинает собирать всё, что просыпалось, обратно мне в сумку. Остальные почему-то наблюдают эту сцену молча. То есть переговариваются между собой, это точно, но тихо. И даже подходят ближе. Но открыто пока никто не вмешивается.
Собрав всё, Гаврилов бросает на нас взгляд снизу вверх и ухмыляется. Потом поднимается с корточек вместе с моей сумкой и вроде как медленно протягивает её мне, а потом вдруг резко наклоняется и смачно плюет внутрь. Тут же швыряет сумку в Петьку и сразу отскакивает. А затем выбегает из класса.
Петька рвется за ним, но его хватают парни. Набрасываются вдвоем на одного. Заламывают ему руки так, что Петька сгибается пополам. Стиснув зубы, он борется с ними. А те — с трудом, но все же его удерживают.
— Прогнулся под свою стукачку Третьякову! Слил всех, сука! — пыхтит Шатохин.
— Прекратите сейчас же! — повышает голос новая англичанка.
— Перестаньте! — кричу я одновременно с ней.
И эта возня наконец привлекает внимание историка.
— Одиннадцатый «А»! Вы совсем ополоумели! — он подбегает к парням и расталкивает их. — Вон из класса! Устроили мне тут!
Постепенно наши расходятся. В кабинете остаемся только мы с Петькой, новая англичанка и историк.
— Ох уж эти зумеры, — хмыкает он, вроде как пытаясь завязать разговор с англичанкой. Но она на его реплику никак не реагирует и подходит к нам.
— Ты — молодец, Петя, — говорит ему она.
Но Чернышов вдруг вскидывается и выпаливает с надрывом:
— Да идите вы! Чего вы добились? Зачем вы вообще влезли?!
И сразу вылетает из кабинета. Я ошарашенно смотрю ему вслед.
Вообще-то Петька не такой. Он сроду никогда не грубил учителям, тем более женщинам. А тут вдруг…
— Извините его, — говорю. Мне неловко перед ней. — Он просто сорвался.
— Я понимаю, — кивает она и вымучивает улыбку. — У меня есть с собой влажные салфетки. Антисептические. Давай помогу…
Она протягивает руку к моей сумке.
Вот черт… Я и забыла про выходку Гаврилова.
— Спасибо, я сама, ­ — бормочу я смущенно. Но она все равно уверенно и аккуратно выкладывает книги и тетради на парту, а заодно достает упаковку с салфетками.
Из кабинета истории мы выходим вместе с ней. Олеся Владимировна предлагает подвезти меня до дома. Я благодарю, но отказываюсь. Мне и так перед ней ужасно неудобно. Она только что помогала протирать мои учебники и даже не морщилась!
— Я настаиваю, — улыбается она.
Но в коридоре меня поджидает Петька. Он сидит на подоконнике, сердитый и при этом весь какой-то потерянный.
Когда мы приближаемся, он встает и подходит ко мне.
— Идём домой? — спрашивает, не глядя Олесю Владимировну. Как будто ее вообще тут нет.
— Петь, — останавливаюсь я. — Ты ничего не забыл?
Он смотрит на меня пару секунд непонимающе. Я еле заметно скашиваю глаза вбок, на Олесю Владимировну. Он тоже переводит взгляд на англичанку и сразу мрачнеет.
— Извините. Ну что, идем?
— Идем, — киваю ему я. Затем поворачиваюсь к Олесе Владимировне: — Спасибо вам большое! До свидания.
Она улыбается в ответ.
На лестнице я придерживаю Петьку за рукав.
— Постой! Куда ты так несешься?
— Да никуда я не несусь, — бурчит он.
— Она, между прочим, права.
— Угу. Я понял.
— Ничего ты не понял, Чернышов. Она права в том, что ты — молодец, — говорю ему с улыбкой.
— Угу. Конечно.
— Правда, Петь. Ты — мой герой. Серьезно. Я прямо восхищаюсь тобой сейчас.
Петька продолжает хмуриться, но уже явно через силу. Будто очень хочет казаться суровым, хотя сам уже растаял. И правда — дольше пяти секунд он не выдерживает и расплывается в улыбке.
— Да прямо, — розовеет он в смущении. — Че такого-то? Подумаешь…
Мы спускаемся в фойе. Я жду, что наши вот-вот откуда-нибудь нарисуются, но никого нет.
Петька получает в гардеробе наши куртки, мы одеваемся и выходим на улицу…

11. Лена

Обычно мы с Петькой идем из школы дворами — так короче. Но сегодня он тянет меня на почту.
— Мать просила… купить этот… ну, как его? Конверт. Вот!
Я вижу, что Петька придумывает это на ходу. Без подготовки врёт он так себе — суетится сразу, заикается. Но сейчас я догадываюсь, к чему эта ложь. Он просто опасается, что наши нас поджидают в каком-нибудь пустынном дворе. За меня он боится. Ну а если идти через ближайшее почтовое отделение, которое находится на Карла Маркса — самой оживленной улице, то мы будем все время среди людей.
Меня трогает его забота, и я делаю вид, что ему верю и даже подыгрываю:
— Да, конечно, Петь. А я заодно открытки там посмотрю.
На почте очередь — человек шесть. Петька пристраивается к последнему, но через пару минут говорит:
— Блин, чего так долго-то? Откуда народ? Я думал, почтой уже никто и не пользуется… Ждать вообще неохота. Точнее, некогда. У меня тренировка через два часа. Давай потом… завтра, а?
— Давай завтра, — соглашаюсь я.
До дома мы так же идем центральными улицами, но Петька все равно напряжен. Обычно он всю дорогу беззаботно болтает, а тут молчит и все время головой крутит, оглядывается. Вообще-то я тоже по сторонам посматриваю, но наших нигде не видно.
Только уже у дома нам приходится свернуть во дворы, но их мы быстро минуем, к счастью, так никого и не встретив. Радоваться, конечно, рано — мы с ним выиграли всего один день, а что будет завтра, послезавтра — неизвестно…
Чернышов провожает меня до двери и поднимается к себе на второй этаж. Деревянные ступени под его весом жалобно скрипят.
— Петь, а тебе обязательно ехать сегодня на твою тренировку? — спрашиваю ему в спину.
Он оглядывается.
— А что такое? — озадаченно хмурится.
— Да ничего. Просто… ну, мало ли.
Петька занимается вольной борьбой в «Байкал Арене» вместе с Шатохиным. И что еще хуже, туда же, насколько я знаю, на плавание ездит и Горр. Петька сам говорил, что встречал его несколько раз.
— Петь, ну вдруг они тебя там встретят?
— И что? — хорохорится он. — Думаешь, я их боюсь? В спарринге Шатоха меня еще ни разу не сделал. Так что пусть попробует. А Горр этот… что он вообще может? Короче, Лен, забей, нормально всё будет.
***
Я захожу домой. Бабушка сразу усаживает обедать, а у меня кусок в горло не лезет. Тягостно на душе и за Петьку тревожно. Может, он и прав. Не будешь же постоянно от всех бегать и прятаться, но все равно страшно.
Вспоминаю, как наши обращались эти два года с Ильей Жуковским, как унижали его насмешками и оскорблениями, как жестоко над ним шутили. А ведь мой «проступок» в их глазах куда весомее. Да что там, Илью травили вообще ни за что ни про что. Да они и травлей это не считали. На полном серьезе говорили, что это просто шутка, прикол. А вот нас с Петькой — ну, во всяком случае, меня — они сейчас ненавидят как заклятого врага.
Так что наверняка они ещё придумают, как отомстить. Что там сказал Горр? Кажется, «тебя толпой затопчут» или что-то такое. Ну а Михайловская пригрозила прямо: «До самого выпуска будем тебя чморить…».
Я всегда думала, как бедный Жуковский выдерживает, как всё это терпит? Теперь, похоже, придется узнать это самой. Хотя мне будет намного легче, чем ему. Он — одинок, а я не одна. Нас — трое. Это главное. И словно в ответ на мои мысли мне звонит Шумилова.
— Ну что? Чем все дело кончилось? Узнала про Дэна директриса? — заваливает меня вопросами Соня. — А наши что?
В двух словах я пересказываю ей о том, что сегодня было, но она требует подробностей.
— А Ямпольский? Директриса его спрашивала? Он что сказал?
— Как все. Выгораживал Дэна.
Соня вздыхает.
— И Чернышов тоже?
— Петька — нет, он меня поддержал, — сообщаю не без гордости.
— Ого! Вот молодец! Наш человек! — радуется Соня. — Ой, я чуть не забыла… меня с понедельника выписывают. Продержитесь там без меня еще немного?
Я смеюсь — как будто она у нас главная ударная сила. Но на самом деле я ей страшно благодарна, и после ее звонка настроение у меня заметно улучшается.
До вечера я делаю уроки, а около шести вспоминаю про Петьку. Его тренировка уже закончилась, значит, он должен быть дома. Поднимаюсь к нему, стучу. Петька открывает не сразу, да еще так, будто не хочет, чтобы я вошла.
На площадке светит лишь тусклая лампочка, и у него в коридоре тоже полумрак, так что Петькино лицо полностью закрывает тень.
— Ты один?
— Угу. Мать в магазин ушла. А Ванька еще гуляет.
Он говорит как-то странно, будто шепелявит.
— Не впустишь? — спрашиваю.
Чернышов пару секунд мнется, но потом распахивает дверь пошире.
— Заходи.
Мы проходим в комнату, и у меня невольно вырывается вскрик. У Петьки разбиты губа и бровь, на скуле багровеет назревающий синяк. В черных кудрях застряли какие-то сухие веточки.
— Кто это сделал?
— Шатохин, Сенкевич, Гаврилов, да, короче, почти все наши пацаны…
— Прямо там, в «Байкал Арене», что ли? Там же столько людей, охрана…
— Да нет, уже после тренировки. Когда я на остановку шел. А эти там торчали… поджидали.
— И что, никого не было? Никто не вмешался?
— Да зачем мне кто-то? — вскидывается Петька. — Я и сам справился. Ты бы видела, как я Гавриле и Шатохе втащил!
И Чернышов важно демонстрирует мне сбитые в кровь костяшки.
— Ужас… — охаю я. — Давай я хоть обработаю ссадины.
— Ай, да так заживет, — отмахивается Петька. Но когда я беру у них в аптечке перекись, вату и тюбик с гепариновой мазью, Чернышов послушно усаживается и подставляет свое израненное лицо.
Я стараюсь всё делать очень аккуратно, даже нежно, чтобы не причинять ему лишнюю боль.
— Потерпи еще чуть-чуть, — шепчу, нанося мазь на припухшую скулу. Затем немного отстраняюсь и вижу, что Петька сидит с таким блаженным выражением лица, словно вот-вот замурлычет от удовольствия.
— Петька, ты мазохист, — усмехаюсь я.
Он открывает глаза, а у самого взгляд совершенно поплывший.
— Видел бы ты сейчас свое лицо, — говорю ему с улыбкой.
Петька быстро приходит в себя и, по-моему, смущается.
— Просто… у тебя руки нежные.
И вдруг смотрит на меня так, что уже смущаюсь я. Отодвигаюсь сразу и, чтобы как-то развеять внезапную неловкость, спрашиваю первое, что пришло на ум:
— А Горр тоже был с ними?
— Горр? — переспрашивает, хмурясь, Петька. И почему-то отвечает с явной неохотой: — Ну да, был.
— Бил?
Петька качает головой.
— Хотя да, зачем ему марать руки, когда можно просто науськать других…
Петька неопределенно ведет плечом.
— Ай, да пошли они все, — шипит через разбитую губу.
Все мои уговоры сообщить директрисе об этой драке Чернышов категорически отметает и в конце концов даже начинает злиться.
— Петь, ну они ведь от безнаказанности еще больше обнаглеют!
Но Петька упрямый до невозможности, просто непрошибаемый. И в конце концов он все же вытянул из меня слово, что я не пойду ни на кого жаловаться и вообще никому ничего не скажу.
***
На следующее утро мы заходим с Петькой в кабинет минут за пять до начала урока. Весь класс на миг замолкает, уставившись на нас. Только Горра нет. Но наши и без него глумятся вовсю. Они словно отрепетировали этот момент заранее. Потому что, пока мы идем к нашей парте, по всему классу эхом прокатывается громкое и дружное: О-о-о-о-о!
И следом наши взрываются хохотом.
— Черный, да ты красавчик! — язвит Михайловская, как только смех чуть стих.
— Слушай, тебе так идет бомж-стайл, — подхватывают другие девчонки. — Прямо твоё.
— Ага, подрихтовали табло как надо.
— Да, мааало, — тянет Гаврилов.
Петька садится за парту, угрюмый и злой. Ни на кого не смотрит, на издевки не реагирует. А меня распирает высказать им, какие они трусы, но тут заходит Наталья Алексеевна, математичка. И в ту же секунду всех заглушает своим дребезжанием звонок. Наши разбредаются по своим местам, но косые, злорадные взгляды, ухмылки, перешептывания продолжаются.
Наталья Алексеевна повышает голос:
— Одиннадцатый «А»! Тишина! Звонок для кого был? Сейчас я раздам вам тесты… — она прерывается на полуслове. — Ах ты черт, забыла тесты в учительской…
Она окидывает взглядом класс. Петька наклоняет голову низко-низко, чтобы она не заметила его синяков. Наталья Алексеевна обращается ко мне:
— Лена, будь добра, спустись в учительскую. Там на столе, должно быть, осталась синяя пластиковая папка с тестами. Принеси ее, пожалуйста.
Я выхожу из класса, сворачиваю на лестницу и буквально сталкиваюсь носом к носу с Горром. Он мог бы пройти мимо с равнодушной миной, как всегда и делал. Просто обогнуть меня и идти на математику. Но он останавливается и смотрит на меня, слегка подщурив нижние веки, отчего взгляд его становится еще более насмешливым и как будто говорит: ну что ты теперь скажешь?
Я помню, что пообещала Петьке молчать про вчерашнюю драку, помню. Но во мне вдруг вспыхивает такое негодование, что промолчать просто невозможно…

12. Лена

Горр стоит на пару ступенек ниже.
— Ну что, доволен? — спрашиваю, глядя на него почти с ненавистью. Первый раз в жизни я заговариваю с ним сама.
— Чем? — слегка приподнимает он брови, черные, безупречной формы.
Он действительно красив. И это ужасно. Ужасно, когда подонки красивы. К таким ведь еще больше тянутся люди, а потом страдают.
Лучше бы подлые дела каждый раз отражались во внешности, как на портрете Дориана Грея. Сделал гадость — получи уродливый рубец или морщину. Но увы. У Горра ни единого изъяна. Даже кожа идеально ровная, гладкая, с легким бронзовым загаром. Хоть сразу на обложку гламурного журнала, даже фотошопа не нужно.
Повезло ему. Не то что мой бедный Петька, третий год страдающий от подростковых прыщей. По этой причине Чернышов отрастил себе пышную шевелюру, чтобы челка закрывала лоб, он у него самый проблемный. Притом что кудри свои он с детства терпеть не мог и стригся раньше под арестанта.
Эта беда у половины класса, но Петька все равно комплексует. Как прежде, лет до четырнадцати, ужасно комплексовал из-за слишком высокого роста, даже сутулился одно время, чтобы казаться ниже. А ещё раньше — из-за того, что мы живем в старом деревянном доме, как «нищие», а не в панельке хотя бы.
А как бедняга мучился комплексами из-за одежды, которую мать перешивала ему из чужой и ношенной... Не то что бы Петька был какой-то модник, просто Антон Ямпольский назвал его «секонд хэндом». Петька тогда его отлупил, а потом наотрез отказался надевать куртку, из-за которой его высмеял Ямпольский. А был уже, как помню, ноябрь, зима почти. Мы с тетей Людой в два голоса его убеждали, что Ямпольский просто дурак, а дураков не слушают. Что если он будет ходить по улице в такой холод в тонкой ветровке, то заболеет и сам станет дураком. Что одежда — вообще не главное. Бесполезно. Еще и мне, как назло, бабушка в тот год купила новый, очень красивый пуховичок.
В общем, пришлось мне снова влезть в свою старую штопанную-перештопанную и уже немного малую куртку, чтобы этот упрямец Петька надел свою. Хорошо хоть бабушка меня поняла.
Сейчас Чернышов, конечно, смеется над собой. Но вообще Петька все равно полон сомнений и комплексов.
Не то что Горр. Вот уж кто в себе нисколько не сомневается.
— Чем я должен быть доволен, по-твоему? — усмехается он. — Тем, что одна дура не послушала разумного совета и полезла на баррикады, а второй дурак решил ее поддержать, и оба испортили себе и другим жизнь?
Оскорбление я игнорирую.
— Вы вчера вечером избили Петьку! Напали толпой на одного. Как жалкие трусы. Один на один, по-честному, выяснить отношения кишка тонка? Высказать свои претензии по-человечески…
— Ты о чем, Третьякова? Нет у меня никаких претензий. Претензии, чтобы ты понимала, могут быть только к тому, кто хоть что-то значит. А твой Чернышов для меня просто ноль. Пустое место. Какие могут быть претензии к пустому месту?
— Ну да. И поэтому подкараулили его вчера вечером…
— Я? Подкараулил? — Горр издает смешок, и во взгляде его явно читается: «Ты всерьез думаешь, что я стану заниматься такой возней?». — Ну у тебя и фантазии.
— Ты мне угрожал. Может, это тоже фантазии?
Горр поднимается на ступень выше и оказывается совсем близко. Слишком близко. Так, что мне становится некомфортно, а к щекам приливает горячий румянец. И я еле сдерживаюсь, чтобы не отступить на шаг.
— Я тебе не угрожал, — произносит он с улыбкой. — Я всего лишь предупредил тебя о том, что будет. Ты все равно поступила по-своему. Твое право. Теперь пожинай плоды.
Он огибает меня и поднимается выше.
— Если вы еще хоть раз тронете Петьку, то пожинать плоды придется вам, — говорю ему в спину. — Я всё расскажу Лидии Романовне.
— Вперед, — не оглядываясь, бросает он.
***
День проходит относительно спокойно, если не считать отдельных словесных выпадов в наш с Петькой адрес. Петька из-за них дергается, нервно реагирует на любой смешок, а я его, как могу, успокаиваю.
— Да наплюй, — твержу ему прописные истины. — Разве нам есть дело до того, что думает какой-то Гаврилов? Разве нам это так важно?
Петька кивает, вроде как соглашается, но всё это ему дается тяжело, я вижу. Все-таки он у меня страшно зависит от чужого мнения.
Меня же тревожит другое. Мне всё кажется, что это затишье перед бурей. Что все наши просто затаились и выжидают удобного момента. В конце концов не будут же они прямо в школе чинить над нами расправу. И, честно говоря, это ожидание мучительнее всего…
Седьмым и последним уроком по расписанию у нас иностранный. Половина класса ходит на китайский, половина — на английский. Но о том, как лучше «встретить» новую англичанку, заранее обсуждает весь класс.
— Может, вообще не пойдем? — предлагает Михайловская. — Проигнорим эту рыжую сучку…
Ее идею подавляющее большинство встречает бурным одобрением. И тут вдруг Патрушева говорит:
— У нас в классе есть крыса, вы забыли?
Наши оборачиваются на меня.
— Даже две, — добавляет кто-то тихо.
— Их можно запереть…
— Да погодите вы! — подает голос Ларина. — Какой смысл не ходить на инглиш? Кому хуже-то будет? Мне лично надо сдавать ЕГЭ по английскому.
— А ты, как всегда, только о себе и думаешь, — презрительно фыркает Михайловская.
— А что мне о тебе, что ли, думать? — усмехается Ларина.
— Девочки, не ссорьтесь, — вмешивается Агеева. — Но вообще я согласна. Ну, прогуляем, допустим, инглиш. Рыжой-то что с того? А нам влетит. Директриса только еще больше будет разоряться на собрании. А мне мать уже пригрозила чуть ли не домашним арестом.
— Да вы чего все такие трудные? — психует Михайловская. — Эта рыжая коза такую подляну нам устроила! Дэнчика из-за нее уволили, а вы…
Она оглядывается на Горра.
— Герман, а ты пойдешь на английский?
Он что-то внимательно изучает в телефоне и, не поднимая глаз, отвечает:
— Угу, обязательно.
Михайловская сразу скисает.
— Ну ладно, — разочарованно тянет она, — раз все так решили…
В конце шестого урока в кабинет физики заявляется Лидия Романовна.
— Одиннадцатый «А», английская группа, обращаюсь к вам. Следующим у вас урок у Олеси Владимировны. Предупреждаю заранее: чтобы сидели тише воды, ниже травы. Если только узнаю, что кто-то из вас пытался сорвать урок — у вас будут самые серьезные последствия. Так что давайте мне там без ваших фокусов.
Она уже собирается выйти, как взгляд ее выхватывает Петьку. Чернышов склоняет голову еще ниже, но она уже что-то углядела.
— Чернышов! Петя… — она меняется в лице. — Кто это сделал?
Не дожидаясь от него ответа, она обводит гневным взором весь класс.
— Вот, значит, как. Сначала вы врете и выгораживаете горе-педагога, а теперь сами мордобой устраиваете? Что ж, родительским собранием мы, очевидно, не ограничимся…
— Да никакого мордобоя не было! — неожиданно вскидывается Петька. — Это я вчера на тренировке… на спарринге…
Она смотрит на него с сомнением.
— Чернышов, кого ты выгораживаешь? Тех, кто тебя избил!
— Да никого я не выгораживаю! И никто меня не избивал! Говорю же, на тренировке неудачно под удар подставился.
Я не понимаю Петьку! Зачем он это делает? Ради чего? И сама не могу ничего сказать — обещала же ему…
Несколько секунд директриса молчит, сверля его взглядом. Потом произносит:
— Сейчас урок закончится — и зайди ко мне.
После физики Чернышов провожает меня на английский.
— Если что… если кто лезть будет, ну и вообще — ты мне сразу пиши или звони, — внушает мне перед дверью кабинета.
— Петь, зачем ты их прикрываешь? Они же сволочи, трусливые, подлые, жестокие… Пусть бы Лидия Романовна с ними разобралась. Ну, правда, зачем?
— Зачем, зачем… — бурчит он недовольно. — Чего позориться-то? Ладно, пошел я.
***
Со звонком мы рассаживаемся по местам. Вся наша английская группа присутствует в полном составе, а я в очередной раз удивляюсь про себя, как же наши безропотно слушаются Горра. Он пошел на урок — и все пошли.
Олеся Владимировна сначала коротко рассказывает о себе. Правда я половину не понимаю — к английскому у меня совсем нет способностей. Я, конечно, стараюсь, зубрю, беру измором, но дается он мне очень тяжело. А уж английскую речь на слух я вообще едва воспринимаю. Тем не менее ее последнюю фразу я понимаю:
— Do you have any questions for me?* — спрашивает она и переводит взгляд с одного на другого. (*У вас есть ко мне какие-нибудь вопросы?)
Тишина. Она еще задает несколько вопросов, но все молчат. Не потому, что не знают. Они молчат назло. Смотрят на нее со злым ехидным прищуром и намеренно не произносят ни звука. Так договорились. И даже оправдание себе сразу придумали на всякий случай: директриса же велела быть тише воды, ниже травы. А я бы рада что-нибудь сказать, но знаний не хватает.
Тогда Олеся Владимировна раздает нам листочки с тестами. Говорит, что хочет проверить, какой у нас уровень.
— Как сделаете тест — сдаете мне и идете домой.
Не прошло и получаса, как все наши сдали свои тесты и все так же молчком покинули кабинет. Остались только я и Горр.
Я-то понятно, почему застряла. А вот Горр…? У него ведь английский — как родной. Для него такой тест — пустяк. Но он сидит за последней партой и всё ещё что-то там пишет.
Олеся Владимировна терпеливо ждет, пока я ломаю голову над формами неправильных глаголов. Потом ей кто-то звонит, и она выходит с телефоном в коридор.
Я слышу за спиной шум, а в следующую секунду Горр садится рядом со мной. За мою парту.
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От неожиданности я в первый миг не нахожу, что сказать. И к своему неудовольствию ужасно нервничаю. Утром на лестнице смелости мне придавала злость, а теперь чувствую, как сердце пугливо скачет. Что ему надо от меня? Хотя догадываюсь… Как же невовремя вышла Олеся Владимировна!
Горр еще и сидит, доставляя максимальный дискомфорт: развернувшись ко мне всем корпусом. Подперев щеку рукой, разглядывает меня скользящим, даже каким-то обволакивающим взглядом. Я чуть отодвинулась, но его колени все равно касаются моей ноги, отчего мне неловко вдвойне. Нет, втройне. Настолько, что, чувствую, щеки уже полыхают.
— Не бойся, — говорит он, замечая мою нервозность.
— Никто и не боится. Чего тебе? — отвечаю ему сердито.
И я действительно его не боюсь. Ну что он мне сделает в классе, куда в любую секунду вернется англичанка? Нет, это не страх, это… даже не знаю, что. Просто в его присутствии мне не по себе. Особенно наедине. И особенно, когда он рядом.
— Какая ты сегодня суровая, — усмехается он.
Я не поворачиваюсь к нему — у меня и так внутренний мандраж от напряжения. Сижу прямо, с силой сжимаю ручку и таращусь в листок с тестом, хотя едва ли понимаю сейчас, что там напечатано.
— Что тебе от меня нужно? — повторяю свой вопрос. — Опять будешь предупреждать? Чтобы я не сказала что-нибудь не то? Чтобы не выдала вас директрисе?
Он лишь смотрит на меня снисходительно, как на несмышлёную дурочку. А потом вдруг подается вперед, наклоняется ко мне, налегая на мое плечо. И я шеей ощущаю его теплое дыхание, отчего щекотно и хочется вжать голову в плечи.
— Во втором задании у тебя ошибка. Тут должен быть past perfect, а не past indefinite. И в третьем то же самое. А здесь past continuous. И артикль вот тут пропустила.
Он скользит указательным пальцем по тесту. А я почему-то непроизвольно сжимаю ручку еще крепче и задерживаю дыхание. И прямо сейчас хочу одного: чтобы он скорее отодвинулся, пока я не задохнулась.
Наконец он отстраняется, и становится чуть легче. Я хотя бы могу свободно вдохнуть.
— Совсем плохо у тебя с английским? — спрашивает насмешливо. — Тест-то элементарный.
Мне почему-то становится стыдно.
— Не все полжизни прожили в англоговорящей стране, — нелепо оправдываюсь я и сама же понимаю, как глупо это звучит, поэтому перевожу разговор на другую тему: — Слушай, Горр, я не знаю, что ты от меня хочешь, но, если ты так переживаешь, что Петька вас сдаст, можешь пока успокоиться. И своим подпевалам передать. Никого он не выдаст. К сожалению. И я на этот раз не стану, но только потому, что дала ему слово. Но если вы еще раз его хотя бы тронете, то я всё расскажу.
— Кажется, я это уже слышал сегодня, — проклятая усмешка не сходит с его губ ни на секунду. Он будто абсолютно не воспринимает мои слова всерьез.
— Я не шучу. И вообще, как еще наглости хватает подходить ко мне.
— А почему нет? — выгибает он бровь. — Почему мне нельзя к тебе подходить, Лена Третьякова?
Ему весело! Он забавляется!
— Вы избили Петьку толпой! Одного! Трусы… Какие же вы трусы! — я снова распаляюсь. Зато больше не стесняюсь смотреть ему в глаза.
— Ну, Петька-то герой, конечно, — глумливо ухмыляется он.
— Представь себе! — негодую я. — И вы все… каждый из вас… даже пальца его не стоите. Трясетесь за себя, боитесь, как бы не прилетело. Противно! И за что вы на него накинулись? За то, что не стал повторять за вами ваше вранье! За то, что поступил по совести. По справедливости.
— Ты и правда такая наивная? Нет, я еще могу как-то поверить, что ты сама выступила по велению души и сердца, — насмешничает он. — Но ты у нас — уникум, белая ворона. Таких надо в Красную книгу, как исчезающий вид. А вот Чернышов… Он такой, как все. Тупой, завистливый, трусливый. И плевать он хотел на твою справедливость.
— Не смей так про него! Если бы было так, он бы подтвердил ваше вранье.
— Я думаю, что герой Петя подзапал на тебя и на что-то там надеется. Вот и сказал то, что хотела ты. Но совсем не то, что хотел он сам. Твой Петя изо всех сил пытается усидеть на двух стульях. Он такой... типа, и нашим, и вашим…
— Вовсе нет! И вообще, очень низко очернять за глаза другого.
— Я говорю, что есть, — равнодушно пожимает он плечами. — Что думаю. А ты же сама ратовала за честность.
— В таком случае ты ошибаешься насчет Петьки. Ты его совсем не знаешь. Мы с ним друзья. Может, тебе и не понять, но друзья поддерживают друг друга без всякой личной выгоды.
— А ты еще наивнее, чем я думал. Но этот пафос у тебя в голове лишь до поры до времени. Пока не обожжешься.
Как же раздражает его цинизм и непоколебимая уверенность в собственной правоте! Меня он явно считает честной дурой, а остальных кем? Он же никого ни в грош не ставит. Даже вон Петьку с грязью походя смешал. И вообще на всех всегда взирает, как на ничтожных букашек. Интересно, он вообще хоть кого-нибудь уважает? Родителей хотя бы...
— Горр, что с тобой не так? Почему ты видишь в людях только плохое? Даже в хорошем, честном и смелом поступке ты выискиваешь какую-то корысть?
— Может, потому что хожу без розовых очков?
— А, может, потому что у тебя самого нет и никогда не было настоящих друзей? И ты просто не в состоянии понять, что такое дружба? Вокруг тебя, конечно, много кто вьется. Они выслуживаются перед тобой. Пляшут под твою дудку. Но они никакие не друзья, а просто подпевалы. Вот они как раз думают только о себе и крутятся рядом с тобой из выгоды. Ну и снобизма.
— Так люди в принципе эгоисты. Все думают в первую очередь о себе, и это нормально. Это базовый инстинкт.
— Не все. И я думаю, что у тебя нет друзей, потому что ты сам такой — циничный и черствый. Такими же людьми и себя окружил.
— А у тебя, значит, настоящие друзья? Которые с тобой и в огонь, и в воду, что бы ни случилось? Которые не солгут, не предадут? — он по-прежнему улыбается, но в глазах вспыхивает нехороший блеск.
Может, у меня паранойя, но я вижу, как что-то темное и опасное явственно проступает в его взгляде. И от этого его взгляда внутри всё замирает и хочется отшатнуться. А лучше — сбежать без оглядки.
— Да, — отвечаю тем не менее, правда голос звучит не так уверенно, как хотелось бы. Но это не потому, что я сомневаюсь в Петьке или Соне, нет. В них обоих я уверена, как в себе самой. Просто у меня возникло ощущение, будто Горр сейчас втянул меня во что-то плохое. Точнее, в то, что закончится очень плохо. И пути назад нет…
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— Ну, посмотрим, — улыбается Горр, а у меня мороз по коже. — В последнем задании, кстати, будет future perfect continuous.
Я смотрю на него в замешательстве, и он снисходительно разжевывает, что именно нужно написать:
— Will have been learning…
Я заливаюсь краской, потому что его подсказки для меня унизительны. Затем он поднимается из-за парты, кладет свой тест на учительский стол и выходит.
С минуту я сижу в растрепанных чувствах. От разговора с Горром у меня осталось ужасное чувство. Я даже объяснить словами это не могу. Мне просто плохо. Я настолько подавлена, что нет сил дальше думать над тестом и сдаю его, как есть.
И тут заходит Олеся Владимировна. Смотрит внимательно на меня, как будто что-то ее смущает:
— Лена, с тобой все в порядке? Герман тебя не обижал?
— Нет.
И ведь правда — не обижал. Но он словно подвел меня к самому краю пропасти и отобрал опору. Может, это, конечно, просто мои фантазии.
Пока я собираю вещи в сумку, Олеся Владимировна взглядом пробегает по верхнему — моему — тесту.
— Лена, ты спешишь? У тебя тут несколько ошибок. На времена, в основном. Если никуда не торопишься, можем их разобрать. У меня как раз сейчас окно.
Я возвращаюсь на место и снова достаю из сумки тетрадь и ручку.
Стоит ли говорить, что Горр был абсолютно прав в своих подсказках? Только мне от этого почему-то еще хуже на душе становится.
Домой прихожу позже обычного. Поднимаюсь к Петьке, но его до сих пор нет. Конечно, он мог пойти куда угодно. Но я волнуюсь. Вдруг наши его опять подловили после школы и избили? Не похоже было, чтобы они угомонились.
Набираю его, но на звонок он не отвечает. Правда, спустя пять минут от него приходит сообщение:
«Не могу говорить. У тебя все в порядке?»
Отвечаю:
«У меня — да. А у тебя?»
«Все отлично».
Только на душе все равно неспокойно. Хотя, может, это все еще отголоски странного разговора с Горром. До вечера занимаю себя уроками и уборкой, но это беспокойство свербит, не смолкая.
Чернышов приходит домой затемно — мы с бабушкой уже спать легли. Я, правда, уснуть еще не успела.
Что странно, я не слышала, как он поднимался, хотя обычно Петька топает как слон, и ступени под ним стонут и скрепят на весь дом. А тут — ни скрипа, ни шороха. Зато теперь над головой отчетливо слышу его шаги. Слышу даже, как тетя Люда его о чем-то спрашивает, а он басит в ответ.
«Завтра спрошу, где он так долго был», — думаю я и с этой мыслью засыпаю.
Утром Петька заходит за мной в школу. И мне кажется, в нем что-то неуловимо изменилось. Потом понимаю — вчера он был сердитый, угрюмый и дерганый, а сегодня — источает радость. И болтает без остановки. А я слушаю вполуха. Всё думаю о словах Горра и гадаю: передать Петьке или нет. Я вообще-то сплетни и всё такое ужасно не люблю. А передавать чужие слова — дело неблагодарное и неблагородное. Так что иду помалкиваю.
— А ты знала, что у Горра, оказывается, есть свой ресторан? — вдруг врывается Петька своим вопросом в мои раздумья.
Фамилия Горр действует на меня как условный сигнал. Я сразу сосредотачиваюсь. И настроение у меня тоже сразу портится.
— Откуда мне знать?
— Прикинь, да? Я сам не знал. И не какая-нибудь там кафеха, а прям шикарный такой ресторан. Ну, то есть не его, конечно, а его бати, но, можно сказать, что и его тоже. Он там сам как хозяин… Когда хочет — заходит, кого хочет — приводит, что захочет — берет, и всё, естественно, бесплатно. И все там вокруг него на цыпочках: Герман Александрович… как мы рады вас видеть… что вам подать… — восторгается Петька. — Прикинь? Александрович!
— А ты откуда всё это знаешь? — спрашиваю его, и тут же замечаю, как Петька разительно меняется в лице. Довольная улыбка тотчас сползает, блеск в глазах гаснет, а взгляд становится бегающим.
А я чувствую, как вдоль позвоночника струится противный холодок. Неужели Горр его уже обработал? Так быстро?
— Ну… пацаны сказали, — сознается Петька сконфуженно.
— Какие пацаны? Наши? — удивляюсь я.
— Ну да.
— Когда?
— Да не помню уже, — Петька явно юлит.
— Вчера?
— Ну, вчера, — отводит он глаза.
— Петь, ты с ними вчера разговаривал? — не верю своим ушам. — Про ресторан Горра?
— Ну, не только про это…
— Они же тебя избили!
— Ой да какой там избили! — бубнит он. — Помахались немного. Чё такого?
— Они вчера весь день тебя оскорбляли! Петь, ты чего? Ты в самом деле после всего с ними общался?
Петька отворачивается.
— Петь? — я останавливаюсь и дергаю его за рукав.
Он тоже останавливается, резко разворачивается ко мне.
— Ну что? Что Петь? — сердится он. Желваками играет. — Ну, чего ты раздуваешь из мухи слона? Когда надо — я тебя поддержал. Чего ты еще от меня хочешь? Чтоб я все время под тебя… делал всё по-твоему? Да, мы с пацанами всё вчера перетерли. Порешали между собой. Нормально теперь всё. А ты как хотела? Чтобы нас всем классом гнобили до конца года? Чтоб меня из команды погнали, да? Накануне матча! Чтоб пацанам в падлу было за руку со мной здороваться? Чтоб мы были оплёванные, но гордые? Так ты хотела?
Петька почти кричит, так, что на нас оглядываются прохожие.
— Ну что ты на меня так смотришь? — произносит он уже тише.
— Идём в школу, — через силу говорю я. — А то на урок опоздаем.
И шагаю вперед, а у самой веки жжет от подступивших слез.
Петька вскоре догоняет меня.
— Лен, ну, прости. Ты обиделась, да? Лен, ну не обижайся… Я это… погорячился малость. Я не хотел. Просто на таком нервяке эти дни, вот и сорвался. Ну, прости. Я — дурак. Ну, хочешь я не буду больше с пацанами общаться? Вообще. Пошлю всех лесом и сам из команды уйду? Хочешь?
— Петь, это решать только тебе.
— Я серьезно. Если хочешь — пошлю их нафиг. Только не обижайся, а? — Петька заглядывает в глаза, и вид у него при этом виноватый и жалостный. Ну как на него злиться? Хотя я и не злилась. Это, скорее, легкое разочарование. Ведь для меня самой просто немыслимо общаться как ни в чем не бывало с теми, кто недавно пытался тебя унизить.
Когда подходим к школе, у ворот останавливается черный кадиллак, на котором привозят и увозят Германа. И Чернышов заметно прибавляет шаг, так, что я едва за ним успеваю.
— Ты куда так заторопился?
— Сама же сказала — на урок опаздываем, — бурчит он.
В школьном вестибюле — как всегда перед первым уроком — толчея. Но я сразу замечаю группку наших. Они тоже нас видят. Точнее, первым увидел Гаврилов, а потом, как по команде, оборачиваются все. А вот Петька почему-то делает вид, что не замечает их и быстро проскакивает в гардероб.
В спешке раздевается сам, хватает мою куртку и, расталкивая, других сдает нашу одежду гардеробщице. Я пробираюсь сквозь кучку галдящих семиклассников и иду к выходу, и в этот момент в дверях гардероба появляется Горр.
Я успеваю поймать его взгляд, пристальный и как будто горящий. Взгляд охотника, обнаружившего свою цель. Мне становится не по себе, даже внутри ёкает.
Я хочу обернуться, посмотреть, где там Петька застрял, и скорее сбежать от этого взгляда — как вдруг мне в спину ударяет что-то большое и очень тяжелое и буквально валит с ног. Сзади кто-то вопит, кричит, взрывается хохотом. А я, беззвучно охнув, лечу вперед, понимая, что сейчас растянусь на полу, под ногами у всех. Под ногами у Горра.
И тут меня кто-то ловит за предплечья… Не кто-то — Горр. Я уже стою, вернув равновесие, а он все еще меня держит. И смотрит прямо в глаза. Только совсем не так, как мгновение назад. Без этого своего насмешливого прищура. И при этом молчит. Хотя я тоже молчу, только дышу тяжело и часто от внезапно пережитого испуга. Потом он опускает взгляд на губы.
— Осторожнее, — наконец произносит он серьезно, отводит глаза и сам отходит в сторону.
Я оглядываюсь на Петьку. Он тут же подбегает ко мне, по пути отвесив подзатыльник кому-то из семиклашек. Поднимает с пола мою сумку, протягивает мне, и мы вместе выходим.
— Горр тебе что-нибудь сказал? — бубнит Петька. — А что он тебе сказал? Чего он вообще так долго тебя держал? Не, спасибо ему, что он тебя поймал, но чего так вцепился? Чуть ли не обнимался…
Только я все еще в каком-то оцепенении.
— Что это было? Кто меня толкнул?
— А-а, да это не тебя. Это придурки из седьмого класса подножку поставили толстому. А он на тебя повалился. Я тоже рванул к тебе, но Горр этот… Ну так он тебе что-то сказал?
— Идём уже, — говорю я, потихоньку приходя в себя.


15. Герман

Третьякова меня удивила. Кто бы мог подумать, что в этой тихоне столько упрямства и прямо-таки железные принципы.
Нет, я примерно догадывался, что она не захочет врать, что Жучку пожалеет, распереживается, но не ожидал, что пойдет до конца, прекрасно зная, что остальные ее честность, мягко говоря, не заценят. Она ведь не слабоумная, чтобы этого не понимать. И все равно сделала по-своему.
Дэн по сравнению с ней имел жалкий вид. Бледнел, трясся, заикался. Скулил как побитый пёс. Особенно это заметно на контрасте с тем, как азартно он накануне гонял Жучку. Такие метаморфозы всегда забавляют. А вот она ничего так держалась, не дрогнула.
Я даже пожалел, что замутил эту акцию в его поддержку. Если б не Ямпольский с этим его: «Ничего нельзя поделать…», мне и в голову бы не пришла эта затея. Только теперь уже что...
В принципе, мне на Дэна плевать. Что есть он, что его нет — без разницы. Обычный туповатый и мелкотравчатый быдлан, косящий под «своего». Но для наших — самое то.
Когда Дэн потом подошел ко мне и отозвал в сторонку, а затем начал жевать, мол, он ко мне всегда со всей душой, ценил, уважал и всё такое, я понял, что за этим последует. И точно — после этой вводной он промямлил: «Может, твой отец мог бы мне как-то помочь? Слово там замолвить, чтоб дело замяли… Я наслышан, он всё может. У него же связи везде».
Отец-то, конечно, может, да только не станет. Отец и помощь — это оксюморон. Он всё делает только ради собственной выгоды, и немалой. В противном случае он и пальцем не пошевелит. Но Дэну я, не вдаваясь в объяснения, просто сказал: нет. И еще больше пожалел, что подкинул нашим идею коллективно его выгораживать.
Впрочем, тогда бы я не узнал, какой интересный экземпляр эта Лена Третьякова. Прямо авис рара*. Вот только надолго ли её принципов хватит…
И почему я раньше ее не замечал?
***
После классного часа сразу началась заварушка. Я уж думал, наши растерзают Третьякову прямо на месте. Чернышов, конечно, как мог, ее защищал, но что он там может? Его самого тут же скрутили. Новая англичанка тоже что-то пропищала, но ее и не заметил никто. Историк, конечно, разогнал всех, но ясно было сразу, что этим волнение масс не закончится и после уроков они сообразят крестовый поход.
Так примерно и вышло. После школы наши поджидали Третьякову и ее Петю у ворот. Что уж они там собирались с ними делать — я спрашивать не стал. В общем-то, и так представить можно. Вряд ли просто до дома сопроводить.
Пришлось позвать всю толпу в отцовский ресторан. Отец мне, конечно, потом спасибо не скажет, но плевать, да и халявный бизнес-ланч сразу унял у наших жажду мести.
Отец купил этот ресторан года два назад, вскоре после того, как забрал меня из Калгари. Тогда у него возникли какие-то серьезные проблемы с канадскими партнерами-нефтяниками. Насколько уж серьезные — не знаю. Отец меня в свои дела не посвящает. Просто однажды ко мне подошел какой-то тип. Ничего особенного не сказал, просто передал отцу привет, и тот сразу меня выдернул к себе, сюда, не дав доучиться. Но судя по тому, что отец в принципе не паникер, было чего опасаться.
Здесь уже пару недель держал меня дома, как в плену. Потом запихнул в эту школу, которую окончил когда-то сам. Теперь у него там всё наладилось, но и учиться мне осталось всего ничего. Так что вернусь я в Канаду только осенью, уже в универ.
Первое время, конечно, была апатия. По сравнению с колледжем в Калгари эта школа казалась чуть ли не сельским клубом. Может, и утрирую слегка, но привыкал я с трудом. Тосковал всё время и думал: что я тут буду делать? Хотя, конечно, всегда можно найти, чем заняться.
Вот тогда отец и приобрел этот ресторан с итальянской кухней. Кажется, раньше он назывался Луиджи. К бизнесу отца это место не имеет никакого отношения. Просто бывший владелец был ему должен и расплатился, чем мог — этим рестораном.
Отцу он и не был особо нужен. "С паршивой овцы хоть шерсти клок" — так он назвал тогда ту сделку. Но заполучив ресторан, отец вдруг загорелся. Нанял дизайнеров, они всё там переделали, а когда дошла очередь до названия, он решил переименовать его в Германа.
— Не надо, — не заценил я его намерений.
— Почему? Разве тебе не будет приятно, что в честь тебя назван ресторан?
— Что тут приятного? Назвал бы сразу моим именем свой холдинг… хотя бы. А какую-то забегаловку — нет уж, спасибо.
Я тогда на него еще злился за Калгари. Отец пожал плечами, мол, как знаешь. И назвал его своим именем.
— Серьезно? — меня тогда это почему-то насмешило. — Ресторан «Александр»?
— Именно так, — отчеканил отец. — Я не гордый. Мне и забегаловка сойдет.
Теперь он торчит в своем ресторане днем и ночью. Деловые переговоры ведет, ужинает с партнерами, женщин разных имеет. Под это дело он себе оборудовал и кабинет, и комнату для утех.
Сам я тоже зачастую там обедаю. К тому же находится он недалеко от школы. Так что, думаю, отец не обеднеет, если сегодня заявлюсь туда не один.
Я подошёл к Василию, водителю, предупредить, что задержусь. Просить его уехать все равно бессмысленно. Отец приставил его ко мне даже не столько возить, сколько охранять. Ну и каждую минуту быть в курсе, где я, с кем я, что делаю. И если Василий вдруг оставит меня, отец его потом четвертует. Поэтому тот как на привязи — всегда по близости. Сначала, помню, это адски раздражало, сейчас уже свыкся с его постоянным тихим присутствием.
Наши топтались поодаль, ждали меня. Я сел в машину на заднее сиденье.
— Пока домой не едем. Я схожу с одноклассниками пообедать.
— В ресторане Александра Германовича?
— Да.
— Довезти?
— Не надо, сам дойду.
Василий выслушал меня с непроницаемой миной и кивнул, типа, всё понял, будет ждать на месте.
Я вышел и снова увидел её…
Она, как и вчера, и позавчера, и всю прошлую неделю, стояла метрах в пятнадцати от машины. И пялилась на меня. Жалась к стволу тополя, переминаясь с ноги на ногу.
До этого я делал вид, что не замечаю ее. Или не узнаю. Вполне мог бы. В сознательном возрасте я ее и не видел. Но, естественно, я сразу понял, что это она. Моя мать.
В доме нет ни одной ее фотографии. Но я знал ее имя, знал, кем она была, поэтому как-то погуглил, просто из интереса. И запомнил. Трудно не запомнить — внешне, как ни прискорбно, я в нее. Ну и как-то прогнал ее лицо через фоторедактор, чтобы посмотреть, как бы она выглядела в возрасте.
Сейчас она, конечно, сильно изменилась. Подурнела. Пожухла. Постарела. Фоторедактор сильно ей польстил. Ей тридцать шесть, но я бы все пятьдесят дал. Но узнать все равно можно.
Не знаю, как она выследила меня. Но уже вторую неделю трется возле школы. Не походит ко мне, не заговаривает, просто стоит в стороне и пялится. Василий не в курсе, кто она (отец его нанял гораздо позже). Иначе уже доложил бы отцу, и больше ее здесь не было бы.
Я тоже не собирался к ней подходить, но сейчас неожиданно для самого себя направился прямо к ней.
— Что тебе надо? — спросил с ходу.
Она засуетилась, стала теребить какой-то дурацкий грязный шарф, намотанный вокруг шеи. Заморгала часто-часто. Вроде как прослезилась даже, но я особо не приглядывался.
— Герман… сынок… — глухо произнесла она. — Ты понял, да? Ты узнал меня? Ты меня помнишь?
И всхлипнула.
— Что тебе надо? — повторил я. — Что ты хотела?
— Ничего… — замотала она головой. — Просто посмотреть на тебя хотела.
— Посмотрела?
Она кивнула, неуверенно улыбнулась.
— Теперь иди.
— Куда? — снова заморгала она, приоткрыв рот.
— Туда, откуда пришла.
Я развернулся и пошел к нашим.
___________
* avis rara (лат.) — редкая птица

16. Герман

В отцовском ресторане такую толпу, конечно, не ждали. Администраторша стояла и хлопала глазами, как мокрая курица, причитая: ой, сколько вас! Куда ж я вас посажу?
А всё потому, что отец набрал сюда безмозглых красоток, которые только и умеют, что томно улыбаться и вихлять бедрами как в дешевом кабаре. Отец вообще в последнее время стал вдруг падок на них.
Раньше такой прыти я за ним не замечал. Не знаю, может, это возрастное, типа, седина в бороду — бес в ребро.
Мне, в принципе, без разницы, как и с кем он развлекается. Слава богу, домой никого никогда не водит и на том спасибо, а здесь — пусть хоть оргии устраивает — плевать. Плохо только то, что эти дуры меня тоже порой одолевают.
— Герман Александрович, что же вы не предупредили… столько гостей… — лепетала администраторша. — Если вас в общий зал, то надо столы сдвигать… В отдельном кабинете, может? Но там только на двенадцать человек… а вас… — она обежала глазами наших, пытаясь посчитать, но сбилась со счета и окончательно впала в ступор. — Вас больше…
— Естественно, в отдельный кабинет, — бросил я не самым любезным тоном. — Уж как-нибудь поместимся.
На самом деле, администраторша ни при чем. Раздражение вызвала у меня мать. Какого черта она появилась именно сейчас? Стоило, пожалуй, спросить, не поздновато ли? Хотя нет, не стоило, а то решит, что я тут ее заждался. А это не так. Ну, может, только совсем в детстве хотелось, чтоб она у меня была, любая. Но что я тогда понимал? Помню, я даже играл так, будто она у меня есть и как будто с ней разговариваю. Пока отец не услышал и не втолковал, что так делать не стоит.
И когда только она приехала сюда? А, главное, зачем?
Про свою мать я знал от отца, ну и, само собой, из интернета. Когда-то о ней писали. Сейчас — и не помнит никто.
Вообще, отец о матери говорить не любит, да и не говорит почти. Ее имя практически табу в нашем доме. Но было время, когда я отчаянно хотел узнать, кто она, какая она и почему её с нами нет. Ну, тоже еще в детстве.
Долгое время отец твердил: «Всё, что тебе нужно знать об этой женщине, ты и так знаешь. Она — просто редкостная дрянь. И ей не посчастливится, если я её ещё когда-нибудь встречу».
Уже позже, лет в четырнадцать, я узнал от него кое-какие подробности. Например, то, что она приехала в наш город из какого-то захолустья сразу после школы. Сунулась в театральный, но провалилась. Потом каким-то ветром ее занесло на конкурс красоты. Мисс Сибирь — 99.
Там отец ее и приметил среди участниц. Он вроде как был главным спонсором. Ну и по классике сделал ей предложение, от которого она не смогла отказаться. Нет, не руки и сердца. Он предложил ей ублажить его и получить за старания победу в конкурсе. Как я понял, там это была обычная практика.
По словам отца, она ни секунды не колебалась, хотя ему уже тогда было под сорок. Ну а ей — почти как мне сейчас, на год больше. Восемнадцать. Отец говорит, она даже ради приличия не пыталась изобразить какую-никакую скромность. Сразу же ухватилась: «Где? Когда? А я точно тогда выиграю?». И старалась потом, как заправская… впрочем, ладно. В принципе, отцу понравилось, раз он потом еще не раз с ней встречался.
В итоге, мать получила заветный титул, минуту славы в интернете и местных новостях, ну и залетела вскоре.
— Не хотел я на ней жениться, — рассказывал как-то в порыве редкого откровения отец. — Видел же, какая она. Красивая, конечно. Даже очень. Но жадная, хитрая и лживая насквозь. Впрочем, это еще полбеды. Хуже всего, что она оказалась обычной ***. Но это уже позже из нее полезло. А тогда еще она как-то сдерживала натуру, только со мной была, я проверял. Потом вот сообщила про беременность. На узи с ней ходил, сказали: сын будет. Ну а я… не то чтобы так уж хотел быть отцом… нет, раньше у меня и мыслей таких не было. Но тут вдруг подумал: а хорошо было бы иметь сына. Почему нет? Наследник, опять же. Предлагал ей квартиру купить хорошую, деньгами обеспечить так, чтобы ни она, ни ребенок, ну то есть ты, ни в чем не нуждались. Но эта дрянь ни в какую. Ей надо было всё и сразу. Заявила: «Или женись, или делаю аборт. Матерью-одиночкой быть не хочу». А меня уже зацепило. Я уже спал и видел, что у меня будет сын… Я мог бы, конечно, просто её заставить. Кто бы ее спрашивал? Мог бы сделать так, чтобы она родила и исчезла. Зря, кстати, не сделал. Но тогда были еще какие-то чувства к ней… Хотел как-то по-человечески. Так что вот, женился. Хотя понимал сразу, что ничем хорошим эта затея не кончится. Так оно и вышло…
Мать, родив, вскоре пустилась во все тяжкие. Тайком, конечно. Какое-то время она умудрялась скрывать от отца связь с его же водилой, которого отец приставил к ней.
Всплыло всё случайно. Просто на эти свои «свидания» она зачастую брала меня. Для прикрытия. Отец хоть и редко бывал дома, но, естественно, ее контролировал, как мог. Охрана и прислуга докладывали ему каждый вечер, чем она занималась весь день.
Вот она и таскала меня с собой, типа, на прогулку, в поликлинику, на массаж, даже какое-то там плавание грудничковое придумала. Сама тем временем была с этим водилой. Меня, как я понял, они закрывали на кухне или на балконе — лето было — и врубали музыку, чтобы плач, если что, не мешал любви.
В тот день тоже поставили люльку на балкон. Внезапно начался ураган. Ветром сорвало кусок шифера с крыши. Ну и прилетело в люльку, то есть — в меня. Эти, конечно, ничего не заметили — у них там свой ураган был.
Водила потом, когда отец его допрашивал, сдал мать с потрохами. В том числе сообщил, что мать, обнаружив в конце концов под обломком меня в луже крови, не помчалась в больницу, а стала лихорадочно соображать, какую бы басню придумать для отца. И потом целый спектакль для него разыграла, как гуляла в парке и вдруг… Отец, конечно, быстро всё выяснил и дал ей время только на то, чтобы собрать вещи и убраться из города навсегда, пока его юрист готовил документы.
— И это она еще легко отделалась, — подытожил отец. — Ты два месяца в реанимации лежал. Чудом выжил. Сейчас я бы ее так просто не отпустил.
***
Места и правда всем хватило с трудом. Но в кабинетах не стулья, а диваны, так что наши потеснились.
— Я могу и к кому-нибудь на колени, — предложила Михайловская.
Гаврилов и Ямпольский тут же изъявили готовность усадить ее к себе. Она еще немного покрутилась, повздыхала и села к Ямпольскому.
— Будешь меня лапать — получишь, — предупредила она.
Нам принесли несколько папок с меню.
— И что, можно хоть что заказывать? И это будет бесплатно, да? — спросил Гаврилов и начал вслух перебирать блюда, не зная, что выбрать. У него аж глаза разбегались.
Готовят здесь у отца прилично, даже я это признаю. Слава богу, поваров он нанимал не по внешним данным.
— Я есть не хочу, — протянула Ларина. — Я бы только коктейль заказала ванильный или клубничный…
— Слушайте, ну что вы все как дети Африки? Оголодали, что ли? — снова подала голос Михайловская. — Давайте лучше решим, что будем делать с этими предателями.
— Что обещали, то и сделаем, — не отрываясь от меню, пробубнила Патрушева. — Заловим эту малохольную и уроем. Не сегодня, так завтра.
Я сразу представил, как толстая выбивает дух из этой бледной немочи Третьяковой. И настроение еще больше испортилось.
— Да это гон, — бросил я.
— Почему? — сразу вскинулись девчонки.
— Да отвратно это — когда девки дерутся.
— Да ну, — протянул Ямпольский. — Меня, наоборот, это заводит. Особенно когда в белье, в грязи…
Но девчонки его ремарку пропустили мимо ушей. И сразу подрастеряли боевой дух.
— Ну а как тогда?
— Да никак. Пусть живет.
— Герман, ну так нельзя… Ее все равно надо наказать! Согласна, бить — это бред. Кое у кого просто на все один ответ, — Михайловская укоризненно покосилась на Патрушеву. Та аж чуть не поперхнулась от возмущения.
— Ты же сама сказала… — начала толстая.
— Не знаю, кто и что тебе сказал. Не о том речь, — оборвала ее Михайловская. — Третьякову надо наказать за предательство. Нельзя такое спускать. Она нас всех предала и подставила!
— Ну раз надо — накажем, — хмыкнул я. — Только по-другому.

17. Герман

— А как? — сразу завелись наши девушки.
— Потом что-нибудь придумаем, — отмахнулся я. — Только без вот этих первобытных замашек.
Они слегка скисли, но примолкли.
Через неделю, максимум две эта история все равно забудется, и к несчастной Третьяковой потеряют интерес. Новости долго не живут. Ну, если, конечно, у этой истории не будет какого-нибудь волнующего продолжения.
Парадокс просто: когда Третьякова вылезла со своей правдой, я думал: «Ну, куда тебя, дуру, несет? Должен же быть у тебя хотя бы элементарный инстинкт самосохранения. Тебя ведь заклюют теперь». И в то же время вдруг почувствовал к ней… не знаю, что-то вроде уважения. Хотя нет, уважение — это слишком громко сказано, конечно. Но она меня заинтересовала, это точно.
— Да, ты прав, Герман, — многозначительно улыбнулась мне Ларина. — А то правда, что за дичь? Уроем, отлупим… как тупые малолетки.
— Да, да, — поддержала ее Агеева, — нас за такое потом самих уроют. Эта же идиотка сразу побежит стучать директрисе.
— Надо просто сделать ей что-то такое, на что жаловаться она не побежит, — заявила Михайловская. — Что-то очень позорное… чтобы самой стремно было об этом рассказывать.
— У тебя к Третьяковой что-то личное? — спросил я.
— Да прямо! Какое личное у меня может быть к этой убогой? Просто… ну какого черта она так всех подставила?
— А Черный-то какой сукой оказался, а? — припомнил Гаврилов. — На меня еще, урод, наехал.
Когда разговор ушел от Третьяковой, я перестал особо вслушиваться. И опять думал о матери. Что ей всё-таки надо?
***
Отцу я так и не сказал про то, что мать объявилась. Не знаю почему. Хотя он поинтересовался. Видимо, Василий доложил, что я подходил к какой-то тетке возле школы.
— Кто она такая? Что ей было нужно?
— Понятия не имею, — безмятежно соврал я. И чтобы он не донимал меня дальше своими расспросами, а он явно на это нацелился (нюх и хватка у него всегда были феноменальные), я сказал, что опаздываю в бассейн.
Это сработало безотказно. Плавание отец очень уважает, особенно после того, как я стал побеждать на всяких соревнованиях.
Но отработал я сегодня неважно. Тренер ничего не высказывал, но я и сам видел. Потом уже, после душа, подошел ко мне и спросил, все ли у меня нормально.
— Да, всё просто замечательно.
Он покивал, мол, ну ладно, и отвалил. Хотя вообще он гоняет всех в хвост и в гриву. Только меня не трогает.
Василий, как обычно, ждал меня на парковке возле «Байкал-Арены». Но едва мы выехали на дорогу, я заметил чуть в стороне от тротуара, за остановкой, какую-то возню. Пригляделся — и точно: наши. Метелили Чернышова.
— Притормози.
— Может, не стоит? Герман Александрович…
— Да остановись ты. Я их знаю. Подожди здесь, я быстро.
Я вышел. Однако Василий все-таки тоже выскочил следом, но держался сзади на расстоянии, чтобы вмешаться, если вдруг что.
Я направился к нашим. Чернышов лежал, скрючившись, и пряча голову, а пацаны его пинали. Вчетвером.
— Что за неспортивное поведение? — подходя к нашим, подал я голос. — Толпой на одного…
— О, ты как здесь? — спросил Гаврилов.
— А-а, ты с плавания? — сообразил Шатохин. — Да мы тут… вот… с Черным решили побазарить.
— Да я вижу, — усмехнулся я, пряча руки в карманы. К вечеру сильно похолодало. — Всё, давайте, расходимся. Черный, ты там как, встать можешь?
Он так и лежал у наших ног, но тут сразу зашевелился. Кряхтя и шатаясь, поднялся. Начал отряхиваться, шмыгать носом, подтираться рукавом.
— Живи пока, сука… — процедил Сенкевич. — Потом договорим.
— Да пацаны… вы чего? — заныл Чернышов. — Ну, косячнул я, да… но я же признал свой косяк…
— Косячнул он, сука, — снова попер на него Шатохин.
Чернышов сразу отклонился.
— Ну, пацаны, я же…
— Я же, я же, — передразнил его Гаврилов. — Ты нас всех подставил, как падла последняя…
Сзади многозначительно кашлянул Василий. Наши, вздрогнув, оглянулись. И сразу присмирели.
— Ну ладно, пока, — по очереди подали мне руку и быстро ушли.
— Это… спасибо, — промямлил Чернышов, обращаясь ко мне, — я не…
Я даже слушать его не стал. Развернулся и пошел к машине вместе с Василием.
***
Наутро Василию пришлось заехать на заправку, и я опоздал в школу. В кои-то веки. Зато столкнулся на лестнице с Третьяковой.
Сверкая глазами, она несла какую-то ахинею в защиту Чернышова — тот, видимо, ей вчера поплакался.
А я, сам не знаю почему, стоял и слушал этот бред. Даже отвечал ей там что-то. Хотя в любой другой раз просто прошел бы мимо, даже не взглянул бы и останавливаться не стал.
Глаза у нее, кстати, темно-карие, как крепкий кофе или горький шоколад. И блестящие. Пока она распиналась, я видел в ее зрачках себя. В смысле, свой силуэт.
На последнем уроке Чернышова призвала к себе директриса. Шел он к ней как партизан на допрос, и, уходя, бросил нашим, мол, никого не выдам, никому ничего не скажу.
Не понимаю абсолютно, что в нем нашла Третьякова…

18. Герман

Наши решили отомстить заодно и англичанке. Михайловская предложила это еще перед шестым уроком.
Все сразу обернулись на меня. Типа: будем или нет?
Я не стал реагировать. До этой англичанки мне нет никакого дела. Да и до наших, по большому счету, тоже. Однако было интересно, как этот местный заговор воспримет Третьякова.
Лена, ожидаемо, вся подобралась, словно ее так и распирает от негодования, но она, что есть сил, крепится. Жаль, лица ее с моего места не видно. А ее дружок Петя, конечно, сразу занервничал, стал беспокойно елозить.
Сначала зашел разговор о том, чтобы сбежать. Все, кроме Лариной, вдохновились, хоть мне и не понять смысла такой мести.
— Герман, а ты пойдешь на английский? — обратилась ко мне Михайловская, ища поддержку.
И сразу спор прекратился, все повернулись, замерли, смотрят, ждут. Даже Третьякова оглянулась.
Идиотизм какой-то. Мышиная возня. Но столько напряжения и пафоса, как будто они сейчас обсуждали что-то немыслимо важное, а не банальный прогул.
— Обязательно, — разочаровал я Михайловскую.
Сказал бы, что не пойду — не пошла бы вся группа, и Ларина тоже. Закон школьных джунглей: если решено сбежать — то сбегают все. Даже я это понимаю.
Но Третьякова, разумеется, не стала бы сбегать и навлекала бы на себя очередную волну народного гнева. А так — все пошли.
Но на английском наши неуловимые мстители устроили англичанке бойкот. Типа, «раз не удалось сбежать — будем игнорировать, пусть знает, что её здесь не уважают».
Англичанка, конечно, все поняла, но до последнего держала марку. Не истерила, не угрожала, за директрисой не помчалась. Пол-урока сама с собой общалась, потом устроила тест.
Третьякова тоже отмалчивалась, только, подозреваю, не из солидарности, а потому что дуб дубом в английском. Она и над тестом потом зависла, хотя задания были простейшие.
Я к ней подсел, когда в кабинете никого не осталось. Без конкретной цели. Просто захотелось. Может, посоветовал бы ей не лезть на рожон. Потом посмотрел ей в глаза прямо (сначала она все время отводила взгляд) и вдруг понял — она же меня ненавидит.
Она смущается, так, что краснеет, как будто я тут к ней с непристойностями лезу. Боится меня, так, что дрожит, как кролик. Но сильнее всего — ненавидит. Жгуче, яростно.
И дело даже не в том, что ее драгоценного Петю вчера побили, и она на это злится. И не в Жучке, и не в Дэне. А в том, что Третьякова вообще считает меня, по ходу, исчадием ада. Она и взирала на меня как на омена. Но несмотря на ее страх, я чувствовал в ней также отчаянное сопротивление. И, опять-таки, дело даже не в ее словах. Она могла бы вообще молчать, я бы все равно это ощутил.
Это что-то внутреннее, вроде невидимой преграды, сквозь которую так просто не пробиться. Всегда ведь понимаешь, кто подчинится сразу, кто немного побарахтается, но при нужном подходе — сдастся, а кто будет упорно сопротивляться до последнего. Таких, правда, единицы.
Ну я не встречал особо. Хотя был один упертый парень в колледже, в Калгари. Мнил себя независимым и гордым, пока ему не доказал обратное.
Но с Третьяковой другое. Тот меня просто раздражал, и охота было спустить его на землю, что, в общем-то, и случилось.
А вот то, что я видел в Третьяковой, это притягивало и распаляло. У меня аж кровь заиграла. Может, потому что вообще любую преграду хочется сломить или хотя бы узнать, насколько она крепка и что там за ней. Может, захотелось показать Третьяковой, как она слепа и наивна и ни черта не понимает в людях. А, может, это я как раз себе хотел доказать, что никакая она не особенная, а такая же, как все. Хотя, скорее, всё вместе.
И её ненависть определённо подбавила азарта. Правда, и удивила слегка. Когда она, такая праведная, успела меня возненавидеть и за что? Совершенно точно я ни ей, ни Чернышову, ни её подружке ничего не делал. Да я её вообще прежде едва замечал. Ну да ладно, так даже интереснее.
***
Только я спустился в холл — как сразу встретил наших. Окружив Чернышова, они опять ему что-то предъявляли, звали поговорить за школу, а тот испуганно тараторил:
— Пацаны, да вы чё? Я всё понял. Я же вот щас ничё директрисе не сказал… сказал, что меня офники избили…
Можно было бы снять этого героя на телефон и отправить Третьяковой. Но это будет слишком просто. И не слишком убедительно. Она наверняка найдет ему оправдание, еще и пожалеет. Такие, как она, если в кого-то поверят, то до последнего будут цепляться. Нет, Петя должен себя проявить во всей красе, чтобы до нее дошло…
— Чего вы на Петра насели? Он и так у нас избитый офниками, — подходя к нашим, спросил я. Они оглянулись и сразу расступились. — Тем более человек говорит, что всё понял.
— Да чё он там понял? — хмыкнул Ямпольский. — Каблук…
Я пропустил его слова мимо ушей и, скроив приличную физиономию, обратился к Чернышову:
— Поговорим?
Тот судорожно закивал и поплелся за мной. Можно было придумать, конечно, что-то поизящнее, но вот так сразу в голову пришло только одно:
— Слушай, у меня к тебе дело, — начал я, когда мы отошли шагов на двадцать и присели на подоконник. То есть я присел. Петя встал рядом, благодарно глядя мне в рот. — Я собираюсь бросить баскетбол.
Петя выкатил глаза так, будто я ему сказал, что собираюсь, как минимум, рвануть с моста.
— Как? Почему? — пролепетал, моргая.
— Из-за плавания. У нас скоро соревнования. Тренироваться надо много. Времени нет.
— А-а-а, –­ понимающе протянул он. — А как же… команда? Городской турнир же скоро…
Надо отдать Дэну должное — баскетбольную команду сколотил он приличную. И натаскал всех тоже неплохо. Только мне и правда всё это уже поднадоело. Так что одним заходом убью двух зайцев.
— Ты же капитан… — продолжал бормотать Чернышов.
— Потому я тебя и позвал. Хочу тебя оставить капитаном, когда уйду.
Кто бы видел Петино лицо в этот момент… Я даже думал пощелкать у него перед носом пальцами, чтобы он пришел в себя.
— Петр, очнись уже. Потом на досуге переваришь новость. А то у меня особо времени-то нет.
Чернышов сглотнул. Все еще в шоке он быстро облизнул губы и переспросил:
— Меня?
Я вздохнул, глядя на него. Почему он такой тугой?
— Это шутка?
— Ты видел, чтобы я когда-нибудь шутил?
Он покачал головой.
— Но почему меня?
— Да потому что ты играешь хорошо.
Это, к слову, правда. Играл он очень даже неплохо.
— Но я же… это… с Дэном накосячил…
— И? Ты играть стал хуже? До Дэна мне дела нет. Но если наша команда продует в турнире, будет обидно.
— Ну так-то да… — задумчиво кивнул Чернышов. И тут же обеспокоенно спросил: ­– А пацаны?
— Что пацаны?
— Ну, они же это… ну не хотят как бы со мной…
— Слушай, Петя, ты выбирай сам, чего ты хочешь. Я не настаиваю. Шатохину предложу. Он не станет ныть, что пацаны его не хотят.
— Не-не, я хочу… я как бы с радостью… капитаном сборной школы — это вообще… офигеть просто! Спасибо! Только… Герман…
­– Что?
— Слушай, а ты не мог бы меня как бы… ну, помирить с пацанами? Они тебя послушают.
Я усмехнулся.
— За мизинчик? Мирись-мирись? Петр, ты чего? Я тебе не нянька. Ты же без пяти минут капитан. Иди и мирись. Сделай так, чтобы тебя зауважали. Это ж от тебя зависит.
— Да как? Я уже сто раз извинился…
— За извинения тебя точно никто уважать не станет.
— А что тогда надо сделать?
— Да ничего особенного. Просто веди себя как мужик.
— Да они меня даже слушать щас не станут, — продолжал скулить Чернышов. — Сам же слышал... ну, че они говорят: каблук, крыса...
— Тогда, может, это тебе вообще не надо? Мало ли, вдруг опять неоднозначная ситуация возникнет... А бить они тебя больше не будут. Я скажу. Живи себе спокойно.
Зачем-то даю ему шанс сорваться с крючка.
— В общем, Петр, выбор за тобой.
— Да нет, я хочу! Очень хочу! И я это... больше не подведу, честное слово. Я, правда, пожалел, что из-за Ленки всех подставил... Только это… ты не мог бы лучше сказать, чтоб пацаны мне дали шанс? Ну, в смысле, шанс доказать, что я не подведу их? Ну и что ты оставляешь меня капитаном?
— Ты это точно решил? Ну, идем, — хмыкнул я.

19. Герман

На этот раз администраторша в отцовском ресторане была другая, посообразительнее. Впрочем, и нас было в три раза меньше, всего семеро.
Ослепительно улыбаясь, она проводила нас в тот же кабинет, где мы сидели с классом вчера.
— Ауф! Блин, шикарно ты устроился, — причмокнул Ямпольский, провожая администраторшу жадным взглядом, — аж завидую тебе. Жрачка крутая бесплатная… и тёлочки зачётные вокруг тебя вьются… Ещё бы стриптиз… Но и так не жизнь, а сплошной кайф.
Я даже реагировать не стал.
— Вот щас была — вообще огонь… я бы с такой… — не унимался Ямпольский. — Да и остальные официанточки у вас прям модели все… Не то что в других кафехах, кого попало понабирают… Блин, реально завидую. Ты тут как хозяин гарема.
— Это ресторан отца, — напомнил я.
— Да один фиг. Что хозяин, что сын хозяина… Ты тут с кем-нибудь уже мутил?
Я старался даже не вслушиваться в его тупой трёп.
— Что, неужели ни с кем? — недоверчиво и даже как-то разочарованно протянул Ямпольский. — Блин, чел, что с тобой не так? Я бы на твоем месте тут развернулся! И что, тебе реально на них пофиг? И вообще неохота хоть кого-нибудь помацать?
Я попросил его взглядом заткнуться, и он наконец заглох.
Что касается Чернышова, то он хоть и молчал, но вид у него был совершенно прибалдевший.
Как Алиса в Стране чудес, он, открыв рот, вертел кучерявой башкой по сторонам и изумленно хлопал глазами.
Шатохин толкнул его на диван, тот плюхнулся, но так и не пришел до конца в себя. А когда, спустя пару минут, к нам зашла официантка, представилась Анжелой и встала с краю дивана, как раз рядом с ним, он так и утонул глубоком вырезе ее блузки. Разве что слюна с губ не стекала. Впрочем, не он один залип, другие пацаны тоже явно заценили пышную грудь Анжелы.
Ямпольский и вовсе привязался к ней: «А это что? А это? А тут что с чем?», указывая в меню. Ей приходилось каждый раз наклоняться, чтобы посмотреть или прочитать, и грудь ее чуть ли не вываливалась перед лицом окончательно поплывшего Черного.
В конце концов, этот зоопарк мне надоел. Я сделал заказ за всех, и Анжела ушла. И то они не сразу успокоились.
— Как думаете, какой у нее размер? — спросил Ямпольский. И еще несколько минут они обсуждали ее формы.
Вообще, второй раз приводить сюда наших не хотелось. Но на улице спокойно не поговоришь (к тому же, опять чуть поодаль я заметил мать), а тащиться в какую-нибудь базарную забегаловку типа бургерной в ближайшем ТЦ — тоже мало приятного.
— Ну что? Остыли? Может, поговорим уже о деле?
— Давай… конечно… — закивали наши, дебильно улыбаясь. — А что такого ты хотел сказать?
— Пусть вон Петя скажет.
Чернышов перевел на меня туманный взгляд.
— Ясно. У Пети в зобу дыханье сперло. Сам тогда скажу. Я бросаю баскетбол и ухожу из команды.
— Да ты чего? Турнир же скоро! Как так-то?
— Нет у меня лишнего времени. А капитаном за себя хочу оставить вот его, — я кивнул на Чернышова. — Петра.
— Чего-о-о?! — хором воскликнули наши. И все моментально забыли про официантку, словно протрезвели по щелчку. — Черного? Нашим капитаном? Герман, ты шутишь? Это фигня какая-то! Он Дэна предал, он нас всех подставил, а его теперь капитаном? Ну, охренеть!
Пар минут я наблюдал, как наших бомбит. Чернышов что-то беспомощно лепетал в свое оправдание, бросая на меня умоляющие взгляды. Но тут появилась Анжела. Принесла графин с брусничным морсом и салаты.
— Горячее будет через десять минут, — сообщила она с улыбкой и удалилась.
Наши сразу перестали так бурно клокотать, теперь просто недовольно бухтели.
— Почему он? Он же нас киданул…
— Он играет хорошо, — пожал я плечами.
— Не он один, — обиделся Шатохин.
— Тебе самому хочется стать капитаном? — спросил я насмешливо.
Конечно, ему хотелось. И спроси я его иначе, серьезным тоном — он бы это признал. Но он ожидаемо повелся на насмешку.
— Нет, ничего мне не хочется… при чем тут я, — буркнул Шатохин, смутившись, — просто… что сразу Черный?
— Ну вот видишь, тебе не хочется. А Петру хочется. Какие проблемы? И он, я уверен, справится.
— Да как так-то? Он же нас предал!
— Пацаны, ну чего вы? Ну да, я ошибся… я готов исправиться… — заскулил Чернышов.
— Да ладно вам, — поддержал его я. — Кто не ошибается? Дадим человеку шанс. Может, Петя нам еще докажет, какой он молодец.
— Да! — с готовностью заглотил наживку Петя. — Я что угодно сделаю, чтобы доказать, что я…
— Ну да, — хмыкнул Ямпольский. — Третьякова опять ему велит что-нибудь, и этот каблук снова под нее прогнется.
— Не будет этого! — горячо возразил Чернышов. — Слово пацана даю!
Больше я в беседу не вмешивался, всё и так уже шло, как нужно.
— Слово пацана? — хохотнул Гаврилов. — Где каблук и где пацан?
— Да ничего я не прогибался под Третьякову! И никакой я не каблук! Просто пожалел ее…
— Просто пожалел он, ага. Черный, ну че ты лепишь? Как будто никто не в курсе, что ты запал на Третьякову…
Чернышов пошел алыми пятнами.
— Да ни на кого я не западал! Че ты гонишь? Она просто моя соседка. Ясно? Соседка и всё. Пацаны, ну серьезно, я вас на подведу. Вот увидите.
Мне даже как-то жалко Третьякову стало. Она ведь ему и правда нравилась. А отрекся от нее, ни секунды не колеблясь. Видимо, себя он любит больше. Впрочем, это естественно — любить себя. Базовый инстинкт…
— А ты докажи, тогда поверим, — предложил Шатохин. — Докажи, что тебе на Третьякову пофиг. Тогда так и быть, грешок простим. Да, Герман?
Я пожал плечами, типа, мне без разницы, хотя именно такой поворот я и ждал.
— Если докажешь — простим, да, пацаны? Ну и против капитана тогда возражать не будем, раз уж Герман тебя предложил, — подытожил Шатохин, а остальные поддержали.
— Хорошо! — выпалил этот дурак. — Что нужно сделать? Только бить Ленку я не буду… ну, то есть… в смысле, я вообще девчонок не бью.
— Да никто и не просит ее бить, — хмыкнул Сенкевич. — Там кого бить-то…
— А что тогда? — Черный аж воспрянул духом, и глаза у него заблестели, как у гончей.
— Да придумаем щас что-нибудь эдакое, — Гаврилов тоже воодушевился. — Испытание на прочность.
— Герман, что такого можно замутить?
— Это уже без меня. С сегодняшнего дня я больше не в команде, так что сами давайте.
— Ну хоть поболеть за нас придешь?
Я снова пожал плечами, мол, как получится. Когда разошлись, я поехал с Василием домой, а наши потащились в ночной клуб, прихватив с собой довольного Чернышова и заодно вызвонив кого-то из девчонок. Михайловскую, вроде.
Ну а вечером в чате класса, откуда Третьякову и ее подругу выкинули накануне, уже вовсю обсуждали «испытание» для Черного…

20. Герман

Идея с испытанием для Черного воодушевила наших так, что чат класса гудел до полуночи. Даже о грядущем собрании все забыли. Как из рога изобилия накидывали варианты, что бы такого Пете загадать. И радовались, мол, одним выстрелом двух зайцев убьем: Третьякову за предательство накажем и Черного проверим на вшивость.
Я в обсуждения не лез и вообще чат сначала не читал. Мне хотелось лишь вскрыть Петю. Так, чтобы она… в смысле, Третьякова, увидела его без своих розовых очков. А мысль о том, чтобы заодно и её под каток, меня не заводила.
Потом, уже утром, пока завтракал, пробежался глазами по последним сообщениям в чате.
Испытание наши, конечно, придумали примитивнее некуда: заманить куда-нибудь Третьякову, а там уж с ней или, точнее, над ней поразвлечься вовсю.
Куда и когда заманивать — до сих пор обсуждали. Да и как именно развлекаться — тоже ещё спорили: потискать, поглумиться, напоить до беспамятства, нафоткать в непотребном виде и тому подобное. Но главный момент заключался в том, что заманить её должен Чернышов. Причем так, чтобы Третьякова до последнего ни о чем не подозревала.
Сам Чернышов тоже пару раз вякнул:
«Ленке нельзя пить. У нее проблемы со здоровьем».
Ну и на какое-то очередное дебильное предложение Ямпольского, разнылся:
«Пацаны, пожалуйста, не надо вот этого. Я не сливаюсь. Всё сделаю, слово даю. Приведу Ленку куда скажете и ничего ей не разболтаю. Только давайте без жести?».
Его тут же назвали слабаком, ссыклом, тюленем, но смилостивились. Пообещали, что никакой лютой жести творить никто не будет.
Среди этого потока нездоровых фантазий проскочили пара сообщений, адресованных мне. Одно коротенькое от Лариной, второе — там целое полотно — от Михайловской.
«Умно, Герман, очень умно. Браво! Нож в спину от лучшего друга — это идея на миллион, круче не придумаешь»
«Да, Герман, ты реально чертов гений! Как же у тебя голова работает! Я в восторге! Когда ты вчера сказал, что придумаешь Третьяковой наказание, я даже не ожидала, что ты захочешь провернуть всё руками Черного. А ведь действительно, просто размотать эту овечку было бы далеко не так феерично. Она бы встала, отряхнулась и дальше пошла. Попричитала бы немного, а Черный и Сонька утерли бы ей сопли и проводили к директрисе. Строчить очередной донос. Но совсем другое дело, если казнить Третьякову будут ее же друзья. Вот это реально наказание! Беспощадно, блестяще, справедливо, сокрушительно! Соньку Шумилову пусть возьмет на себя Ямпольский. И Жучка, кстати, тоже должен в казни участвовать. Ты как считаешь?».
«Вообще-то это моя была идея с испытанием для Черного», — напомнил о себе Шатохин, но его ремарку никто не принял во внимание.
Я не стал ничего писать в ответ. Сообщения эти вчерашние, поздновато отвечать. Да и не хотел, потому что… не знаю, почему, но как-то стремно стало, что ли. Муторно. Тягостно. Сам не могу этого объяснить.
В общем-то, унижения ради унижений, без всякой цели и смысла, мне всегда были чужды. И почему наши так любили гонять того же Жучку, какой в том интерес — я тоже не особо понимал, но было плевать. В принципе, люди ведут себя так, как им позволяют.
А сейчас… не знаю. Наверное, пожалел её.
И как бы странно это ни звучало, я вдруг поймал себя на мысли, что даже хотел бы ошибиться в Чернышове.
Но когда спустя полчаса увидел его вместе с Третьяковой возле школы, а потом и в гардеробе, понял — нет, не ошибся…
Он так суетился перед ней. И ко мне боялся подойти. Даже не ко мне, а мимо меня. И ей в глаза не смотрел, отворачивался.
Ну как она этого не замечает? У него же на лице всё большими буквами. Как можно быть такой слепой?
С минуту, может, меньше я наблюдал за обоими. И тут ее кто-то толкнул в спину, а в следующий миг она оказалась у меня в руках. Внезапно. Я даже сам растерялся. И не сразу сообразил, что практически обнимаю ее. Потом, конечно, тотчас убрал руки. И поспешно отошел. Как еще краснеть не начал. Вот это был бы номер. Идиотская, в общем, ситуация. Наверное, просто эффект неожиданности.
***
Вечером директриса созвала обещанное собрание. Мой отец, разумеется, не ходил. Да и нечего ему там делать.
Позже от девчонок я узнал, что Дэна не отстранили, а уволили, это уже точно. А классной вместо него нам поставили новую англичанку.

21. Лена

Мы с Петькой торчим в школьном дворе, время от времени поглядывая на светящиеся окна нашего класса. Там сейчас идет родительское собрание. И что-то оно в этот раз подзатянулось. Во всяком случае мы ждем своих (я — бабушку, а Петька — свою мать) уже третий час.
Я успела замерзнуть, хотя на улице нехолодно, а он — проголодаться. Кроме нас с Чернышовым обычно никто не сопровождает своих на собрания. А я боюсь отпускать бабушку одну. Особенно сейчас, когда темнеет рано и вечерами такой гололед. Она у меня плохо видит и ходит с трудом.
Петька замечает, что я слегка дрожу и шмыгаю носом.
— Замерзла? Хочешь, зайдем в школу погреемся?
— Да там опять техничка будет на нас кричать.
Полы у нас моет и правда редкая злючка, которая орет на каждого, кто после уроков болтается по школе. А на пацанов поменьше и вовсе замахивается шваброй.
— Ну и пусть себе кричит… — бубнит Петька, а потом вдруг захватывает меня в кольцо своих рук. От неожиданности я не сразу нахожу, что сказать. Лишь удивленно таращусь на Петьку.
— Погрею тебя… — говорит он и прижимает к себе теснее. — Знаешь, как пингвины греются? Друг о друга.
В общем-то, да, так теплее, но все равно как-то странно. Я стою, гляжу на Петьку снизу вверх и всё думаю: спросить или не спросить, где он так долго гулял накануне и почему так нервничал из-за Горра. Предостеречь его или все же не надо?
Чернышов словно замер. Смотрит на меня, молчит, шумно дышит. Со стороны мы, наверное, выглядим довольно двусмысленно. И вдруг он наклоняется и почти целует меня. Почти — потому что я успеваю отклониться. И его губы лишь вскользь задевают мою щеку.
— Ты чего?! — изумленно восклицаю я.
— Да я… я просто… Лена… прости… — бормочет Петька, смущенно, и мне становится его жалко. Я даже пытаюсь перевести всё в шутку.
— Только не говори, что пингвины…
— Оу! Это кто здесь обжимается? — прерывает вдруг меня чей-то возглас. И нас с Петькой отшвыривает друг от друга.
Шатохин, Решетников и Сенкевич спускаются с крыльца и медленно, вразвалочку направляются к нам. Я вижу, что Петька нервничает. Да я и сама моментально напрягаюсь. Неужели они сейчас его побьют? Прямо во дворе школы? Их же потом увидят по камерам. Они же не совсем идиоты, пытаюсь себя успокоить.
Подойдя ближе, они с ухмылками оглядывают меня и Петьку. И только я собираюсь сказать, что буду кричать, если вдруг что, они без всякой агрессии говорят Чернышову:
— Ну, чё, капитан, любви захотелось? Прям на улице? Ты смотри — не отморозь.
И хохочут. Мне же их похабные намеки как пощечина, но они хотя бы не нападают, драку не устраивают.
— Да просто греемся, — отвечает Петька, как будто слегка оправдываясь. — А вы чего здесь?
— Тоже греемся, — и снова дурацкий хохот. Наконец они уходят, и меня слегка отпускает.
— Дебилы, — бросает Петька и спрашивает озабоченно. — Ты не испугалась?
— Петь, а почему они тебя назвали капитаном? — спрашиваю и вижу, как тотчас меняется его лицо. Становится сначала растерянным, а потом сконфуженным. Эти его гримасы я знаю уже наизусть. И сейчас ему почему-то явно неловко.
— Да так, — отмахивается Петька. А сам отворачивается. — Да это они пока не всерьез. Ну… Горр ушел из команды. Вот наши и думают, кого капитаном назначить. Пока не решили точно. Но кто-то из пацанов меня предложил. А Шатоха сам просто хочет, вот и…
— А ты? Хочешь?
— Да не знаю, — пожимает плечами Петька. — Ну так-то да. Это же круто.
Наконец мы замечаем, что из школы потихоньку выходят люди. Находим наших, и все вчетвером идем домой.
— Вас с Петькой сегодня хвалили, — говорит тетя Люда. — Да, да, вот Мария Павловна не даст соврать.
— Так и есть, — смеется бабушка. — Лидия Романовна сказала, что вы вдвоем с Петрушей отличились. Правду сказали, против всего класса выступили.
— Петька, а не твои ли однокласснички тебя отлупили за эту правду?
— Да я ж тебе говорил, это на тренировке, — дергается Петька, а я уж молчу.
— А то директриса сказала сейчас всем, — продолжает тетя Люда, — чтобы следили за своими детьми и контролировали, потому что если вдруг вас обидят, то будут серьезные последствия.
— А я всё поверить не могу, — вздыхает бабушка. — Неужто Денис Викторович действительно так себя вел? Он же учитель!
— Ой, да какой он там учитель, — фыркает тетя Люда. — Сам еще салага. Учителей сейчас не хватает, вот и берут кого попало. А мне этот Денис с самого начала не нравился. А вот новая ваша… не запомнила имени, ничего такая, хотя тоже молоденькая.
Мы заходим в наш двор.
— А может, к нам? — зовет бабушка тетю Люду с Петькой. — Я пирогов напекла.
Дома уже я ставлю чайник и быстро накрываю на стол. Петька вызвался помогать, хотя на самом деле только мешает. На нашей тесной кухне мы то сталкиваемся локтями, то путаемся друг у друга под ногами. И оба смеемся каждый раз. И потом, когда уже пьем чай, отчего-то за столом весело и радостно. За последнее время это, наверное, самый теплый и уютный вечер. Не портит его даже разговор про Германа Горра. Тетя Люда его вдруг вспомнила.
— А почему, интересно, отец вашего Германа Горра никогда не ходит на собрания? Я так о нем наслышана. Хоть бы увидеть разок.
— Кого? Германа или его отца?
— Отца, конечно! — смеется тетя Люда. — В родительском комитете про него столько болтают. Говорят, что он прямо олигарх какой-то. Нефтяной бизнес у него, что ли. И главное, он — холостой… одинокий… Хоть и в годах уже, конечно…
— Ну что ты ерунду болтаешь? — злится Петька, но тетя Люда и бабушка только смеются.
Потом я их провожаю. Петька у дверей задерживается, а тетя Люда тактично поднимается к себе.
— Лен, — шепчет он. — Ты не обиделась?
— На что?
— Ну, на то что там… во дворе… Я просто… Не обижайся, а?
— Я не обиделась, — успокаиваю его. — Не переживай.
— Точно-точно?
— Точно-точно, — улыбаюсь я, и Петька вслед за мной расплывается в счастливой улыбке.
— Ленка, ты — лучшая, — бросает на прощанье Петька.
***
Выходные мы проводим с Петькой вместе. Сначала делаем уроки, потом гуляем в парке. А вечером он опять засиживается у нас допоздна. И мы даже не вспоминаем ни про Горра, ни про наш класс.
Зато в понедельник идем с ним в школу, и никакой легкости я больше не чувствую. Наоборот — на сердце неспокойно. Я не знаю, что это — страх или ожидание чего-то плохого. Петька уверяет, что договорился с пацанами, и те пообещали меня не трогать. Но меня, по-моему, еще больше удручает это его «договорился».
Когда заходим в класс, я первым делом встречаюсь взглядом с Горром. И на душе становится еще беспокойнее, хотя он просто смотрит на меня и молчит. Смотрит лениво, расслабленно, но так, словно что-то этакое про меня знает.
Зато Гаврилов, увидев нас, сразу же вопит на весь кабинет:
— О, Черный! Говорят, что ты вчера Третьякову зажимал. Сосались прям на крыльце школы.
Класс взрывается протяжным: «О-о-о-о!». И следом со всех сторон сыплются смешки и улюлюканье.
— О-о-о! Наша тихоня отжигает!
— Черный, ну как она? — спрашивает Ямпольский. — Норм или так се?
— Сам проверь, — смеется Михайловская.
— Обязательно!
— Идите в ж***! Чего вы как дебилы? — отбивается Петька.
А я слова сказать не могу, меня захлестывает жгучий стыд. Хоть всё это и неправда, но у меня аж лицо горит.
— Эй, Третьякова, — зовет меня Михайловская. — Давно у вас с Черным любовь?
Я на автомате оглядываюсь, но снова напарываюсь на взгляд Горра, сосредоточенный, пристальный, без тени насмешки, хотя весь класс потешается. Но взгляд его вдруг обжигает сильнее, чем глумливые смешки остальных. 
Я поспешно отворачиваюсь и приказываю себе не реагировать на идиотские выпады. Петька кому-то что-то еще отвечает, а я сижу прямо, будто ничего не слышу, будто происходящее меня не касается.
Наконец входит математичка, и все постепенно замолкают, во всяком случае пошлости с мест больше не выкрикивают. А следом за ней вбегает Соня.
Как же я ей рада! Хоть и сижу пока, словно кол проглотила. Но я, правда, очень-очень ее ждала.
— О, Шумилова, здорово! Поправилась? — приветствует ее Михайловская.
— Ты чем болела-то? — спрашивает Ларина.
Соня недоуменно хлопает глазами, обычно ни Михайловская, ни, тем более, Ларина ее в упор не замечают.
— Бронхитом, — отвечает она неуверенно, потом устремляется к нашей парте. Сгоняет Петьку со своего места, усаживается рядом, что-то радостно щебечет. А я лишь вымученно ей улыбаюсь. И невольно подмечаю, что наши переглядываются, подают друг другу какие-то знаки.
— Боже, как я устала сидеть дома! — восклицает Соня. — Уже на стены чуть готова была лезть с тоски…
И тут мы слышим за спиной голос Ямпольского:
— Сонь, привет! Давно тебя не было…
Сонька округляет глаза почти в панике. Наклоняется ко мне и взволнованно шепчет:
— Это же Антон, да? Антон со мной заговорил! О, боже! Боже! Я сейчас умру…
— Сонь, — снова зовет ее Ямпольский.
— Мамочки… — бормочет она в возбуждении. — Я не могу оглянуться. Я… боже… у меня руки дрожат…
У нее и впрямь нервно подрагивают пальцы.
— С возвращением, Сонь, — вкрадчиво и ласково произносит Ямпольский.
— Что? Что мне ему ответить? — частит Сонька.
Но тут раздается звонок, математичка поднимается из-за учительского стола и призывает всех к тишине.

22. Лена

Заканчивается алгебра, еще никто не успел разбрестись, и в класс входит новая англичанка, Олеся Владимировна.
— Прошу минуточку вашего внимания, — с улыбкой произносит она.
Но наши продолжают собирать тетради и учебники, с шумом, со смехом, с разговорами, и даже не реагируют на нее. Будто её не слышат и не видят. Специально, конечно.
Даже Наталья Алексеевна, математичка, от такой наглости вскипает.
— Одиннадцатый «А»! А ну быстро сели по местам! Это что еще такое? С вами разговаривает учитель, а вы! Как не стыдно!
Наши замолкают и усаживаются, точно одолжение делают. Англичанка пытается улыбаться, как будто этот момент ее никак не задел. И тон ее всё такой же доброжелательный.
— Как вы уже знаете, меня поставили вашим новым классным руководителем, — говорит она, не замечая кривых ухмылок. — Еще раз представлюсь для тех, кто не запомнил — зовут меня Олеся Владимировна. С английской группой мы немного познакомились на прошлом уроке и еще успеем пообщаться на следующих, а вот с китайской группой… В общем-то, поэтому я и решила вместо завтрашнего урока иностранного языка устроить вам всем небольшую экскурсию. Так что познакомимся поближе в неформальной обстановке, и заодно узнаем что-то новое. А отправимся мы с вами в Знаменский монастырь. Кто-нибудь там был? Нет? Поверьте, там очень красиво, необыкновенно и… словами этого не описать. Вы сами всё увидите и прочувствуете… С учителем китайского я уже договорилась. И родительский комитет поддержал идею и даже выделил нам деньги из фонда класса на автобус до монастыря. Так что завтра после пятого урока собираемся во дворе школы.
— Ой как здорово! — восклицает Соня. — А с собой ничего брать не нужно?
— Только хорошее настроение, — улыбается ей Олеся Владимировна.
***
После четвертого урока на обед никто не идет. Только мы с Соней, вдвоем из всего класса. Даже Петька вдруг заявляет, что его подташнивает. Ну и ладно, думаю. Ещё лучше, что мы с Соней будем в столовой одни — потому что за это утро наши парни уже достали меня своими пошлыми выпадами по поводу несуществующего поцелуя с Петькой. Да и с Соней хочется поболтать по душам. Я ужасно соскучилась.
Мы с ней уже выходим из кабинета, как её окликает Ямпольский:
— Сонь, ты что, тоже идешь в эту хрючевальню? Делать тебе нечего.
Сонька теряется. Смотрит то на него, то на меня почти в панике. А Ямпольский продолжает:
— Не ходи, Сонь. Лучше присядь со мной. Расскажешь что-нибудь… Хочешь шоколадку? У меня сникерс есть. Любишь сникерс?
Она, бедная, стоит в полуобмороке. С открытым ртом и ошарашенным взглядом. Я тяну ее за руку и, можно сказать, силой вывожу в коридор.
— Лен, ты слышала? У меня же не глюки? Антон меня позвал посидеть с ним… Боже, у меня сейчас сердце разорвется!
Пока мы идем в столовую, она без умолку говорит про Ямпольского. Да и потом тоже — к еде она даже не прикасается.
— Антон постригся… ему так очень хорошо… У него красивые уши и шея. Правда?
— Не обращала внимания, — пожимаю я плечами. А сама думаю: какой же мерзавец этот Горр. Не успела Сонька прийти, как за нее сразу же взялись. И нашел ведь, куда бить — подослал Ямпольского. И плевать ему, что она его действительно любит, и всё это потом разобьет ей сердце. Сам бесчувственный и чужие чувства для него ничего не значат.
— Слушай, Лен, а как ты думаешь, — Сонька загадочно улыбается и розовеет. — А почему Антон сегодня со мной так? Ну, здоровается, общается… даже вон угостить шоколадкой хотел … Зря ты, кстати, меня увела… Как думаешь, может, я ему нравлюсь? Он сегодня так на меня смотрел… А каким голосом со мной говорил, да? Я ни разу не слышала, чтобы он еще с кем-то был так нежен и ласков. Он даже с Лариной и Михайловской никогда так не говорил. Боже, как мне взять себя в руки? Я ведь толком даже ответить ему не могу. Как дура… Смотри, — она вытягивает перед собой ладони. — Трясутся аж…
Я ничего такого в ее руках не вижу, но понимаю ее состояние. И как же мне хочется сказать правду, но очень страшно ломать ей крылья. Она сейчас так счастлива, прямо порхает вся и светится, моя бедная.
— Сонь, а тебя не смущает, что раньше Ямпольский с тобой даже не здоровался? — осторожно спрашиваю я.
На секунду радостная улыбка чуть тускнеет, но тотчас вспыхивает вновь:
— А я знаешь что думаю? Он раньше просто не осознавал, что я ему нравлюсь. А тут меня долго не было… Такое часто бывает.
Я вздохнула. Вот как ей сказать, чтобы не ранить? Роль палача мне точно не по силам.
— Я бы не была на его счет так уверена.
— Почему? Ты думаешь, я не могу ему понравиться? — с обидой спрашивает Соня.
— Нет, Сонь, я думаю, ты кому угодно можешь понравиться, — как можно мягче говорю я. — Просто я боюсь за тебя. И уж прости, не верю Ямпольскому. Ты его любишь, поэтому не замечаешь, какой он… какой он неискренний.
— Не говори так про него. Тебе-то откуда знать, какой он?
— Просто вижу.
— Угу, конечно.
— Сонь, ну правда. Ямпольский просто хочет нас поссорить.
— Зачем ему это?
— Это всё Горр. Понимаешь, он решил доказать мне, что вы с Петькой… в общем, что вы мне не друзья, а так…
У нее вырывается резкий смешок.
— Что? Лен, да ты себя слышишь? Что за бред? Ты уж прости, конечно, но Горру до тебя нет никакого дела. Мы для него букашки-таракашки. Пустое место. И чтоб Горр тебе что-то там стал доказывать? Ну, не смеши, а? Это какая-то теория заговора.
— Если бы!
Но Соня ничего не желает слушать. И из столовой мы уже идем молча. А на следующей перемене Ямпольский подходит к нашей парте и, упираясь одной рукой в столешницу, второй — в спинку Сониного стула, склоняется. Практически нависает над ней.
Она, ахнув, в мгновение ока становится прямо пунцовой, а он вкрадчиво шелестит:
— Сонечка, можно тебя на пару слов?
И вразвалочку идет к двери. Она бросает на меня ошалелый взгляд, вопрошая: что делать?! Но он оборачивается и снова зовет:
— Сонь, идешь?
Теперь даже я вижу, как трясутся ее руки. Она поднимается и неуклюже выходит в коридор вслед за Ямпольским.
Я не могу усидеть на месте. Через пару минут встаю, подзываю Петьку — для храбрости. Он с Шатохиным болтает о чем-то в конце кабинета. Сразу поднимается новая волна пошлых шуточек про нас с Чернышовым. Правда, уже не такая мощная, как утром. Видимо, фантазия у наших шутников иссякла. Все равно, конечно, неприятно. Но я беру пример с англичанки — игнорирую. Даже не вслушиваюсь.
Хорошо хоть Горра в кабинете нет — при нем мне даже дышать тяжело. Сегодня он на меня не пялится как все последние дни. Ну вот только утром, перед уроками. И потом еще раз, когда в дверях случайно столкнулись, он меня таким льдом обдал… Мне даже презрение почудилось в его взгляде. Но потом всё — больше вообще не смотрел и не замечал, как когда-то раньше. Вот только это почему-то еще больше нагнетает обстановку. Или я уже с ума схожу…
Петька неспеша направляется ко мне, по пути оглядываясь на Шатохина и еще что-то ему со смехом отвечая. Тошнота у него явно уже прошла.
— Что? — спрашивает у меня, подходя поближе.
— Давай выйдем? — прошу его и подмечаю, что он неуверенно мнется. Словно и отказать не может, и идти со мной ему не хочется. Я стараюсь не подпускать обиду, хотя это его нежелание меня кольнуло. К тому же он все-таки соглашается.
— Ну что? Что ты хотела? Лен… — бубнит Петька, следуя за мной, а я ищу глазами Соню и Ямпольского. И не нахожу. Набираю ее, но долгие гудки остаются без ответа.
Я мечусь туда-сюда по коридору, натыкаюсь на людей, верчу головой во все стороны. Их нет поблизости.
И вроде бы правда — что такого? Но меня охватывает дурное предчувствие. Безотчетное ощущение надвигающейся беды и собственной беспомощности.
— Куда он ее увел? — спрашиваю Петьку.
— Кто? Кого? — хлопает он глазами.
— Ямпольский! Соньку!
— Да понятия не имею. Ну увел и увел. К чему такой кипеш? Она только счастлива, поди.
— Давай ее найдем! Пожалуйста…
Ответить Петька не успевает — раздается звонок. Коридор быстро пустеет.
— Сейчас они сами придут. Идем, — Петька затягивает меня обратно в кабинет.
Спустя пару минут Ямпольский и правда заходит в класс. Но почему-то вместе с Горром.
Горр, ни на кого не глядя, идет к своей парте. А Ямпольский… он вдруг бросает взгляд на меня и подмигивает.
А Сони так и нет…

23. Лена

Я иду домой быстро, почти бегом, едва сдерживая слезы. В груди жжет, а в горле комом стоит обида.
Ненавижу Горра! Может, это звучит ужасно, может, так говорить нельзя, но я ненавижу его как никого и никогда. Подонок! Мерзавец и подонок! Жестокий, циничный, бездушный!
Он — страшный человек. Гораздо страшнее глупого и вечно кривляющегося Гаврилова, Ямпольского… да всех вместе. Они ведь просто пляшут под его дудку не от большого ума. А вот он…
Если Горр уже сейчас ломает людей как ему вздумается, людей, которые ему ничего плохого не сделали, то жутко представить, каким он станет потом. И как он обойдется с теми, кто перейдет ему дорогу.
Я не понимаю, зачем ему всё это надо. Просто ради развлечения? От нечего делать? Вот так легко и просто он убил нашу долгую дружбу, потоптался на чужих чувствах, походя разбил сердце несчастной Соне, да и мне…
И главное, я даже не поняла, как так вышло, что лучшая подруга, моя Сонька, с которой мы дружим с первого класса, считает теперь меня своим злейшим врагом…
Столько ужасных слов она мне наговорила! Столько несправедливых обвинений на меня обрушила! И за что? Не понимаю…
И Петька, как назло, остался в школе — мне даже выговориться сейчас некому.
Забегаю в наш двор, чуть не сбиваю с ног соседку. Выдавливаю из себя «извините» и «здрасьте». А потом еще минут пять выслушиваю ее жалобы на коммунальщиков, на гололед, на больную спину. Бездумно ей киваю, поддакиваю, а у самой так и звенят в голове Сонькины слова:
«Ты — гадина! Змея! Подлая дрянь! Ненавижу тебя! Не подходи ко мне! Не звони! Знать тебя не хочу!».
Соседка уходит к себе, а я наконец захожу домой. Бабушка, тихонько напевая, что-то готовит на кухне. Не хочу ее пугать, не хочу расстраивать, но держать всё в себе уже нет сил.
Скинув сапоги, шапку, пуховик, прохожу в свой закуток и буквально валюсь на кровать, лицом в подушку. И тут же из меня выплескиваются рыдания. Я стараюсь их заглушить, но куда там!
Бабушка трясет меня за плечо. Голос ее звучит испуганно.
— Леночка, что случилось? Что с тобой, детка? Скажи скорее…
Потом она присаживается с краю и тянет меня к себе. Я на секунду поднимаю голову от подушки, сажусь рядом с ней.
— Что произошло? Тебя обидел кто-то?
— Бабушка… мне так плохо… — стону я и снова начинаю рыдать, уткнувшись мокрым лицом в ее плечо. Она обнимает меня, бормочет что-то утешительное, а я будто сорвалась со всех тормозов — реву и не могу остановиться. И не замечаю, как в ушах уже частит пульс пулеметной очередью, как горло сдавливает спазм.
— Не плачь, Леночка, успокойся… давай ты мне все расскажешь… вместе что-нибудь придумаем… вот увидишь. Не плачь, ты же знаешь — тебе нельзя. Давай я тебе чай заварю с ромашкой…
Постепенно плач переходит в кашель, а затем в хрип. И тут уже я чувствую — задыхаюсь. Хватаю ртом воздух, но не могу вдохнуть. Перед глазами всё плывет и темнеет. Бабушка подскакивает, а через мгновение торопливо сует мне в рот таблетку.
— Давай… разжуй скорее… да что ж такое, господи… сейчас воды еще принесу…
Таблетка кашицей размазывается по нёбу и языку. Но вдохнуть все еще не могу. В изнеможении валюсь на кровать. Сознание уплывает.
— На, попей…
Бабушка приподнимает мою голову. О зубы бьется край стакана, вода льется по подбородку, и блузка тотчас становится мокрой на груди, но кое-как я все же умудряюсь сделать пару мелких глотков. И снова бессильно роняю голову. Дышать чуть легче. Но грудь будто придавило камнем, и за ребрами боль такая жгучая — не пошелохнуться.
— Господи, Леночка, ты аж посерела вся! Доченька моя…
А я даже ответить ничего не могу. Потом слышу — она звонит в скорую, а затем испуганно кричит в трубку:
— Приезжайте! Скорее! Внучке плохо… у нее больное сердце… приступ… семнадцать лет…
Её голос звучит издалека, искаженно, будто пробивается сквозь толщу воды. А потом и вовсе стихает вместе с прочими звуками, тенями, запахами. Но в следующий миг бабушкин голос вновь прорезается. И уже не один. Слышу и другие голоса, чужие, мужской и женский.
С трудом поднимаю отяжелевшие веки. По чуть-чуть. Сначала вижу лишь мутный свет, но постепенно картинка проясняется, словно настраивается фокус.
— Леночка! Очнулась! — охает бабушка и склоняется надо мной. Слегка проводит теплой ладонью по лбу, по волосам. — Как же ты меня напугала…
Рядом на табуретке сидит мужчина-врач, смотрит на меня внимательно.
На тумбочке — использованный шприц и пустая ампула. Возле кровати на полу — оранжевый ящик с медикаментами.
— Говорите, такие приступы у нее случались и раньше? — спрашивает он, не отрывая от меня взгляда. — Как часто?
— Ну вот такие — не очень часто. Даже редко. Мы же лечимся… поддерживаем… Просто сегодня Лена пришла сильно расстроенная, а ей нельзя нервничать. Нам так и говорит наш участковый кардиолог. Чтобы стрессов избегали. И простуд тоже…
Мужчина, не старый, но полностью седой, задумчиво кивает.
— Как себя чувствуешь? Стало легче?
Я тоже киваю. Пробую ответить, но губы слиплись.
— Сейчас сделаем тебе ЭКГ.
Женщина, которая до этого сидела в стороне, подносит еще один ящик. Распахивает крышку, достает манжеты, присоски с множеством проводков и сам аппарат. Пока я лежу с этими штуками, врач продолжает расспрашивать бабушку:
— Когда, говорите, была операция на сердце?
— В два года. Но тогда нам только сузили проток. Надо будет потом еще одну операцию сделать. Но уже после восемнадцати. В следующем году. Так сказали врачи. А пока мы наблюдаемся у кардиолога. Раз в год ложимся в больницу. Проходим обследования. Там и прокапывают заодно, и препараты подбирают…
— Ясно.
Он разворачивает листы с кардиограммой, но что в них видит — нам не говорит. Потом снова переключает внимание на меня:
— Давай-ка сейчас тебя ещё послушаем.
Бабушка помогает мне подняться с кровати. Мне и правда легче — во всяком случае, дышу- не задыхаюсь, да и боль в груди стихла. Только слабость по всему телу ужасная, и голова идёт кругом.
Я даже прикрываю глаза, пока он с озабоченным выражением лица прикладывает холодную мембрану к коже. Так головокружение меньше, но ноги в коленях все равно подгибаются.
— Шумы мне не нравятся, — хмуро изрекает он. — Давно были у своего врача? Ещё осенью? Сходите. В самое ближайшее время. Ну а сейчас в больницу ехать — особого смысла нет. Приступ мы купировали. Сделаем еще один укольчик с успокоительным. Пусть отлежится. Если станет хуже — вызывайте снова.
Когда они уходят, бабушка помогает мне переодеться в домашнее. Потом укладывает поудобнее. И лишь затем спрашивает:
— Что случилось-то, Леночка? Кто тебя так обидел?
Я долго молчу. От бабушки у меня тайн нет, но сейчас почему-то правда дается мне с трудом.
— Мы с Соней поссорились, — наконец говорю я.
— Бог ты мой… Так сильно, что ли? Из-за чего? Вы же с ней сроду не ссорились, не разлей вода…
Я прикрываю глаза. И снова вижу как вживую. Вот я подошла после урока к Ямпольскому, спросила, где Соня. Она ведь так и не появилась. И на звонки-сообщения не отвечала.
Ямпольский обвел меня липким взглядом и, ухмыляясь, выдал:
— Поцелуй — скажу.
— Я серьезно.
— Я тоже. Уверяю, тебе понравится. Черный так не умеет.
Я отшатнулась от него. Решила сама пойти ее поискать. А когда выходила из кабинета, услышала, как Горр ему небрежно бросил:
— Идиот.
— А что, мне ей цветы дарить?
Что ему ответил Горр, и ответил ли — без понятия. Не успела услышать. Уже выскочила в коридор, где от гвалта оглохнуть можно было.
Соню я так и не обнаружила, хоть и обошла все этажи. Где уж она пряталась — не знаю, но на последний урок Соня все-таки пришла. Лицо опухшее, глаза красные. Она явно плакала. Но на все мои вопросы Соня только отмалчивалась. И до самого звонка она так и просидела закаменевшая.
Потом мы вместе спустились в гардероб. То есть, она шла впереди, по-прежнему со мной не разговаривая. А я — следом, гадая, как ее растормошить, как привести в чувство. И как хотя бы узнать, что с ней случилось.
А затем в гардероб ввалился Ямпольский. Я как раз куртку надевала. Он ее у меня из рук выхватил, а когда я обернулась в недоумении ­– вдруг мне её падал, ещё и этак галантно. Я, конечно, опешила от его выходки. Понимаю же, что это всё какой-то дурацкий прикол. Ну, какой из него джентльмен?
Надела пуховик, отошла к Соньке. А на нее смотреть уже больно. Ее будто корежит всю внутри. В глазах — черное, необъятное горе. А Ямпольский опять ко мне подлез, встал рядом, приобнял за плечи. Я руку скинула, но он ничуть не смутился. Говорит как ни в чем не бывало. Даже нет, говорит так, будто мы с ним близкие друзья:
— Лен, ты чё, щас домой?
— Ну, конечно.
— А мы с пацанами в спортзал. В пятницу же турнир. Вот тренироваться будем. Не хочешь посмотреть?
— Не хочу, — в полном недоумении сказала я.
— Слушай, может, погуляем вечером? Или в кино сходим?
Я даже ответить ему не успела, как Соня сорвалась с места и пулей вылетела из гардероба. Даже шарф свой забыла и перчатки. Я их подобрала и побежала за ней. Догнала уже на улице, у ворот. Сунула ей в руки вещи. Говорю: «Сонь, ты из-за Ямпольского плакала? Он тебе что-то сделал или сказал?».
Соня прищурилась и вдруг выпалила зло:
— Хватит! Хватит уже твоей фальшивой заботы. Теперь понятно, почему ты отговаривала меня общаться с Антоном. Я думала, мы — подруги!
— Конечно же, мы подруги! — ошарашенно заверила ее я.
— Ну да, — горько хмыкнула она, а у самой губы задрожали, а на глаза навернулись слезы. — С такими подругами и врагов не надо!
— Соня, да о чем ты? Ямпольский тебе что-то наплел? Не верь ему. И в гардеробе он просто прикалывался. Ну чего ты?
Но она меня не слышала.
— Уйди от меня! Видеть тебя не могу! — почти кричала она сквозь плач.
И чем больше я пыталась до нее достучаться, тем сильнее она впадала в какое-то неистовство.
— Меня от тебя тошнит! Не лезь ко мне! Отстань!
А под конец она выкрикивала мне в лицо такие страшные слова… как будто била ими, наотмашь, насмерть.
А потом из школы вышли наши девчонки. И, конечно, они всё слышали. И видели. Они даже специально остановились посмотреть на это шоу. Затем Михайловская позвала Соню.
— Да что ты перед ней еще распинаешься, Сонька? Крыса она. Пошли лучше с нами. Давай, давай, идем!
Михайловская взяла Соню под руку, и та пошла с ними. А я осталась одна…
Одна на дороге, и вообще — одна…
Нет, всего этого я ни за что не расскажу бабушке.
Я внушаю себе, что это не Соня мне говорила, а ее обида и боль. Соня всегда была слишком эмоциональной. С детства из-за пустяков убивалась и рыдала в три ручья, зато и отходила быстро, а когда радовалась, то скакала до потолка, любила весь мир и заражала своей бурной радостью всех вокруг. А сегодня… сегодня она была не в себе. Ее обманули. Это всё Горр. А Соня просто жертва его манипуляций.
Правда мне от этого ничуть не легче…

24. Лена

Вечером слышу, как приходит домой Петька, но ко мне почему-то не забегает. Хотя раньше — всегда. А то и по сто раз в день.
Мне не обидно, но тягостное чувство в душе от этого становится еще острее. Он и не обязан заходить, напоминаю себе. И вообще, может, устал человек. Он ведь тоже сегодня тренировался, готовился к соревнованиям. Еще и в капитаны собрался — двойная ответственность на нем.
И потом, может, даже и хорошо, что не забежал, потому что пришлось бы что-то рассказывать про Соню, а мне о ней даже думать больно.
Бабушка вокруг меня хлопочет. Спрашивает, что для меня вкусненького приготовить: булочки, домашнее печенье, шарлотку. Как будто шарлоткой можно облегчить душевную боль. Но ее суетливая забота трогает до слез.
— Ничего не надо, бабуль, просто посиди со мной, — прошу я. Ловлю ее теплую, сухую ладонь. Бабушка послушно садится.
— Из-за чего вы с Соней поссорились? Может, все не так ужасно, как тебе кажется?
— Всё ужасно, — качаю я головой.
— Выговорись — легче станет.
Я кратко и сбивчиво рассказываю ей про Соньку (опуская, конечно же, все её жуткие слова), про Ямпольского и особенно — про Горра. Описываю бабушке, как он выглядит, как держится, как взирает на всех свысока и, главное, как недавно пообещал доказать, какие плохие у меня друзья. И в конце концов ловлю себя на том, что почти час о нем одном говорю.
— Ну, просто демон-искуситель какой-то, — вздыхает бабушка.
— Он очень-очень страшный и плохой человек, — заверяю я бабушку.
— Ну, ничего. Соня остынет, одумается и помиритесь. Ну а в нашем Петруше я уверена на все сто. Так что ничего у вашего страшного и плохого человека не получится. Кстати, что-то Петя к нам сегодня даже не зашел…
— Он допоздна тренировался. У них там скоро турнир, — объясняю я, а сама чувствую, будто оправдываю его перед бабушкой и перед собой. Наверное, это просто из-за Сони я теперь боюсь и с ним рассориться.
После разговора с бабушкой мне и правда становится немного легче. Но на следующий день в школу я не иду. Бабушка твердо решила последовать совету врача со скорой и сводить меня внепланово в больницу. Все-таки вчерашний мой приступ ее здорово перепугал.
Я нехотя уступаю. Походы по больницам всегда меня угнетают, потому что именно там я сразу же начинаю чувствовать себя не такой, как все, больной, ущербной, без шанса на полноценную жизнь. В школе это ощущение стирается. Я сливаюсь со всеми и забываю о своем недуге. Но сегодня в школу мне не хочется ещё больше…
***
Из больницы мы возвращаемся лишь к обеду. Пришлось долго ждать, пока нас приняли без записи. Кардиолог меня посмотрел, послушал, почитал осенние записи и ничего нового нам не сказал. Лишь повторил то, что говорил и раньше:
— Ну, шумы есть… так они и были, эти шумы. Ситуацию свою вы знаете. Поддерживающую терапию получаете. Ждем пока. А в следующем году начнем готовиться к операции…
— И все? — разочарованно спрашивает бабушка и, запинаясь от волнения, продолжает: — Вчерашний приступ… такого никогда еще не было. Лена… она сознание потеряла. Таблетки не действовали, только скорая… А если бы они не приехали так быстро? Я даже подумать боюсь…
— Вот нервничать не надо. И думать о плохом тоже не надо. Хорошо, давайте сделаем так. Сейчас поставим Лене холтер*. До завтра она его поносит. А завтра пусть подойдет к двенадцати, к началу приема… снимем, и я потом посмотрю, как там что… ну и сделаем для верности КТ. Это платно делается, в диагностическом центре. На этот месяц квоты уже закончились, а на следующий я вам выпишу.
Около шести к нам неожиданно приходит гостья. Олеся Владимировна. Наша англичанка и новая классная. Я немного теряюсь, но бабушка сразу заманивает ее на кухню и усаживает за стол. Олеся Владимировна и сама смущается, отказывается от чая, говорит робко: «Мне только водички, пожалуйста». Но бабушка даже слышать ничего не хочет. Наливает ей в большую кружку чай, пододвигает тарелку с ещё теплым творожным печеньем. И Олеся Владимировна сдается.
— Спасибо, очень вкусно. Я такого никогда не ела… Но я беспокоилась из-за Лены, — англичанка переводит взгляд на меня. — Тебя сегодня не было… Я писала в родительский чат, но никто ничего не смог подсказать.
— Леночка вчера плохо себя почувствовала, — отвечает за меня бабушка. — У нее был приступ. Вызывали скорую. А сегодня ходили к врачу.
И тут холтер, словно в подтверждение ее слов, начал качать манжету с характерным гудением. Олеся Владимировна осмотрела меня, не понимая, откуда странный звук.
— Вот видите — прибор ей надели специальный, до завтра его носить, — пояснила бабушка. — Поэтому завтра Леночка тоже школу пропустит.
— Понятно, — озадаченно кивает англичанка. Видно, что ей неловко задать следующий вопрос, и она мучительно подбирает слова. — А что за приступ? Надеюсь, ничего серьезного?
И бабушка, игнорируя мои взгляды и знаки, выкладывает ей почти всё.
— Сочувствую, — бормочет Олеся Владимировна. — Может, я могу чем-то помочь? А в классе ребята знают?
— Нет, — встреваю я в их беседу. — Петя знает и… Соня, но так… без подробностей. Остальные — нет. И не нужно, чтобы знали. Пожалуйста.
— Почему? — удивляется она.
— А зачем? Чтобы каждый раз напоминали: «Она больная»? Я так не хочу. Я даже Соне и Петьке поэтому ни о чем не говорю. Не знаю, как объяснить… я просто хочу быть с ними… то есть, со всеми на равных. У меня и так всё детство было… — Я замолкаю, спохватившись. Зачем вывалить всё это на постороннего человека? И чтобы уйти от темы, спрашиваю её: — А как съездили в монастырь? Мне ужасно жаль, что я не смогла…
Олеся Владимировна вздыхает, глядя на полупустую кружку с чаем, которую держит в ладонях. Потом поднимает на меня глаза и грустно улыбается.
— Не было никакой поездки. Никто не пришел.
— Как? Совсем никто?
— Да, совсем никто. Неудобно очень получилось. Автобус зря оплатили, деньги потратили. Как-то потом отчитываться придется… И перед учителем китайского тоже… Ну и там, в монастыре, нас ждали, стол накрыли в гостевом доме… Ну да ладно, главное — ты выздоравливай скорее.
Мне жалко ее, но что тут сказать — не знаю. Конечно же, наши намеренно сорвали поездку. Да она и сама это понимает.
Вскоре после ее ухода забегает Петька. Тоже, оказывается, заволновался, что со мной.
— Не переживай, — говорю ему, — я уже в норме. Завтра еще прогуляю денек, а в четверг — в школу.
— А что у вас с Сонькой случилось? Она отсела от тебя к Павленко.
Настроение мгновенно портится. Так не хочется отвечать, но Петька ждет, в глаза заглядывает.
— Соню наши разыграли жестоко. Наплели ей что-то про меня, и она поверила, решила, что я ее предала. Лучше скажи, почему вы подвели англичанку?
Петька округляет глаза, моргает несколько раз. Значит, сейчас начнет бурно оправдываться. И точно:
— Да какой нам монастырь? У нас же игра в пятницу! Прикинь, если продуем? Вот позорище будет! А ты точно в четверг придешь в школу? А в пятницу придешь?
— Да, приду, приду, — смеюсь я. — Что, соскучился?
— Ну… — он краснеет и сразу начинает ерзать, будто ему спокойно не сидится. — Я это… ну, попросить тебя хотел.
— Ну, проси.
— Пойдем в пятницу с нами на игру? В «Современнике» будет проходить отборочный турнир. Это рядом с Политехом.
— Ой, не знаю, Петь. Я как-то не очень люблю баскетбол, прости…
— Ну ты чего? — тотчас сникает Петька. Даже не сникает, а прямо расстраивается. — Кто за меня будет болеть?
— Да все! С нашей школы ведь многие пойдут наверняка. Так что без поддержки не останетесь.
— Да что мне многие? Мне ты… — выпаливает он и осекается на полуслове. Еще гуще краснеет: — В смысле, ну мы же друзья. Ну пойдем, а? Я и так на нервяке весь. Боюсь продуть и тогда…
Петька и правда какой-то нервный. Мне не понять, но, видимо, эта игра для него и впрямь очень важна.
— У вас в команде Горр. Не продуете. Дэн ведь его не зря восхвалял.
— Да Горр вообще не пойдет.
— Как так? — удивляюсь я.
— Он бросил команду. Прикинь? Накануне турнира взял, сука, и бросил, и плевать на всех хотел. И на соревнования не пойдет, сказал. Лен, ну, пойдем?
— Ну, ладно, уговорил, — неохотно соглашаюсь я. — Но только тогда попробуй продуть!
Петька смеется, заверяет, что теперь-то они точно всех уделают. Мы еще часа полтора болтаем с ним о том о сем. Он, как всегда, между делом сметает всё печенье, даже не замечая, а потом шарит рукой по пустой тарелке. И затем уморительно смущается:
— Ой, я, кажется, один всё съел… извини… это потому что нервничаю… в смысле из-за соревнований волнуюсь… У меня всегда так.
— Да, Петька, у тебя всегда так, — смеюсь я.
Около девяти он подрывается к себе. Я иду провожать его до двери. Петька накидывает куртку, сует ноги в ботинки. Уже выходит, но на пороге останавливается.
— Лен, ну ты точно пойдешь со мной на игру? — спрашивает он, а в глазах — застывшее напряжение. Словно для него это вопрос жизни и смерти: приду я или не приду.
— Да точно, точно, — обещаю ему и закрываю дверь.
_______________
* Холтер - портативное устройство, которое позволяет непрерывно отслеживать изменения в работе сердца и контролировать артериальное давление пациента в течение суток.


25. Лена

Размолвка с Соней меня, конечно, здорово подрубила. Я даже в школу в четверг иду через силу. Петька меня по пути всячески развлекает, чтобы я не сильно расстраивалась.
В кабинет мы заходим вместе, и Ямпольский сразу при виде нас кричит на весь класс:
— О! Ленок! Радость моя! Можно с тобой сяду?
Петька, слава богу, тут же плюхается рядом со мной.
— Э, Черный! Ну ты наглый! — с деланным возмущением тянет Ямпольский, а потом глумливо уже мне: — Ленок, ты разбила мне сердце, жестокая.
В классе все покатываются со смеху. Кроме Петьки — он меня поддерживает взглядом. Кроме Сони — она смотрит на меня исподлобья, как на врага. И кроме Горра — он заходит за мгновение до этого.
Мы сталкиваемся с ним взглядами, и у меня возникает странное мимолетное ощущение. Ощущение, будто он, как только переступил порог, первым делом, целенаправленно нашел меня. И если бы это был не Горр, а, скажем, Петька, я бы подумала, что он мне рад. Что-то такое зажглось во взгляде — сначала напряжение, а потом облегчение, но буквально на миг. А в следующую секунду он меня уже «не видит». И взирает на всех и вся с надменным безразличием. Как и обычно. Только меня почему-то тот короткий миг неожиданно смутил. И весь оставшийся день я избегаю поворачиваться в сторону Горра, но непонятным образом чувствую его внимание.
***
Последним уроком у нас иностранный. Наши опять решили игнорировать англичанку, на все ее вопросы молчать, на дружелюбные улыбки и попытки наладить контакт — отвечать кислыми минами.
Но это не всё. Гаврилов принес с собой клоунский рыжий парик. И теперь, напялив его, всю перемену крутится перед доской. Вихляется, строит гримасы и писклявым голосом передразнивает англичанку и не замечает, когда она появляется.
Олеся Владимировна входит в кабинет — и я ее не узнаю. Еще позавчера сидела у нас дома, растерянная и грустная, сетовала, что неловко получилось с экскурсией, а сейчас она какая-то замкнутая, холодная и будто чужая.
Гаврилов наконец ее видит, но даже не думает сдернуть парик и сесть на место. Он, ничуть не смущаясь, вертится теперь вокруг неё. Изображает удивление, взмахивает руками, паясничает, издевательски квохчет: «А что такое?». Лезет ей прямо в лицо и кривляется.
Наши посмеиваются, хотя выглядит это пошло и глупо.
— Петь, скажи ему, чтобы прекратил, — прошу я Чернышова.
— Да чё? Он и так щас сам сядет.
Олеся Владимировна стоит за учительским столом, прямая и гордая. Смотрит на нас пустым взглядом и молча чего-то ждет. И словно не замечает, как вокруг нее вьется Гаврилов.
— Сядь, — доносится с задней парты пренебрежительное. — Концерт окончен.
Гаврилов бросает на Горра недоуменный взгляд, но подчиняется. Стягивает парик и возвращается на место.
Однако Олеся Владимировна к уроку не приступает. Она по-прежнему стоит неподвижно и молча, с непроницаемым лицом. Минуту, две, три.
Наши даже начинают беспокойно ерзать и переглядываться, мол, что с ней.
И лишь когда пауза уж слишком затягивается, она сухо произносит:
— Я ошиблась. Я считала вас взрослыми, разумными, порядочными людьми. И пыталась с вами общаться соответственно, а уроки строить в такой форме, чтобы обучение было для вас максимально интересным. Но… увы. Вашу незрелую и глупую выходку со срывом экскурсии обсуждать я не буду. Это останется на вашей совести. Но вы приняли доброжелательное и уважительное отношение к себе за слабость. Что ж, значит, отныне наши уроки будут проходить в ином формате. Я задаю вопрос, если вы на него не отвечаете — единица в журнал. Я даю задание, если вы не выполняете — единица в журнал. Любой посторонний шум, любая возня, мешающая уроку — сообщение родителям. В общем чате. С фамилиями и подробностями. Вам за себя не стыдно, пусть стыдно будет родителям.
Наши от такого напора как-то сразу затихают. А она обращается к Гаврилову:
— Тебе — первое и единственное предупреждение. Затем пойдешь отсюда вон.
— Сама пойдешь отсюда… побежишь… — бубнит он себе под нос почти шепотом, но в тишине класса его слова все равно слышны.
— С вещами на выход, — чеканит она жестко. — После урока напишу родителям.
— Да пиши куда хочешь, мне пофиг, — огрызается он, но я вижу, что такой исход он не ждал и не хотел, и теперь психует. Хватает свою сумку и выскакивает из кабинета.
На его хамство Олеся Владимировна и бровью не ведет. Лишь легкий проступивший румянец говорит о том, что ей неприятно.
— Работаете вы самостоятельно, — не дрогнув, продолжает она. — Я даю вам тему — вы ее изучаете, затем пишете тест.
И действительно — пол-урока мы читаем учебник сами, потом пишем короткий тест. В конце она спрашивает:
— Ну что, вам нравится вот такой формат? Этого вы добивались?
Наши молчат. Уж не знаю почему — из-за того, что договорились игнорить ее, или просто нечего сказать.
— Нравится? — Олеся Владимировна обращается к Петьке. Он пожимает плечами.
— И ты тоже не знаешь? — спрашивает она у Горра.
— Мне без разницы. Вряд ли вы сможете научить меня тому, чего я не знаю, — надменно заявляет он.
Кто-то из девчонок издает сдавленный смешок. А Олеся Владимировна, хоть и старается не подать виду, но явно задета его словами. Причем гораздо сильнее, чем хамством Гаврилова.
Горр, скорее всего, даже прав — ему и прошлая англичанка постоянно кокетливо твердила: «Ах, Герман, ты знаешь язык лучше меня!».
Но как бы то ни было — разве так можно? Меня прямо подстегивает от этих его слов. И я, хоть она меня и не спрашивает, говорю вслух:
— А мне бы хотелось, чтобы вы нам всё объясняли. Мне интересно вас слушать. И… простите нас, пожалуйста.
За спиной сразу слышу шепотки, смешки, ухмылки, но мне все равно.
После уроков Михайловская цепляет меня возле гардероба.
— Неплохо ты сегодня классной подлизала, Третьякова. Смотрю, никак не уймешься…
Но она не договаривает. В гардероб заходит Горр, и она сразу теряет ко мне интерес и устремляется к нему.
— Герман, это правда, что ты ушел из команды?
— Правда.
— А завтра как? У вас же завтра игра? — Лицо у нее такое, словно от его участия решается ее судьба.
— Без меня справятся, — усмехается он.
— Но Герман… — расстроенно восклицает она и тише добавляет: — Завтра же... ну, ты сам знаешь.
А меня, пока я одеваюсь, вновь одолевает странное ощущение, что хоть Горр и разговаривает с Михайловской, но неотрывно следит за мной. И что еще странно — это меня заставляет нервничать. Я скорее выхожу, по пути завязывая шарф.
Горр, видимо, тоже, потому что вскоре он меня догоняет.
В дверях, как обычно в пересменку, небольшое столпотворение. Особенно в «предбаннике» затор. Я стою, жду, а потом вдруг чувствую, что он — за спиной. Точнее, справа, упирается в меня грудью. Не он один — в такой толчее все друг друга подпирают и подталкивают, но только от него мне не по себе. Сердце так и колотится. Еще и он смотрит на меня. И всю правую сторону лица, там, где скользит его взгляд, буквально жжет.
Я не выдерживаю, поворачиваюсь к нему. Спрашиваю:
— Что?
Горр не отвечает и взгляд не отводит. А у меня теперь еще сильнее приливает кровь к лицу. Щеки просто полыхают, и я скорее отворачиваюсь. Но знаю же, что он рядом, что касается меня, разглядывает зачем-то, и мне от этого беспокойно, жарко, душно.
Наконец мы выходим на крыльцо, я стараюсь идти спокойно. Но кожа так пылает, что я даже мороза не чувствую. А Горр, наверное, идет где-то сзади, отстал немного. Но мне уже так легче. Оказывается, я совсем не переношу его близости. Выхожу за ворота и вдруг замечаю невдалеке какую-то женщину, примерно средних лет, скромно одетую.
Она высматривает кого-то, поджидает. Видимо, чья-то мать. А потом, вижу, она взмахивает рукой и негромко зовет: «Герман! Герман!».
Я удивленно оглядываюсь, но Горр на нее никак не реагирует. Проходит мимо, садится в черную машину и уезжает. А женщина сразу сникает и понуро бредет прочь.


26. Лена

Мы едем с Петькой в маршрутке. Через час у них начинаются соревнования, из-за которых он, похоже, с ума скоро сойдет. Я таким беспокойным никогда его не видела. Петька сидит и дергает нервно коленями. И мимика его больше напоминает тик.
Пару раз его о чем-то спрашиваю — он даже не слышит. Весь в своих мыслях. На Помяловского в салон входит старушка, становится рядом, а он ее в упор не замечает. Я его легонько толкаю в бок и киваю на старушку, и то он не сразу понимает, что к чему. Потом спохватывается, подскакивает, уступает ей место. А сам повисает на поручне и продолжает дергаться. Иногда бросает на меня какой-то больной взгляд, улыбается, но улыбка выходит вымученная, страдальческая. Глядя на него, кажется, что, если он на этой дурацкой игре не победит, его прямо там же на месте казнят самым жестоким образом.
Петька сегодня всё утро вот так: переживал, психовал, на уроках сидел как на иголках. Это и наши заметили. Михайловская на перемене, проходя мимо нашей парты, даже потрепала его пышную шевелюру и проворковала ласково: «Петюня, мы в тебя верим».
«Я тоже в тебя верю, — шепнула ему я, — из тебя получится самый крутой капитан». Но Петька только гримасу великомученика в ответ состроил. Бедняга.
А когда мы выходили из школы, столкнулись с нашими парнями на крыльце, и кто-то — кажется, Шатохин — хлопнул его по плечу и сказал: «Не очкуй, Черный, всё будет ок».
Я, конечно, тоже его всячески подбадриваю. Только, по-моему, это слабо помогает. Потому что чем ближе игра, тем Петька сильнее волнуется. Мне его жалко до невозможности. Как хорошо, что я с ним поехала.
— Петь, да не переживай ты так, — шепчу ему. — Даже если проиграете, ну что это изменит?
— Ну да, — вроде соглашается он, но на нем лица нет.
К «Современнику» мы подходим минут за двадцать до начала игры. Пробка была. Петьку, бедного, чуть инфаркт не схватил.
Наши ждут в просторном фойе, мальчишки, кто в команде — уже переодеты в форму. Остальные — кто в чем. Из девчонок пришли только трое: Патрушева, Михайловская и Тимофеева. Но, может, позже и другие подтянутся. А Горра действительно нет.
При виде нас все сразу оживают. То есть при виде Петьки, конечно, я-то им что. Правда, Михайловская, смерив меня взглядом, кривится, другие тоже переглядываются с противными ухмылками. Но хоть молчат — и на том спасибо.
— О! Петруччо! — восклицает Гаврилов. — А мы тебя уже заждались.
— Ага, — поддакивает Сенкевич. — Волнуемся все, где же наш капитан. Уж скоро игра.
— А наш капитан не подвёл, — ласково, с улыбкой произносит Михайловская. И делает шаг к Петьке, прижимается боком, приобнимает.
— Даааа, молодца! — Шатохин опять бьет его по плечу, по-дружески, конечно.
Они ему все улыбаются, говорят какие-то хорошие слова, хвалят, а у меня неотвязное ощущение фальши. Будто они ерничают, смеются над ним. Особенно это «капитан» звучит как-то издевательски. Словно они его дразнят, а на самом деле никто его капитаном не считает. Почему-то мне так кажется, уж не знаю, почему.
Но Петька, похоже, принимает всё за чистую монету. Может, так и есть, может, наши и правда к нему со всей душой, а у меня просто паранойя из-за того, что они его избили. Но я теперь тоже волнуюсь, только не за игру, конечно, а за Петьку. Его так легко обдурить, он такой непосредственный и доверчивый.
— Ты давай, бегом переодевайся, капитан, — велит Шатохин. — И так опоздал. С минуты на минуту жеребьевка будет.
— Ага, пару сек, — выкрикивает Петька. Потом оглядывается на меня. — Лен, ты сама разденешься, ладно? А то я это… не успеваю… Вон видишь лестницу? Слева от входа… там чуть дальше гардероб, а вон там спортзал. Туда, короче, иди потом. Там встретимся.
— Да беги, беги, — говорю ему. — Не заблужусь уж.
И Петька подрывается в сторону широкого коридора, откуда доносятся гулкие крики, звуки свистка, стук мяча.
Все остальные тоже направляются туда. А я иду, куда указал Петька, — в гардероб. Правда, сначала промахиваюсь дверями и попадаю в столовую.
Вообще, «Современник» — очень большой комплекс. Ненамного меньше «Байкал Арены», так что заблудиться здесь вполне реально. Я не успеваю раздеться, как в гардероб залетают Ларина и Сорокина. Впопыхах скидывают куртки и подбегают к стойке. Увидев меня, хмыкают и переглядываются.
Потом уже, получив номерок, Ларина вдруг бросает мне:
— Валила бы ты отсюда, Третьякова.
Хочу огрызнуться, но встревает Сорокина.
— Дина! Да ну ее! Бежим скорее! Опаздываем же! — тянет ее за руку на выход.
И они убегают.
Я тоже прибавляю шаг, не хочу заходить, когда уже игра начнется.
***
Наши выиграли! Я, наверное, первый раз болела за команду, за наших, за Петьку. Сначала он как будто немного зажимался. «Косячил». Но вскоре вошел в раж и, хоть я совсем не смыслю в баскетболе, видела, что он прямо был в ударе. Так ловко перехватывал и вел мяч, и в корзину часто попадал.
Петька, весь красный и взмокший, подлетает ко мне.
— Ты видела, как я трехочковый забросил в самый последний момент? Видела? — он аж светится.
— Видела, видела, — смеюсь я. — Ты был великолепен. Зря боялся.
Он пару секунд смотрит на меня с непониманием, потом, сморгнув, кивает:
— Ааа, ну да… Я это… пойду… переоденусь. Ты только не уходи, ладно?
— Ну куда я без тебя? Я в фойе тебя подожду.
Спортзал потихоньку пустеет, болельщики расходятся. Приходят какие-то другие парни, взрослее, начинают разминку. И я тоже ухожу. Получаю куртку и жду Чернышова, устроившись в кресле рядом со входом.
Какое-то время в фойе столпотворение, но постепенно и там народ рассасывается. А вскоре ко мне подбегает Петька, на ходу натягивая шапку и шарф.
— Лен, идем! Там наши зовут в кафешку. Тут совсем рядом, прямо в двух шагах.
— А это обязательно? Что там делать?
— Ну как? Отпразднуем победу. Да мы ненадолго. Зайдем и через полчасика домой поедем.
— Что-то мне не очень хочется, Петь.
— Да я и сам, если честно, не хочу. — Лицо у Пети и правда кислое. — Но как бы стремно будет не пойти. Я же… ну, капитан. Идем?
— Да у меня и денег нет. Только на проезд. Может, я одна домой поеду?
— Ну ты что? Нет-нет, идем. И про деньги даже не заикайся! Что я тебе кусок пиццы и молочный коктейль не куплю? Ну если что, отметимся и сразу срулим.
— Ну ладно, капитан, — поддеваю я его по-доброму.
***
Наши нас не ждут, идут далеко впереди. Иногда оглядываются и кричат: «Капитан, не отставай!».
— Что-то ты совсем не радуешься победе, — замечаю я скисшее Петькино лицо. Даже не скисшее, а какое-то полубольное.
— Да я перенервничал, — отмахивается он.
— Ну сейчас уже можно и выдохнуть, и расслабиться.
Он в ответ лишь выдавливает натянутую улыбку.
— Правда, Петька, что с тобой?
Мы уже стоим у дверей кафе. И он почему-то не идет дальше. И выглядит, если честно, еще хуже, чем перед игрой.
— Да я… — он нервно сглатывает. — Слушай, Лен…
Тут на низенькое крыльцо кафе выходят Ямпольский и Гаврилов. Оба курильщики. Вообще, у нас с этим очень строго. Лидия Романовна отслеживает все ходы-выходы и территорию вокруг школы по камерам. И если вдруг кого обнаруживает — сразу родителей на ковер. Так что эти двое бегают на большой перемене через дорогу, за павильон, который не попадает под обзор камер. Потом жуют усиленно орбит, но все равно подпахивает. Ну а тут стоят, не стесняются.
— Чего замерзли? — говорят нам.
Мы заходим внутрь.
В кафе тусклый свет и громкая музыка. И очень оживленно. Мы с Петькой застываем в нерешительности посреди полутемного зала, не зная, куда идти. А я так вообще в подобном месте впервые и просто теряюсь. Но словно ниоткуда возникает улыбчивая девушка и провожает нас в самый дальний угол.
— У вас отдельная комната. Сюда, пожалуйста.
Мы с Петькой благодарим ее и входим. В комнате гораздо тише — музыка лишь едва доносится из общего зала. И довольно ярко горят настенные светильники. Наши сидят вокруг двух столов, сдвинутых торцами. Кто-то поедает пиццу, кто-то крылышки и картошку фри.
— О, капитан! — приветствует его Шатохин, жуя гамбургер. — Давай сюда.
Мы с Петькой подсаживаемся к нему на маленький удобный диванчик, как раз на троих человек. Петька — с дальнего краю, а я — между ними.
— Четко сегодня отыграли, да? — спрашивает Сенкевич.
— А как наш Петюня красиво трехочковый сделал в финале! Вообще красава! Капитан!
Наши дружно начинают вспоминать какие-то моменты сегодняшней игры, смеются, перекрикивают друг друга.
— Жаль, Дэн не видел, — вздыхает Михайловская.
И наши тут же замолкают. Повисает нехорошее молчание. Я вдруг чувствую, что Петька дрожит. По-настоящему дрожит.
— А кто-нибудь с ним созванивался? — облизнув губы, спрашивает он каким-то запыхавшимся голосом.
Наши молчат, но как-то странно переглядываются.
— А вы чего так сидите? — наконец нарушает тягостную тишину Шатохин. — Ничего не заказали?
— Да я это… не сообразил как-то. Пойду закажу тогда, — Петька как будто с облегчением подскакивает и выходит из-за стола. Потом поворачивается ко мне. — Лен, тебе чего взять?
— Ничего. Я скоро домой.
— Ну давай хоть колу возьму и бургер, да?
Я пожимаю плечами. Мне почему-то нехорошо. Только Петька уходит, как в комнату вваливаются Ямпольский и Гаврилов.
Гаврилов тут же занимает Петькино место рядом со мной.
— Здесь Петя сидит, — говорю я.
— Петя? — притворно удивляется он. — Какой Петя? Не вижу тут никакого Пети.
Все начинают смеяться.
— Это место Чернышова, — говорю я тверже и с раздражением.
— А теперь здесь сижу я, — кривляется он.
— А здесь я, — вклинивается Ямпольский. — Шатоха, пусти, а?
Шатохин тут же встает, я тоже вслед за ним. Но Ямпольский преграждает дорогу:
— Куда? Куда? Леноооок, — тянет он глумливо. — Куда ты собралась, радость моя? Все только началось…
— Отойди! — повышаю я голос.
Но Ямпольский толкает меня собой назад, и я, теряя равновесие, падаю обратно на диван.
— Вау, щас развлечемся. Да, Ленок? — рядом плюхается Ямпольский. Я оказываюсь зажатой между ним и Гавриловым.
— Да отпусти ты ее, — подает голос Ларина. — Пусть валит. Потом настучит же директрисе.
— О чем? О чем настучит? — наигранно изумляется он. — Я же к ней только с любооовью…
И он вдруг обнимает меня за плечи. Я пытаюсь скинуть руку. И тут с другой стороны ко мне лезет Гаврилов:
— И я тоже с любовью.
— Вы совсем уже! Уберите руки! — мечусь я в полупанике.
— Блин, пацаны! Да вы чего? Реально. Это уже нифига не смешно, — снова одергивает их Ларина. — Отпустите ее. Пусть валит.
— Ой, давай ты лучше свалишь? — тянет Михайловская.
— И свалю. Я в этом дурдоме участвовать не собираюсь, — Ларина резко поднимается и выходит. Следом за ней — Сорокина. А я уповаю лишь на то, что они позовут Петьку. Скорее бы он вернулся!
— Ну что, Ленок, расслабься… — И Ямпольский кладет ладонь мне на колено.
Я скидываю его руку, но он тут же возвращает ее обратно, словно потешаясь надо мной. А Петьки все нет и нет! Мне уже кажется, что сто раз можно было купить, что он там хотел, и вернуться. Где ж он? Где? Петечка, миленький, давай скорее, прошу про себя, потому что уже чувствую, как у меня заходится сердце.
Я дергаюсь между Гавриловым и Ямпольским, пытаясь встать, но тщетно. Затем Гаврилов достает свой дурацкий рыжий парик — он в нем сидел во время соревнования — и надевает на меня. Все тут же начинают громко хохотать. Я хочу его снять, но Ямпольский и Гаврилов крепко держат меня за обе руки. А оттого, что я кручу головой, стараясь его скинуть, он только съезжает мне на глаза, отчего все еще больше заливаются хохотом.
— Снимите его с меня! — требую я в истерике.
— Снимем, снимем, — тянет Ямпольский издевательски. — Только не парик, а все остальное.
И я чувствую, как он дергает второй рукой за пуговицу на кофточке.
— Я закричу!
И тут слышу, как открывается дверь и кто-то входит.
— Петя! — со слезами кричу я. — Петя!
Но никто не отзывается.
— Черный, что молчишь? — говорит Шатохин.
— Пацаны, вы чего? Вы зачем так-то? — это и правда Петькин голос, но такой неуверенный, тихий, просящий.
— Черный тут тебе гамбургер принес, — сообщает Ямпольский. — Давай его сюда, Черный. Кормить будем нашу красотку.
Он сдвигает парик назад. Я с ужасом обвожу комнату взглядом. Нахожу Петьку. Он сидит в стороне — напротив и по диагонали.
— Петя! Скажи им! Петя! — выкрикиваю.
А Петька, мой Петька… он опускает глаза, а затем отворачивается. Я не верю… не могу поверить в происходящее. Это какой-то сюр. Дурной сон. Это не может быть правдой.
— Петя! Скажи им! — передразнивает меня Михайловская.
Все опять хохочут.
А я в немом шоке таращусь на Петьку. Патрушева его спросила что-то тихо про игру.
— Петя! Петька! — иступлено кричу я.
А Петька даже не поворачивает голову. Он что-то бубнит, отвечает Патрушевой и будто не слышит моего крика. И тут мне становится по-настоящему страшно…
В ушах уже грохочет с бешеной скоростью пульс. И дышать мне становится всё труднее.
— Ну что, начнем? — скалится Ямпольский. — Детям до восемнадцати смотреть не рекомендуется…
И вдруг дверь снова распахивается. Я в отчаянной надежде бросаю взгляд — пожалуйста, хоть бы официант! Но это Горр…

27. Лена

Ну, конечно, как без него! Пришел полюбоваться результатом своего блестящего плана. Он ведь всё это мерзкое шоу срежиссировал, а остальные — отыграли как по нотам. Даже Петька…
Уж не знаю, каким образом Горр сумел его заставить так себя повести, как смог толкнуть его на такую гнусность… Шантажом? Запугиванием? Чем?
А теперь что? Хочет своими глазами посмотреть, как его подпевалы будут надо мной изгаляться, а Петька трусливо молчать? Хочет видеть мое унижение, мой страх, мои слезы и мольбы прекратить всё это? А потом заявить с самодовольной ухмылкой что-нибудь вроде: я же предупреждал.
Только я больше не пикну. Ни звука не произнесу.
Я смотрю на него с ненавистью, потому что в эту секунду ненавижу его так, что в груди печет нестерпимо. Так, что самой жутко. Ненавижу за себя, за Соньку, за Петьку, за всё зло, которое творится по его воле.
А Горр, между тем, заложив руки в карманы, входит в комнату. И сразу бросает в меня быстрый взгляд, напряженный и острый. Лишь на ничтожную долю секунды. Потом уже оглядывает остальных лениво, расслабленно и со скрытой насмешкой. Как хозяин.
Я, конечно, внушаю себе: успокойся, успокойся, успокойся… Стараюсь не дрожать, не бояться, но что делать, если изнутри всю трясет. Если перепонки разрывает стук собственного сердца. Если каждый глоток воздуха дается с трудом, и мне приходиться раскрывать рот и дышать часто и судорожно.
— О, какие люди! — восклицает Гаврилов. И остальные ему вторят приветственными возгласами. Горр в ответ лишь криво улыбается.
— Герман, какой ты молодец, что пришел! — радуется Михайловская, и ей поддакивает Патрушева.
— Причем вовремя пришел, — хохотнув, говорит Ямпольский. — Самое веселье начинается. Гляди-ка кто у нас тут…
— Да лучше б на матч пришел! — возражает Шатохин. — Видел бы ты, как мы шестьдесят девятую разнесли!
— Герман, садись к нам, — снова зовет его Михайловская. У нее аж глаза горят.
Но Горр обходит стол с торца и становится позади дивана, на котором сидим мы — я, Ямпольский и Гаврилов. Прямо за нашими спинами. Я не оборачиваюсь, но чувствую его затылком. И меня начинает колотить от волнения. А в следующую секунду он снимает с меня дурацкий парик.
Я слегка поворачиваю голову. Его самого не вижу, но вижу, как он нахлобучивает парик Гаврилову на макушку. А потом слышу его голос:
— Руки от нее убери.
Горр произносит это негромко, спокойно, без угрозы, но настолько уверенно и веско, что слова его звучат как приказ, которому невозможно не подчиниться.
В панике я даже не сразу соображаю, что он говорит это Ямпольскому. Понимаю, лишь когда тот действительно отпускает меня.
А затем, раскинув руки в стороны, и упираясь ими в спинку дивана, Горр низко наклоняется ко мне, к самому уху.
— Ну, что, Лена? Где твой друг, преданный, верный, настоящий?
Мне нечего ему сказать. Я жду его издевок. Жду, что сейчас он вволю поглумится. Но он выпрямляется и говорит:
— Пойдем, Третьякова.
— Куда это? — спрашивает Ямпольский.
Горр ему не отвечает, обращается к Гаврилову:
— Встань. Дай девушке выйти.
Гаврилов крутит головой, хлопает глазами.
— В смысле?
— Зад свой подними, — неожиданно резко и грубо повторяет Горр. Я никогда не слышала, чтобы он повышал голос и тем более — чтобы был откровенно груб. Горр из тех, кто хамит изящно. Хотя много ли я о нем знаю?
— Я… в смысле… мы что, ее отпускаем? Уже? — растерянно и разочарованно бормочет Гаврилов, но все же встает и выбирается из-за стола.
Я тут же торопливо подскакиваю, но в глазах темнеет, и меня ведет назад. Я едва не валюсь обратно, на чертов диван, но чувствую, как кто-то ловит меня за руку, за предплечье, и удерживает на ногах. Потом понимаю, что это Горр.
Постепенно темнота отступает вместе с головокружением, меня уже не клонит и не шатает. Разве что самую малость. Во всяком случае идти я способна. Но Горр меня все равно не отпускает и ведет к двери.
— Герман! Ты куда? Ты уходишь, что ли? — расстроенно вопрошает Михайловская. Радость в ее глазах гаснет, лицо вытягивается.
— Останься, Герман! — просит Патрушева. И другие тоже наперебой:
— Реально, ты куда? Оставайся!
Только Петька молчит. Сидит, низко опустив голову. Мне тоже на него смотреть очень больно, просто невыносимо. И я поспешно отвожу взгляд.
— А я вообще не понял, что происходит, — подает возмущенно голос Ямпольский. — Мы так не договаривались.
Горр останавливается уже у самых дверей и поворачивается к нему, а я снова начинаю паниковать: вдруг он передумает. Но на Ямпольского он смотрит холодно и даже как-то зло.
— Я с тобой о чем-то договаривался? — спрашивает с наездом.
— Ну мы все договаривались… — теряется Ямпольский и, ища поддержку, озирается на остальных. Остальные — молчат.
— Со мной? — напирает Горр.
— Ну нет…
— Ко мне у тебя какие претензии?
— Ну… да никаких претензий… просто… ну, ты ж сам говорил, что как бы накажем ее…
Слова Ямпольского меня ничуть не удивляют. Я не знаю, почему Горр решил вдруг остановить этот ужас и вывести меня, но в том, что это всё пошло с его подачи — даже не сомневаюсь. Однако чувствую, что сам Горр напрягается.
— Ну, считай, что ты меня не так понял, — бросает он.
— Да так-то я вообще ничё не понял…
Горр подталкивает меня вперед и наконец отпускает мою руку. Я выхожу из комнаты, а он возвращается обратно и прикрывает дверь. Я не успеваю отойти, как слышу приглушенное:
— Ну тогда поясню для непонятливых, — говорит Горр. — Оставьте уже Третьякову в покое…
Я замираю. На миг меня даже перестает трясти. Неосознанно вслушиваюсь, что еще он скажет, но почти сразу спохватываюсь, одергиваю себя и быстрее ухожу.
Мне все еще нехорошо, а громкий шум и полутьма кафе и вовсе дезориентируют. Опять накатывает головокружение. Я неуверенно передвигаюсь между столиками к выходу, на ходу пытаясь одеться.
Какой-то нетрезвый, совсем взрослый парень вдруг преграждает мне дорогу. Раскидывает руки в стороны, словно собрался обниматься, и громко, нараспев произносит:
— Ух ты, какая девочка…
Я останавливаюсь, отступаю на шаг, но вдруг ощущаю на спине чужую руку. Оглядываюсь — это снова Горр. Приобняв за талию, он уводит меня в сторону.
— Идем-ка сюда, девочка.
Мы обходим пьяного и пробираемся к выходу. Пусть это Горр, да пусть бы хоть сам черт, лишь бы отсюда выйти.
И спустя минуту Горр выводит меня на улицу. Там сразу же убирает руку, даже говорить ничего не пришлось. Идет неторопливо впереди меня. А я делаю несколько шагов и останавливаюсь. Тяжело опускаюсь на скамейку и жадно глотаю свежий воздух. А заодно достаю из сумки свои таблетки, одну закидываю под язык.
Горр зачем-то тоже останавливается. Хотя чуть в стороне его ждет знакомая черная машина.
Садись и уезжай. Пожалуйста. Видеть тебя сил нет…
Но нет, он стоит рядом, сунув руки в карманы, и молча смотрит на меня.
— Что? — не выдерживаю я. — Благодарности ждешь?
— Нужна мне твоя благодарность, — хмыкает он пренебрежительно.
— А что тебе от меня нужно?
— От тебя? — удивляется. — Что мне от тебя может быть нужно?
Он это произносит высокомерно, даже уничижительно, но мне без разницы. Лишь бы скорее оставил меня одну.
— Тогда чего ты ждешь?
Он не сразу отвечает. Несколько секунд молчит, не сводя с меня взгляда. Потом говорит каким-то другим голосом, как будто усталым:
— Пошли, я тебя домой отвезу.
Я поднимаю на него ошарашенный взгляд. И не знаю, что меня больше поражает: вот эти его неожиданные, непонятные жесты доброты. Или то, что после всей затеянной им мерзости он считает, что я могу просто сесть с ним в его машину, а он может разговаривать со мной как ни в чем не бывало.
Все же первое поразительнее. Второе как раз ему свойственно — о чужих чувствах он никогда не думает. А вот эта странная опека… это что? Захотел в благородство поиграть для разнообразия?
— Спасибо, как-нибудь сама доеду, — поднимаюсь со скамейки, но пока стою — пытаюсь понять, куда идти, в какой стороне остановка маршрутки.
Он вздыхает.
— Ну и к чему это глупое упрямство?
— Глупое упрямство?! — завожусь я. — Да ты…
Ненависть и гнев горячей волной поднимаются к горлу.
— Ты — подонок, Горр! Ты хуже их всех! Ты для чего всё это устроил? Ах ну да, чтобы сделать из моего Петьки такого же подлеца, как сам. Чтобы доказать, что все вокруг сволочи. Что не существует дружбы, добра, преданности, что кругом грязь и мерзость. Да только это ты превращаешь все в мерзость, к чему ни прикоснешься. Ты развлекаешься от скуки, ломая своими играми людям жизнь.
— Э, поменьше пафоса. Так это я его подлецом сделал? — усмехается Горр. — Да ты просто… дура… непробиваемая.
— Не знаю, как и чем ты Петьку заставил…
— Заставил? — он коротко смеется. — Еще скажи пистолет у виска держал. Нет, Третьякова, Петю твоего и заставлять не пришлось. Там была благодатная почва. Я ни к чему его не принуждал, лишь слегка форсировал события. И ты наконец увидела, что твой Петя из себя представляет. Считай, раскрыл тебе глаза. Тебе нравится быть слепой и наивной? Предпочитаешь жить в самообмане? Сунула голову в песок… ничего не вижу, значит, все хорошо? Ну тогда ты действительно дура.
Я взмахиваю рукой, не в силах сдержать порыв отвесить ему пощечину. Ударить по его лицу, надменному, красивому и страшному одновременно.
— Не смей, — жестко произносит он. Не отклоняется, даже руки из карманов не вынимает. Только это «не смей». Но оно неожиданно меня отрезвляет. Рука моя на миг замирает в воздухе, затем виснет безвольной плетью.
Мне становится стыдно, не перед Горром, а вообще. Бить человека по лицу — последнее дело. Это мерзко и очень унизительно, и неважно, на кого ты замахиваешься. Так что я сейчас ничуть не лучше…
Несколько секунд он молчит, глядя на меня в упор, не мигая. И я тоже не могу взгляд отвести, словно у нас с ним зрительная дуэль. Только он с виду абсолютно спокоен и холоден, а я дышу тяжело, потому что гнев, хоть и стихает, но все еще клокочет в груди. А потом он говорит, причем неожиданно нормальным тоном, по-человечески, даже с нотками сожаления.
— Я не хотел, чтобы всё так вышло. Чтобы вышло именно так. Я не хотел, чтобы тебя унижали или пугали. Правда, не хотел. Я просто предложил Чернышову стать капитаном вместо меня. Не заставлял, не упрашивал. Дал ему выбор. Неочевидный, но выбор. Хотя да, я не сомневался, что он выберет. Видно же было, как его ломает, как ему страстно хочется опять стать своим. А стать своим он мог, только прекратив общаться с тобой. Он бы все равно вскоре слился. Не так, не в открытую, как сейчас. Просто стал бы врать, юлить, избегать тебя, пока…
— А то, что было там… сейчас… это вообще что? Как можно так? Это же низость… зверство…
— Ну, это уже не мое творчество. Наши просто жаждали отыграться, сама знаешь, за что. И это лишь ускорило закономерный исход.
— Вот так у тебя всё просто? Тогда что ж ты вмешался?
— А не надо было? — хмыкнув, спрашивает он, но тут же становится абсолютно серьезным и добавляет: — Я уже сказал. Я не хотел, чтобы тебя обидели…
Я на секунду закрываю ладонями лицо, но слез больше нет, хотя в груди так больно, словно меня изнутри исполосовали бритвой.
— Не хотел, чтобы обидели? — вырывается у меня горестный смешок. — Да ты же разрушил всю мою привычную жизнь… Зачем? За что?
Он долго ничего не отвечает. Только смотрит как будто с жалостью.
— Ты… — продолжаю я. Да, мне очень больно, но почему-то злости больше нет. — Ты всех отнял. Я одна теперь, совсем одна…
— Если все — это Чернышов и Шумилова, то ты и была одна. Но мне, правда, жаль…

28. Герман

Смотрю на Третьякову и понимаю, что наконец меня отпускает. Только легче не становится, наоборот, накатывает тяжелая усталость.
Тот еще денек выдался. Меня, конечно, так не потряхивало, как Третьякову, но перенервничал я основательно. Даже сам от себя подобного не ожидал.
Василий меня вез из «Байкал Арены» после тренировки как раз сюда, в «Современник». На начало игры я уже не успевал, но к середине попал бы. Ну или хотя бы под занавес — точно.
Ехали мы по объездной, чтобы в пробке не встать. И вдруг лопнуло переднее колесо на выстрел. Василий — по тормозам и давай отчаянно выруливать, но нас все равно хорошенько покрутило. Спасло лишь то, что это случилось на прямой дороге. Если бы на повороте — нас без вариантов унесло бы в кювет в такой гололед.
Василий, как только остановились, сразу обернулся ко мне, бледный от ужаса.
— Герман Александрович, вы как? Целы? Не ушибло вас? — спросил он, заикаясь, а самого аж колотило.
— Нормально всё, — перевел я дух.
Особо испугаться я не успел — слишком внезапно и быстро все произошло, только удивился. А вот плечо, похоже, подвывихнул во время этих маневров, но это ерунда. Главное, оба живы и целы.
Хуже другое — до конца игры оставалось не так много времени. Ну а после игры, судя по последним сообщениям в чате, Третьякову собирались затащить в какую-то забегаловку, где и покуражиться вволю. Вообще-то я собирался прямо там, в клубе, сразу же после игры перехватить Третьякову и при всех пояснить, куда и зачем ее зазывает друг Петя. Даже примерно представлял Петино лицо в этот момент.
Пока Василий мало-мальски отдышался и успокоился, пока возился с колесом, я весь извелся. Хотел вызвать такси, но Василий упросил еще немного подождать. Ну, его понять можно. Если бы я уехал, отец бы его потом казнил.
Я ждал, конечно, все время на часы смотрел, а у самого внутри кипело. Хотелось прикрикнуть на него, чтобы шевелился там быстрее, но сдержался. В конце концов, вся эта ситуация — не его вина. Я мог бы и сам сказать Третьяковой заранее, еще в школе о том, что ее ждет после игры.
Мог бы. Даже в какой-то момент хотел, во всяком случае, колебался, но не стал. Потому что, во-первых, она не поверила бы. Опять бы завела речь, что я на ее верного и надежного Петю наговариваю.
Ну а, во-вторых, потому что очень уж мне хотелось вскрыть Чернышова. Как-то я его в последнее время невзлюбил. Хотя обычно я вообще ко всем ровно, а уж к таким, как он — тем более. Но тут прямо заело.
Так что кого теперь винить?
Однако понервничал я изрядно. Даже не припомню, чтобы еще когда-нибудь так переживал. Опоздать боялся.
Подъехали мы к "Современнику", но наши уже ушли. Пулей залетел в кафе и столкнулся в дверях с Лариной и Сорокиной. Они как раз выходили и задержали меня.
— О, Герман, привет. Все-таки пришел, — защебетала Ларина, потом повернулась, показала рукой вглубь зала. — Наши там уже. Слушай… может, не надо так жестить с этой Третьяковой? Мне кажется, это уже перебор. Ясно, что она настучала на Дэна, спалила всех, но… можно же ее за это просто игнорить всем классом, но, блин, издеваться-то так зачем? Я прям не могу… Ямпольский с Гавриловым вообще как скоты. Раздеть ее хотят. И кто знает, что еще им в голову взбредет. Придурки больные. Мы с Дашкой вообще пошли домой, нафиг надо... Мы, конечно, сказали Черному… ну, он тут как раз топтался… Сказали ему, типа, иди скорее выручай свою подругу, но, блин, кто его послушает? А вот ты…
От ее слов накатила противная тошнота. Я не дослушал Ларину, быстро пошел в ту сторону, куда она указала. И застал Третьякову перепуганной, конечно, но, по крайней мере, одетой. Что ей успели сделать, почему-то язык не поворачивался спросить.
А теперь она стоит передо мной вся несчастная, измученная, потерянная, как будто у нее и правда вся жизнь разрушена. И я впервые не знаю, что делать.
Да, Черный проявил себя так, как я и ожидал, но почему-то нет ни малейшего удовлетворения. Зато от жалости к ней щемит внутри. Но жалеть я не умею и все равно говорю то, что думаю:
— Ты и была одна… не было у тебя никаких друзей. Просто раньше ты этого не знала, а сейчас знаешь.
Она съеживается от моих слов. Тогда я, больше не спрашивая, беру ее под руку и веду к машине. Слава богу, она больше не противится. Наверное, потому что адреналин и злость в ней утихли, и сейчас ей просто плохо, до опустошения. Она и двигается вяло, обессиленно.
Усаживаю её на заднее пассажирское сиденье, сам обхожу машину и тоже сажусь сзади.
— Александр Германович звонил, беспокоится… — сообщает Василий.
— Отвезем сначала девушку, потом уже домой.
— Как скажете, Герман Александрович. Куда ехать?
Третьякова тихим, бесцветным голосом называет адрес где-то в центре города. И потом всю дорогу молчит. Отвернувшись, смотрит в окно. Я, собственно, тоже.
Спустя время мы, попетляв по дворам, останавливаемся у какого-то деревянного барака.
В городе еще полно таких убогих деревяшек, почерневших от времени и вросших в землю. В том числе и в центре. Но я не ожидал, что Третьякова живет в таком вот… ладно, доме.
— Как ты? — спрашиваю ее напоследок.
Третьякова поворачивается ко мне и ничего не отвечает. Ей и не нужно отвечать — всё по лицу видно. Оно у нее как маска. Застывшее в своем горе. Я тоже смотрю на нее, и чувствую, как сжимается горло.
— Спасибо, что довезли, — наконец глухо произносит она и выходит.
— Подожди, — говорю Василию. А сам слежу, как она нетвердым шагом идет к дому, как тяжело поднимается на крыльцо, затем темноту на миг рассекает желтый свет — это распахивается дверь на первом этаже. Ее силуэт мелькает в последний раз и растворяется. Снова становится темно.
Её уже нет здесь, а в груди все еще ноет.
— Поехали.
Через полчаса въезжаем во двор дома. Василий, вижу, нервничает. Даже догадываюсь из-за чего. А попросить не может, стыдно. В другой раз я бы промолчал, сделал бы вид, что ничего не замечаю, но Третьякова сегодня вскрыла меня не хуже, чем я ее Петю.
— Не переживай, отец ничего про аварию не узнает, — бросаю ему, выходя.
— Спасибо! — с чувством отвечает Василий.

29. Герман

У отца поразительное чутье. Я захожу домой, и он сразу пристает с расспросами:
— Герман, с тобой все в порядке? Ничего плохого не случилось? А то мне как-то беспокойно на душе было. Сидел вроде, ничего, а потом вдруг заскребло. Василию даже звонил. Точно все хорошо?
— Да, — я раскидываю руки, мол, посмотри и убедись.
— Ну хорошо.
Позже за ужином опять одолевает: как день прошел? Что было? Почему такой задумчивый? Почему плохо ешь? Не заболел?
Есть действительно не хочется, ковыряюсь через силу. А перед глазами так и стоит измученное лицо Третьяковой. И весь вечер только об этом все мысли.
Я ведь в общем-то понимал, что все это для нее будет малоприятно, но особо не задумывался. То есть вообще об этом не думал поначалу. Был к ней интерес, был азарт доказать, что она неправа и спустить ее на землю. А на Чернышова в тот момент вообще было плевать. Потом уже он стал бесить все сильнее и сильнее. Да и она начала раздражать тем, что так слепа. Что не видела очевидного. Что носилась с ним, как с писаной торбой и постоянно как дура навязывалась к нему: Петя — то, Петя — сё, пойдем со мной, Петя… Тогда как он под смешки наших кривил физиономию, мол, как она его уже достала. А за ее спиной и вовсе полуоправдывался-полухвастался:
— Да че я сделаю, пацаны? Видите же, что Ленка сама за мной таскается.
— А кто ее мацал, а? — припомнил Шатохин.
— И что с того? Это вообще другое. Ты бы отказался помацать девчонку, если она сама на тебя вешается? — отбивался Чернышов.
— Я бы — точно не отказался, — ответил за Шатохина Ямпольский. — Третьякова твоя, конечно, лютый колхоз, но так-то симпотная. Я бы ее не только помацал… А она как, норм сосется?
— Да ниче так… — промямлил Черный.
А когда мы вышли из мужской раздевалки, Третьякова уже тут как тут. Поджидала его:
— Петя, идем домой?
— Да у нас же тренировка, я ж тебе говорил. Соревнование же в эту пятницу…
Она посмотрела на него как преданная дура.
— А вечером зайдешь?
— Ага, — махнул он ей рукой, потом повернулся к нашим с красноречивой гримасой: Ну вот. Видели? Проходу мне не дает, никуда от нее не денешься.
Черный, который уже и до этого меня подбешивал, в тот момент опротивел до крайности. Так, что захотелось не только ей что-то там доказать, но чтобы и он почувствовал себя тварью. А в итоге как-то не очень чувствую себя я.
Просто не думал, что увижу в ней столько боли. И это неожиданно пробрало, хоть мне и не понять ее горя.
В колледже, там, в Калгари, тоже бывали моменты. Помню, однажды поймали с косяком парня, с которым я делил комнату в кампусе. Мы с ним нормально общались, я его… ну, не то чтобы опекал, скорее, просто избавил от неприятностей. Сам по себе он был тихоней, вроде нашего Жуковского. Такой же забитый, полудохлый, бессловесный. Типичная жертва. И его тоже гоняли. Как-то поздно вечером или даже ночью я спустился в прачечную и застал картину: он, полуголый, стоит на коленях, скулит, трясется. Вокруг него возвышаются парни и, смеясь, попинывают его. Не остервенело, а так, больше для унижения. Я зачем-то влез.
Тогда его отпустили, но на следующую ночь устроили ему очередное шоу, и он примчался ко мне. Я в то время жил один, но комната была на двоих. Так что пустил его к себе на время, а он как-то прижился, ну и мне особо не мешал. После этого от него отстали. Он даже со временем осмелел. А спустя два года куратор кампуса застал его с травой, прямо в нашей комнате.
За такие дела у нас, естественно, сразу исключали. И он просто свалил все на меня. Потом, конечно, извинялся: «Я не хотел… я не подумал, я ничего такого… я просто сказал, что это не моё… Ну тебя бы все равно не исключили…».
Тогда было неприятно, это да. Но чтобы расстраиваться или переживать, а уж тем более убиваться… абсолютно нет. Случались еще какие-то подобные истории. Но они лишь подтверждали то, что я и так знал: нельзя никому безоговорочно доверять и полагаться стоит только на себя. Потому что каждого прежде всего волнует только он сам, что, в общем-то, естественно. Это надо принять как неизбежность, и разочарований не будет.
А Третьякова… она как будто не от мира сего. И мне действительно ее такую жаль. Я даже ловлю себя на том, что переживаю за неё так, что ни на чем другом не могу сфокусировать внимание. Уже ночью хочу зайти к ней в вк, но нахожу лишь удаленный профиль, хотя на днях видел ее страницу.
Зато в чате класса новое воззвание: игнорить Третьякову.
«Пусть эта убогая живет, но никто не должен с ней даже здороваться. Ее в нашем классе больше нет», -- пишет Михайловская.
И в ответ сплошные лайки...


30. Герман

— Сегодня работать будете в парах, — говорит Бурунов, наш ОБЖшник. Он же — зам директрисы.
Бурунов — бывший военный и замашки у него солдафонские. Наши с ним не шутят.
— Все, кто сидит по одному, подсаживайтесь друг к другу, — велит он. — В темпе!
Ко мне сразу садится Михайловская, кто-то еще к кому-то, и в итоге в гордом одиночестве остаются двое: Жучка — за последней партой и Третьякова — за первой.
— Жуковский, к Третьяковой, — кивком указывает Бурунов. — Живее!
— Жучара, попробуй только сядь к ней, — шипит Ямпольский. — Давай зашкварься.
Патрушева оборачивается к нему и тоже что-то втирает шепотом. Он поднимается, но с места не двигается. Стоит, мнется, в лице — все оттенки паники.
— Я повторять должен? — рявкает ОБЖшник. — С первого раза туго доходит? Марш к Третьяковой! Не задерживай меня и других.
Жучка перепугано оглядывается на класс, но все смотрят на него выжидающе. Мол, ну давай, рискни.
— Да не будет он с ней сидеть, — подает голос Гаврилов. — И никто не будет.
— Ш-ш-шта? — угрожающе вопрошает Бурунов.
— Самоубийца, — усмехается Михайловская.
— Дебил, — качает головой Ларина.
Бурунов и правда стремительно багровеет, гневно раздувая ноздри. А Третьякова — я вижу только ее затылок — низко-низко опускает голову.
— Да пусть сюда сядет, — говорю и поднимаюсь из-за стола.
— Герман, ты куда? — шепчет Михайловская. — Не нужен мне тут Жучка. Я не хочу с ним… Стой!
Бурунов еще сердито пыхтит, пока я иду к третьему ряду и сажусь с Третьяковой. Наши сзади оживляются, но я особо не вслушиваюсь, кто там что нашептывает. Перевожу на нее взгляд — она так и сидит, не поднимая головы. Неподвижно, только одной рукой сжимает-разжимает пальцы другой.
Пальцы у нее тонкие. Кожа на руках бледная, почти прозрачная, каждая венка просвечивает. Кажется, такая мраморная кожа у взрослых может означать проблемы с сосудами или сердцем, если я правильно помню. Медицину в колледже мы, конечно, изучали, но лишь на уровне первой помощи, не углубляясь, но сейчас вдруг всплыло на ум. Хотя, наверное, ей просто холодно. Она вон и едва уловимо дрожит.
— А ну мне тут прекратили шум! — прикрикивает Бурунов. — Тихо все! Смотрим на доску.
А я смотрю на Третьякову. Разглядываю ее. Она какая-то другая сегодня.
Обычно Третьякова ходит с распущенными волосами. Они у нее немного ниже плеч, светлые и слегка волнистые. А сегодня она убрала их в хвост. У нее, оказывается, уши не проколоты… и такая маленькая круглая мочка. А на виске крохотная темная, почти черная, родинка.
— Итак, работаем в парах. Вот вам карточки с вопросами по теме прошлого урока. Значит так, по очереди друг другу отвечаете на эти вопросы. Затем тут же карточку подписываете и ставите друг другу оценки. Пятерки абы как не лепите. Я проверю. Спрошу у двоих-троих на свое усмотрение. И если моя оценка с вашей не совпадет, разделю ее на обоих. Ясно?
Я поворачиваюсь к Третьяковой всем корпусом.
— Ну что, Лена, — спрашиваю, — расскажешь, какие бывают кровотечения?
Она бросает на меня быстрый тяжелый взгляд. И молчит.
— Кровотечение бывает венозное, артериальное, паренхиматозное, капиллярное, — отвечаю сам. Ну и в итоге рассказываю ей вкратце всю прошлую тему. А что еще делать?
Она лишь в конце нарушает молчание:
— Ты надо мной издеваешься?
— Даже мысли не было.
— Тогда что тебе от меня нужно? Больше меня ссорить не с кем. Я и так одна, меня и так все ненавидят…
— А тебе нужно, чтобы тебя все любили? Тогда зачем ты выступала против всех? Где логика?
Она снова бросает на меня взгляд, на этот раз долгий и полный ненависти. И ничего не отвечает.
— Новая тема — переломы, — вполуха слышу Бурунова. — Какие бывают… симптомы… первая помощь…
Третьякова открывает тетрадь и начинает писать под диктовку. А я наблюдаю за ней.
— Герман Горр! — окликает меня ОБЖшник. — Почему не записываешь? Всё уже знаешь?
— Ну да.
— В таком случае к доске. Вместе с Третьяковой. Продемонстрируешь наглядно свои знания.
Третьякова, встрепенувшись, округляет глаза, но возражать ему не смеет. Мы оба подходим к нему, только она заметно нервничает.
Бурунов выдвигает на середину кушетку, на которой обычно показывает нам эту самую первую помощь чаще на манекене, но иногда и на ком-то из наших. И объявляет:
— Третьякова ложится. У нее сломана голень.
Она стоит в нерешительности, и он повышает голос:
— Третьякова ложится!
Она, поколебавшись, присаживается, а затем вытягивается вдоль кушетки. А я стою над ней, как на сцене.
— Итак, ситуация. Вы ходили с ней в поход. В горы. Вдвоем. Она падает и получает травму. Открытый перелом. Никого рядом нет. Горр, твои действия?
— Уложить. Чтобы рана не контактировала с внешней средой, одежду снимать не надо.
— Какая жалость, — выкрикивает Ямпольский. Прокатываются смешки, но тут же затихают. Бурунов встает из-за стола и нацеливает в Ямпольского палец.
— Следующим пойдешь показывать свои умения ты, Петросян. А если услышу еще хоть звук, вылетишь отсюда вон. — Потом оборачивается ко мне. — Продолжай.
— Если есть кровотечение, нужно его остановить давящей повязкой выше раны. Ну или зажать пальцем артерию. А чтобы обездвижить, надо наложить шины с обеих сторон от перелома, выше и ниже. Прямо поверх одежды.
— А шину где возьмешь?
— Сделаю из любого подручного материала.
— Ну, давай делай. И накладывай. Живее, Горр! Ей больно, она мучается! Торопись!
Я оглядываю класс. Беру у Бурунова со стола линейки, какую-то тряпку. Больше ничего такого не нахожу и снимаю с себя галстук. Потом наклоняюсь к Третьяковой с этим дурацким набором и вдруг понимаю, что волнуюсь. Как будто у нее там и впрямь открытый перелом.
Несколько секунд примеряюсь, прежде чем коснуться ее ноги в тонких капроновых колготках, и наконец что-то там сооружаю на автомате, прикладываю, обвязываю, сначала тряпкой, потом галстуком. Затем смотрю на нее — а она вся пунцовая. Лежит, глядя куда-то вбок, на доску, а сама обеими руками стиснула подол юбки и прижала к бедрам так крепко, что он натянулся. Как будто я стал бы под подол к ней лезть.
— Поясни, почему именно сюда надо накладывать повязку? — не отстает ОБЖшник.
— Потому что… — голос звучит хрипло — в горле пересохло. Я сглатываю и договариваю: — Чтобы не задеть место перелома.
Наконец Бурунов отпускает нас. Я сажусь, перевожу дух. Сердце все еще колотится. Третьякова тоже поднимается с кушетки и сдергивает с ноги мою импровизированную шину. Молча возвращает мне галстук, а я так же молча сую его комом в карман.
***
После уроков меня тормозит Михайловская.
— Герман, мы ведь договорились с Третьяковой не разговаривать. Всем классом. Ты же сам тогда говорил, что накажем ее. И что получается? В пятницу ты ее увел, а сегодня…
Я ее не дослушиваю, огибаю и иду дальше. Спускаюсь в гардероб, а там как раз она — Третьякова. Одевается. Замечает меня и сразу отворачивается. Но из школы мы выходим почти вместе. Она — впереди, я — следом.
У ворот стоят наши пацаны — Ямпольский, Гаврилов, Шатохин, Сенкевич и Черный. Они ее тоже замечают издали и, уставившись, поджидают, когда она пройдет мимо. Разве что Чернышов смущенно отводит взгляд. Ничего такого они ей, конечно, не сделают, может, только что-нибудь ляпнут.
Но вижу, как она напрягается, даже сбавляет темп. А я, напротив, немного прибавляю шаг, догоняю и пристраиваюсь к ней.
— Давай мы тебя до дома довезем?
— Спасибо, не надо, — не поворачивая головы, цедит она.
Но зато пацаны у ворот расступаются, не говоря ей ни слова. С минуту мы идем молча. А потом она вдруг останавливается, поворачивается ко мне лицом к лицу и спрашивает:
— Горр, что тебе от меня нужно? Ты можешь хоть раз честно сказать?
— Хоть раз, -- хмыкнув, повторяю я. — Я вообще не вру, Третьякова. Это слишком утомительно.
— В самом деле? Ну врать же наших подбил?
— Я всего лишь предложил, -- пожимаю плечами. — Остальное — выбор каждого.
— Знаешь, я как-то смотрела сериал. «Шериф из преисподней». Там шериф... он был дьявол... тоже людям предлагал выбор. Соблазнял их. И ты так же. Со всеми. С Петькой.
— Я соблазнил Петьку? — у меня вырывается смешок. — Ты в своем уме?
— Ты прекрасно меня понял! Ты увидел его слабое место и надавил. Это ужасно.
— Нет, Третьякова, ужасно то, что ты не увидела его слабого места, хотя, как ты говоришь, близко с ним дружила. Ты бы поменьше смотрела сериалов.
— Ну ты, конечно, теперь гордишься собой, да?
— Нет, повод как-то мелковат для гордости.
— Тогда, раз ты такой честный, то и скажи мне честно, зачем тебе это?
— Что — это?
— Ну, всё то, что ты устроил. Чтобы доказать мне, какие у меня предатели друзья.
Я отвечаю не сразу. Если серьезно, то я даже не знаю, что ей ответить. Что ее Петя — мудак, и меня это бесило, хотя не должно было? Что она не видела ничего дальше своего носа? Так и это, по большому счету, не мое дело. Что она зацепила тогда меня своими словами: «Ты — сволочь и подонок, а вот Петя — самый лучший друг…»? Ну это тоже ерунда. Не плевать ли, что думает обо мне какая-то там одноклассница, которую я до этого даже не замечал.
— Просто захотел. Захотел, чтобы ты знала правду.
— А тебе есть какое-то дело до меня?
Я пожимаю плечами.
— Тогда ответь еще на один вопрос.
Мы опять медленно идем дальше. Василий все понимает. Трогается с места и тихо ползет следом.
— Давай уж тогда откровенность за откровенность, -- усмехаюсь я. — Теперь твоя очередь давать честные ответы.
Она на миг теряется, потом кивает:
— Ладно. Спрашивай.
— Ты правда целовалась с Чернышовым?
Она снова останавливается. Смотрит на меня обескураженно. Затем горячо отрицает:
— Нет! Нет, конечно, нет! Это все глупые сплетни. Можешь и у Петьки спросить…
Она не врет, но почему-то смущается, даже опять слегка краснеет. Несколько секунд молчит, затем вспоминает.
— Теперь я спрашиваю.
— Вперед.
— Что вы наговорили про меня Соне Шумиловой?
Час от часу не легче. Потому что если Чернышова я вывел намеренно, то с Шумиловой вышло вообще случайно и по-идиотски.
— Да она просто… — начинаю я и замолкаю на полуслове. Потому что натыкаюсь взглядом на мать.
Она так и продолжала меня преследовать всю прошлую неделю. Каждый раз, когда я выходил из школы и шел к машине, она маячила где-то поблизости, подавала знаки. Выглядывала то из-за дерева, то из-за фонарного столба, махала рукой, иногда окликала. Я делал вид, что не замечаю ее.
Не знаю, почему я до сих пор не рассказал про нее отцу. Он бы уже подсуетился и опять выдворил её из города, как семнадцать лет назад.
— Герман! — зовет она. И теперь ее замечает и Третьякова. Смотрит на нее с любопытством.
— Просто идем дальше, — говорю ей. — Не надо так пялиться.
— А кто это? Просто я ее уже видела.
Смерив ее взглядом, отвечаю:
— Это моя мать.

31. Герман

— Мать? — ошарашенно переспрашивает Третьякова, округлив глаза. А они у нее и без того огромные. — Это твоя мать?
И снова оглядывается. Правда тут же спохватывается:
— Ой, извини…
С минуту мы идем молча. Но, чувствую, ее распирает. И наконец она не выдерживает:
— Это, конечно, не мое дело, но она же тебя звала… Почему ты прошел мимо?
— Не знал я, что ты такая любопытная.
Она тут же густо краснеет и не сразу придумывает, что ответить.
— Это не любопытство, — говорит наконец. — Это удивление.
— Что тут удивительного? Она мне чужая. Я не хочу с ней разговаривать. Мое право.
— Но она же твоя мама… она пришла к тебе, звала тебя. И она тут не первый раз. Я и раньше ее видела. А ты делаешь вид, что ее не замечаешь. Это жестоко.
Я пожимаю плечами, мол, думай, что хочешь. Но неугомонная Третьякова не отступает.
— Я, конечно, не знаю, какая у вас ситуация, но это же твоя мама… — повторяет она. — Это неправильно! У меня просто в голове это не укладывается.
— Послушай, Третьякова, — разворачиваюсь к ней. — Семнадцать лет эта мама жила в свое удовольствие, болталась черт знает где и с кем, а теперь вдруг нарисовалась. Все это время ей было плевать на меня, а теперь мне на нее плевать.
— Но ты же был за границей…
— Я уже два с лишним года как вернулся, — отвечаю и иду дальше, она семенит рядом. Молчит. Впрочем, недолго.
— Ей что-то нужно? Зачем-то же она приходит…
— Понятия не имею.
— Неужели ты даже ни разу не спросил? — снова распахивает свои глазищи. Утонуть в них можно.
— Один раз спросил. Сказала, что посмотреть на меня, — почему-то все еще отвечаю я на ее дурацкие вопросы.
— Она каждый день приходит на тебя просто посмотреть… А ты… Это же… У меня слов нет…
Я перевожу взгляд на Третьякову. Глаза у нее блестят еще больше, чем обычно. Словно подернуты слезами. В груди шевелится раздражение: мало того, что лезет не в свое дело, так еще и мелодраму устраивает. Но вслух говорю совсем другое:
— Что я? Смотреть я ей не запрещаю.
— Но ей же так хочется поговорить с тобой…
— Это не мои проблемы.
Как-то незаметно мы уже дошли до того самого барака, где живет Третьякова, и остановились у ворот.
— У тебя каменное сердце, — со скорбным видом сообщает она.
У меня вырывается смешок, настолько нелепа и пафосна эта сцена. Но я отвечаю в её же духе:
— Нет, Третьякова. У меня его вообще нет.
Она смотрит на меня со смешанным выражением. И сейчас в ее глазах я вижу одновременно и любопытство, и немой упрек, и недоумение пополам с ужасом. Ну и жалость к моей матери тоже никуда не делась.
— Почему ты такой? Что с тобой не так?
— Какой — такой? — с усмешкой спрашиваю я, уже не испытывая раздражения. Наоборот, мне стало интересно. У нее лицо — как открытая книга. Все чувства, все мысли отражаются моментально.
— По-моему, ты стараешься казаться хуже, чем ты есть.
— Десять минут назад ты сравнила меня с дьяволом, а теперь утверждаешь, что я не так плох, как кажусь… Нет, Третьякова, я не стараюсь казаться ни лучше, ни хуже, ни как-то еще.
— Я не тебя сравнила, а то, как ты иногда поступаешь. Подбиваешь людей на дурное. Да, вроде и не заставляешь. И, как ты говоришь, даешь выбор, но… ты ведь заранее знаешь, кто на что поведется.
— Но не я ведь делаю людей такими. Твой Чернышов всегда был завистливый и трусливый. Теперь и ты это знаешь. Кстати, он извинился? Покаялся слезно?
Я, конечно, спрашиваю это с насмешкой, но мне интересно другое: простит она его или нет.
Третьякова тут же скисает. Значит, не извинился. Даже на это не хватило духу. 
— Нет, — тихо подтверждает она.
— А если извинится? Простишь? — ловлю себя на том, что жду ее ответ даже не с любопытством, а с напряжением.
— Что значит — прощу? — переспрашивает она. — Я приму его извинения, если он… если когда-нибудь он попросит прощения. Но дружить мы уже никогда не будем.
В ее лице вновь проступает болезненное выражение.
— Не велика потеря, — пожимаю плечами. — Ладно, мне, пожалуй, пора.
Мы и правда с ней стоим уже, наверное, минут десять у ее дома. Третьякова кивает, но вдруг говорит:
— Постой… послушай… — Она сконфуженно мнется, нижнюю губу закусывает, смотрит то себе под ноги, то по сторонам, только не на меня. — Ты извини, что лезу не в свое дело. Но что тебе стоит просто поговорить с матерью?
Опять…
— Ничего не стоит.
— Ну так поговори! — поднимает она на меня глаза, черные, блестящие, просящие… — Просто выслушай её и всё. Ну, не убудет же.
— Не хочу, — равнодушно отвечаю я.
Она качает головой, мол, как так можно. А затем вдруг выдает:
— Знаешь, я бы всё на свете отдала… не задумываясь, лишь бы увидеть маму… Хоть на минуту… Голос ее услышать, обнять… А ты можешь, но…
— А что с твоей матерью?
— Мама погибла. Они вместе с папой разбились. Одиннадцать лет назад.
— И как ты? С кем?
— С бабушкой.
— Я… мне жаль. Ладно, мне и правда пора. До завтра, — махнув ей, разворачиваюсь и иду к машине. Василий там заждался, наверное.
— До завтра. Только я не приду завтра в школу, — бросает мне в спину она.
— Почему? — останавливаюсь и снова подхожу к ней.
— Ничего такого. У нас с бабушкой завтра дела.
— Понятно, — киваю и, помолчав, спрашиваю: — А послезавтра? Придешь?
— Приду.
— Ну ладно, тогда до послезавтра, — выдавливаю подобие улыбки и ухожу. Сажусь в машину, оглядываюсь на дом Третьяковой, но ее уже, конечно, нет.
***
На другой день Третьякова и правда не приходит в школу. Ее пустая парта мозолит глаза. И как-то даже скучно...
После уроков иду к машине и краем глаза замечаю мать. Она опять зовет меня, машет. Я сажусь на заднее сиденье и обращаюсь к Василию:
— Ты ведь докладываешь отцу, куда я хожу, с кем встречаюсь?
Он явно смущается.
— Ну… это моя обязанность. Александр Германович… он просто беспокоится за вас.
— Знаю. И тем не менее прошу. Не говори ему сегодня ничего. Просто скажи, что я был в школе, потом сразу домой.
— Но… а где вы будете?
— Да не переживай ты так. Я просто поговорю вон с той женщиной в каком-нибудь кафе поблизости. Это недолго. Но отец знать этого не должен… Пожалуйста.
— Хорошо… ну, если недолго, то я просто ничего не видел, да?
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— Какой же ты стал взрослый и красивый, — разглядывает меня мать и улыбается, обнажая плохие зубы. Переднего вообще нет, сломан. От этого она заметно шепелявит.
Мы сидим за дальним столом в какой-то кафешке, выбранной наобум. Себе я взял кофе, матери — поесть, но она едва клюет салат, а к рыбе даже не притрагивается.
— И ты очень на меня похож. Просто моя копия. В юности, конечно. Сейчас-то я всё уже… Поистрепала меня жизнь… — тяжко вздыхает она. Затем издает смешок. — А мы с тобой со стороны, наверное, странно смотримся. Принц и нищенка…
Я никак не реагирую на ее речь, просто молча сижу и жду, правда, не знаю чего. И думаю: что я здесь забыл? Зачем мне это всё?
Впрочем, ладно, Третьякова права — от меня не убудет посидеть с ней полчаса, послушать вздохи и причитания, перетерпеть.
Мысленно я себе говорю, что это моя мать. Пытаюсь вызвать хоть какие-то чувства, ну хотя бы мало-мальский интерес, но тщетно. Мне без разницы, как она жила все эти годы, чем занималась, почему не появилась раньше. Единственное, что я сейчас чувствую — это скуку и легкую брезгливость.
От нее плохо пахнет. Чем-то кислым, затхлым и… химическим. И выглядит она вблизи и без верхней одежды еще хуже, чем мне казалось сначала. Истощенная до острых выпирающих костей, тусклая, бесцветная, с серой нездоровой кожей, покрытой сеткой мелких морщин. Кутается в старую, заношенную кофту.
— Хотя в твои годы я знаешь как блистала! — она снова улыбается. — Между прочим, титулованной королевой красоты была. Мисс Сибирь — 99.
— Я в курсе, — подтверждаю без всяких эмоций.
— Он тебе рассказал? — спрашивает она.
Я ничего не отвечаю, потому что под «он» мать подразумевает, конечно же, отца и, судя по ее тону и по едва изменившемуся выражению лица, ей очень хочется поговорить о нем. О том, какой он бездушный тиран, как несправедливо обошелся с ней, как сломал жизнь, ну или еще что-нибудь в том же духе. А я обсуждать отца с ней не собираюсь. Правда ей мое молчание не мешает.
— Он, как увидел меня тогда, так и увлекся сразу. Подарками дорогущими заваливал. Обещал золотые горы. Замуж позвал. Захотелось ему, понимаешь, в жены королеву красоты.
Я уж не стал говорить, что знаю, как ей досталась эта корона и как она вынудила отца на себе жениться.
— Я же совсем девчонкой была. Школу недавно закончила, только приехала из Бирюсинска… Что я там видела? А тут большой город, столько всего… И сразу этот конкурс, победа… и твой отец. Мне, конечно, польстило его внимание. Он ведь взрослый, хозяин жизни… И так красиво ухаживал. А какая у нас была свадьба! Как в сказке! Только эта сказка длилась недолго…
Ну вот и перешли к самому главному. Сейчас начнутся жалобы на отца и несправедливую судьбу.
— Твой отец оказался ужасным мужем. Сутками напролет он где-то пропадал. Ну, говорил, что работает. То встречи у него всякие, то поездки. Рестораны, сауны… А я сидела дома одна, как в клетке. Прислуга меня ненавидела. Следила за каждым шагом и сразу ему докладывала. Я дома была как в плену, понимаешь? Пока он развлекался со всякими девками…
Тут уж я, не выдержав, спрашиваю с усмешкой:
— То есть, это не ты, а отец таскал меня в люльке по всяким съемным углам? Запирал на балконе, пока сам с девками…
— Это было всего один раз! И это был несчастный случай! — с жаром перебивает она меня и тут же замолкает. Опускает голову и прячет лицо в ладонях.
Повисает пауза. Спустя полминуты она продолжает глухим, скорбным голосом:
— Я понимаю, что вела себя ужасно и была отвратительной матерью. Я всё прекрасно понимаю. И знаю, что нет мне прощения. Ты же чуть не погиб… Это моя самая большая ошибка, и я за нее всю жизнь расплачиваюсь и себя ненавижу. Но пойми, я была совсем девчонкой, почти как ты сейчас. Глупой была, несдержанной, ранимой. Мне хотелось любви, хотелось внимания, а не сидеть сутками взаперти в одиночестве… Это, конечно, меня нисколько не оправдывает. Просто знай, что я очень и очень сожалею. Ты даже не представляешь, насколько… Я бы всё на свете отдала, чтобы исправить… Но увы, это невозможно. Поэтому я и хотела перед тобой извиниться… пока не поздно. Прости меня, сыночек, если сможешь…
— Ты где-то живешь? — спрашиваю ее, чтобы хоть что-то сказать. Чтобы не сидеть каменным истуканом. Потому что ее речь меня не тронула, ее покаяния мне даром не нужны, как и она сама. Но если ей станет легче, оттого что выговорилась, пусть так будет. Хоть какой-то толк от этой встречи.
— Я? А, да… живу… приютил один добрый человек.
— Пьешь?
Она трясет головой.
— Нет. Раньше бывало… по праздникам, ну как все… А сейчас нет.
Затем снова повисает пауза, на этот раз долгая и неловкая. Потому что вижу — мать еще что-то хочет сказать, но то ли сомневается, то ли стесняется.
— Тебе от меня что-то нужно? — спрашиваю в лоб. Потому что хочу уже скорее уйти отсюда, от нее, от ее запаха, от этого бессмысленного разговора.
— Мне? От тебя? — пугается она и трясет головой. — Что ты! Нет, конечно. Я просто хотела тебя увидеть, сыночек… поговорить с тобой, вымолить прощение… хотя бы попробовать, пока не поздно…
Она заглядывает мне в глаза с видом побитой собаки, и ощущение брезгливости множится, накатывает вместе с тошнотой. Тем не менее заставляю себя остаться еще ненадолго и даже задаю очередной вопрос.
— Что значит — пока не поздно? Ты второй раз уже это говоришь.
— Ах да… ну, это так… Просто мало ли… всякое бывает… — юлит она, но я вижу, что попал в точку. Именно это ее терзает. Точнее, ее терзают сомнения, говорить об этом или нет. Она больна? Умирает? Поэтому такой вид? И запах…
— Что у тебя? — спрашиваю без экивоков. Мы и так сидим здесь почти полчаса. — Туберкулез? Онкология? Что?
Она снова пугается. Таращится на меня во все глаза и нервно сглатывает.
— Как ты…? — затем опускает голову, подпирает лоб рукой так, что ладонью закрывает лицо, как козырьком.
Так и не поднимая головы, она тихо произносит:
— Да, ты прав. Я не хотела об этом говорить. Зачем тебе это знать? Я хотела просто увидеться с тобой и попросить прощения.
Наверное, мне все же ее жаль. Только жалость к ней совсем другая, чем то, что я испытывал к Третьяковой. Там в груди ныло до боли, а тут неприятное, тягостное ощущение, смешанное всё с той же брезгливостью. Унижающее чувство. Впрочем, любая жалость в какой-то степени унижает.
Я молчу, не знаю, что еще ей сказать. Смотрю на часы, затем — в окно. Василий как всегда на месте, ждет. Сейчас попрощаюсь и пойду.
Мать тут же начинает суетиться.
— Герман, сыночек, тебе уже, наверное, пора? Дела всякие, да? А я тут тебя задерживаю… Но можно я хотя бы буду приходить иногда к школе… смотреть на тебя… хотя бы издали?
— Да ни к чему это, — отвечаю ей откровенно. Помедлив, спрашиваю: — Лучше скажи, чем ты больна?
— Да забудь.
— Просто скажи и всё.
Она снова мнется в нерешительности. Потом достает из пошарпанной сумки сложенный вчетверо листок, кладет на столешницу. Не глядя на меня, придвигает.
Мне не хочется даже прикасаться к ее листку, но все же, пересилив себя, я беру и разворачиваю. Это выписка. Из местного онкоцентра. Бегло пробегаюсь глазами: анализы, основной диагноз… Особо не вчитываясь, возвращаю обратно.
— И что, разве нет лечения? Операции?
Она жмет плечами.
— Это всё деньги и немалые. А я… сам видишь, как живу.
— Обратись к отцу, — советую ей самое очевидное, но она вздрагивает, как от удара, и испуганно частит:
— Нет, нет, что ты! Ни в коем случае… И ты, ради бога, ничего ему не говори!
— Почему?
Отец, конечно, далёк от милосердия, но и она ему не совсем чужая.
— Он — страшный человек. Я понимаю, Герман, он — твой отец. Он тебя вырастил и воспитал, но ты даже не представляешь, на что он способен. Какой это монстр. В тот день… ну, когда с тобой случилась беда… он избил меня… руками, ногами… и вышвырнул из дома в чем была… в разодранном платье — он его порвал, пока бил… босиком… в дождь, в грязь… Без денег и документов… Потом его люди нагнали меня по дороге, запихнули в машину и увезли за город… по его приказу. Что они там вытворяли… не хочу даже вспоминать… Потом выбросили возле какой-то деревни, как мусор. И передали его слова, что если я вернусь в город, то со мной будет то же самое, что и с… тем мужчиной… его водителем, с которым…
Она запинается, не находя благопристойной формулировки.
— С которым ты отцу изменяла, — заканчиваю я. — И что с ним стало?
Она трясет головой.
— Не знаю. Могу только догадываться. Я его больше никогда не видела. И ничего о нем не слышала. Его искали… братья, друзья… в милицию обращались, но так ничего и не выяснили. Он как в бездну канул. Но я уверена, что твой отец приложил руку. Не сам, конечно, но… неспроста же они мне тогда угрожали. Ты мне не веришь, да? Не веришь, что твой отец может быть таким зверем?
Я игнорирую ее вопрос. Не потому, что верю или нет, просто не желаю обсуждать отца. Тем более — с ней.
— И давно ты сюда вернулась?
— Года три назад… Решила, что он уже забыл обо мне, что у него давно другая жизнь. Но все равно попадаться ему на глаза мне нельзя. И знать обо мне он ничего не должен. Пожалуйста…
— И сколько тебе нужно на операцию?
— Очень много… — несчастным голосом выдавливает она. — Не думай об этом, сынок.
— И всё же?
— Почти двести тысяч… — вздохнув, сдается она.
— Долларов? Евро?
— Рублей. Но прошу тебя, не говори отцу! Лучше позволь хоть изредка приходить… Я не буду тебя звать, если ты меня стесняешься. И близко подходить не стану. Просто постою вдалеке, полюбуюсь тобой. Мешать тебе не буду. Обещаю. Ты меня даже не заметишь… Можно? Пожалуйста…
— Я не могу тебе запретить. Хочешь — приходи, твое право. Но давай проясним сразу. Мне жаль, что ты больна. Правда, жаль. Но нежных сыновьих чувств от меня не жди. Этого не будет. Для меня существует только отец.
Она каждому слову смиренно кивает, низко склонив голову. И больше ничего не говорит.
Я встаю из-за стола, и она поднимает на меня глаза. Слезящиеся, полные отчаяния и немой мольбы.
— Увидимся, — бросаю я и выхожу.

33. Лена

Только дома до меня вдруг доходит, что мы общались с Горром почти по-дружески. С Горром!
Из школы я вышла с мыслью, что ненавижу его, что он — враг, а за двадцать, ну пусть тридцать минут, что мы с ним шли, а затем стояли возле наших ворот, от ненависти и враждебности не осталось и следа. И я даже не поняла, как это произошло.
Скажу больше, я не просто не чувствовала ненависти к нему — я ощущала странное волнение. Не тревогу, не беспокойство, а именно волнение. И в этом было даже что-то приятное. Может быть, потому что я вдруг увидела в Горре человека, обычного парня. Ладно, не такого уж и обычного, но, во всяком случае, не то ужасное чудовище, каким его всегда считала.
И разговаривал он со мной ничуть не высокомерно, а благодушно. И даже когда усмехался, это не выглядело едко или зло, а как-то просто и естественно.
А еще он спросил, целовалась ли я с Чернышовым. Интересно, почему он это спросил? А ведь он же еще предлагал сначала до дома подвезти, ну и, в конце концов, сам, можно сказать, проводил.
Это так странно... Горр просто сам на себя не похож, честное слово. Но и я тоже хороша — стою, мою посуду, вспоминаю наш путь до дома, и сама себе улыбаюсь…
И чего, спрашивается, улыбаюсь?
Даже бабушка заметила.
— Ты сегодня, Леночка, наконец ожила. Даже светишься вон вся, — радуется она. — А то ходила как в воду опущенная. С Петькой, что ли, помирились?
И у меня сразу внутри все опускается…
В ту пятницу, когда Горр привез меня из кафе, я, конечно, жутко перепугала бабушку. На ватных ногах тогда переступила порог и рухнула на колени прямо у двери. Она бросилась ко мне, а я опять в слезы. Хорошо хоть без приступов обошлось. Потом бабушка, конечно, допытывалась, что случилось, но я почему-то не могла сказать правду. Стыдно было, хотя умом понимаю, что не я должна стыдиться Петькиной подлости, а все равно…
В конце концов сказала, что мы с ним поссорились. И то лишь потому, что она собралась подняться к ним и у него выспросить, что произошло.
Ну как ей сказать, что Петька, которого бабушка знает с пеленок, который пропадал у нас днями напролет, который мне как брат, а ей как внук, сделал такое? Да она бы просто не поверила. Я и сама никак не могу поверить в его вероломство. И думаю об этом постоянно, только вот сейчас, с Горром, ненадолго забылась.
— Не помирились пока, да? — заметив мое скисшее лицо, спрашивает бабушка. — Ну ничего, помиритесь.
Я не отвечаю. Вспоминаю, как утром вышла из дома. В школу. И успела услышать, что Петька как раз начал спускаться вниз, а затем остановился. Затаился. Не двигался и не издавал ни звука. Потому что услышал, что я выхожу.
Я тоже на несколько секунд замерла, прислушивалась: может, он просто стоит, ну, там шнурок поправляет или еще что, а не вот так прячется от меня. Но нет, он именно притворялся, что его нет, чтобы со мной не встретиться один на один…
Я потом всю дорогу до школы шла и глотала слезы — казалось, будто он второй раз меня предал. Ну а в классе Петька делал вид вместе со всеми, что меня нет…
А я ведь думала, что Петьку тогда как-то вынудили, заставили… думала, что он сразу же, как только сможет, придет объяснится, попросит прощения. А он…
Увы, Горр был прав на его счет.
В горле опять комом стоит обида и боль. Я с трудом сглатываю и перевожу разговор на другую тему:
— Бабушка, помнишь, я тебе про Германа Горра рассказывала?
— Как не помнить? — смеется она. — Он же ваш демон-искуситель.
— Нууу… не совсем. Он просто очень своеобразный. А сегодня мы с ним были в паре на ОБЖ, я как будто ногу сломала, а он оказывал помощь…
Я рассказываю ей, что происходило на уроке, а сама вспоминаю, какой Горр был сосредоточенный и серьезный, как смотрел на меня, хмурясь, пока привязывал к моей ноге свой галстук. Я, конечно, весь процесс пребывала в полуобмороке, особенно когда он меня касался. Но и сам Горр, между прочим, тоже выглядел каким-то напряженным. И вообще, меня не покидало странное ощущение, будто мы с ним участвуем в чем-то запретно-интимном, а вовсе не в тренировке по оказанию первой помощи.
Про его мать тоже думала. Горр и тут прав — я все-таки любопытная. Что уж скрывать, охота было, конечно, узнать, что у них случилось, почему она такая и, главное, почему Горр с ней такой жестокий…
***
Утром мы едем с бабушкой в больницу. Я бы лучше одна сходила, не маленькая. Да и бабушку жалко. Сейчас, в начале марта, такой гололед по утрам, и она идет и переживает, что если упадет, то не поднимется. Но нам в пятницу позвонили, сказали, что нужно прийти оформить квоту на обследование в диагностическом центре.
Весь наш поход занимает от силы часа два, и я даже думаю, не пойти ли в школу, на последние уроки, но бабушка уговаривает остаться:
— Ложись, еще поспи. Ты и так бледнее обычного.
Обследование нам назначили на конец марта. Бабушка расстраивается — почти месяц ждать, а я даже рада, что очередная больничная эпопея оттягивается. И целых три недели можно ни о чем таком не думать. Не люблю больницы.
На другой день подхожу к школе, замечаю машину Горра и… не знаю, опять ощущаю легкое волнение. И первая мысль: «О, он здесь уже». Потом себя одергиваю: да какая мне разница, где он? Подумаешь, поговорил со мной один раз по-человечески. Может, бзик на него какой-то нашел. А сегодня, может, опять будет взирать на всех и на меня, как на букашек.
Но встречаю его в фойе и улыбаюсь на его «привет». И чувствую, что краснею помимо воли. Но это лишь потому, что Горр так на меня посмотрел. Он как будто ждал меня. Стоял в холле, опершись о подоконник и скрестив ноги в лодыжках, и со скучающим видом наблюдал за центральным входом. А как увидел меня, его взгляд прямо загорелся сразу же. Ну как тут не смутиться?
Он отлепляется от подоконника и направляется ко мне. И в класс мы заходим вместе. У наших на меня реакции ноль, будто я — невидимка. Ну а его, конечно, встречают оживленно. Со всех сторон слышу: Герман, здоро́во, Герман, привет…
Наверное, все думают, что просто так совпало, что мы вместе вошли, но затем Горр вдруг садится не на свое привычное место, а со мной. И тогда класс стихает. Резко. Я успеваю увидеть перекошенное и застывшее выражение Михайловской, оно, если честно, пугает. Потом отворачиваюсь и больше на класс не смотрю.
Горр молчит, сидит себе преспокойно, как будто не замечает реакции класса. Затем всеобщая оторопь сменяется гулом. Слышу за спиной Ямпольского: «Фигасе!» и тут же Патрушеву: «Я не поняла, это что…». К счастью, звенит звонок, влетает историк и окриком велит всем сесть и замолкнуть.
А я ловлю себя на том, что с трудом понимаю историка. Точнее, постоянно отвлекаюсь от урока на свои мысли: почему Горр сел ко мне? А на следующем уроке опять сядет? Что это значит? Как от него приятно пахнет…
Один раз историк даже одергивает меня:
— Лена, хватит витать в облаках.
А я и так-то сидела в смятении, а тут вообще заливаюсь краской. Еще и Горр скосил на меня взгляд, будто все мысли мои знает, и усмехнулся.
Мне ужасно хочется спросить его, почему он сел ко мне, но я стесняюсь. Это за меня делает Михайловская на следующей же перемене.
— Герман, ты решил переехать?
— Да, с чего это вдруг? — поддакивает Ямпольский.
Но Горр, как всегда, в своем репертуаре — вопросы, на которые ему отвечать неохота, он просто игнорирует.
Зато обращается ко мне, причем развернувшись так, что упирается коленями в мою ногу. А ко всем остальным он просто садится спиной.
— Что вчера делала? — спрашивает с полуулыбкой.
— Ничего такого, — лепечу в ответ и опять отчаянно краснею, потому что чувствую, что за нами следит весь класс.
— А в школу почему не ходила?
— Ну я же говорила тебе. Мы с бабушкой по делам ездили.
Не рассказывать же ему про больницу.
— И как? Сделали свои дела?
Я киваю. Сердце внутри трепещет. Мне ужасно неловко, и я даже не знаю, отчего больше: от пристального, тяжелого внимания наших, или от самого Горра, оттого что он так близко, что говорит со мной таким мягким голосом, что смотрит неотрывно. Да еще как смотрит! Будто своим взглядом блуждает по коже, касается, гладит, оставляя ожоги…
После уроков мы опять идем вместе. И я уже не спрашиваю, что ему от меня нужно. А если совсем честно, то даже рада, что Горр меня провожает. Но только потому, что при нём наши меня не трогают.
— А я вчера с матерью встречался, — вдруг говорит он ни с того ни с сего.
Я останавливаюсь от неожиданности, даже забываю про свое смущение.
— Да ты что! — восклицаю невольно. — И как? Поговорили?
— Ну, конечно. Не молча же сидели, — с усмешкой отвечает он. — Поговорили.
— Ты рад?
— А чему тут радоваться? — приподнимает он бровь.
— Ну как? Мама же… вы пообщались… — бормочу я растерянно.
— Да уж, мама… — вздыхает он. — Нет, ну наверное, ты права, хорошо, что поговорили. Но она, конечно…
Он замолкает, не договаривая. А я не могу догадаться, что он имеет в виду, а расспросить стыжусь. И так он позавчера назвал меня любопытной.
— Она больна. Онкология. Говорит, что умирает, — вдруг произносит он.
— Боже… — вырывается у меня. — Герман, мне так жаль… И что, нельзя ничего сделать?
— Вроде как можно прооперироваться. Там цена вопроса — всего двести штук.
— А, так ей нужны деньги на операцию?
— Ну, естественно. Для этого она и приходила.
— Почему ты так думаешь? — меня царапает его цинизм. Тем более по отношению к умирающей маме.
— Потому что она раз за разом твердила, что пришла повидаться пока не поздно. А потом выложила справку.
— И что с того? Что в этом такого?
Качнув головой, он говорит с усмешкой:
— Все-таки наивная ты, Третьякова. Ничему тебя жизнь не учит.
— А, может, это ты видишь в людях только дурное?
Он косится на меня и снова лишь усмехается. Отвечает не сразу:
— Так ещё Макиавелли сказал, что люди всегда дурны… пока их не принудит к добру необходимость. Правда, я считаю, что чаще случается наоборот. Что большинство творят зло по необходимости, а не потому, что им нравится портить другим жизнь. Хотя и такие тоже встречаются. А мать… она будто заранее эту справку подготовила. Впрочем, за это ее трудно судить. Кому хочется умирать? Стремно только то, что она выдает все это за внезапно проснувшиеся материнские чувства.
— Ну почему ты так говоришь? Может, ей и не хочется умирать. Может, она действительно надеется в душе, что ты сможешь ей помочь. Но одно другого не исключает. Ты же ее сын, почему она не может питать к тебе чувств? И знаешь, когда человек умирает, он как раз испытывает тягу сделать все правильно напоследок. Ошибки исправить, покаяться…
Герман пожимает плечами. С равнодушным видом говорит:
— Может, и так. Не знаю. Мне, в общем-то, все равно.
— И то, что она умирает — тоже все равно? — шепчу я, глядя на него.
Он ловит мой взгляд и снисходительно улыбается.
— Нет, Третьякова, не все равно, не переживай.
— А ты можешь ей помочь?
— Дать денег на лечение?
— Ну да!
— Не знаю. У меня на карте столько нет.
— А у папы попросить разве нельзя?
— Можно, но он не даст. Мать его боится, и наверное, у нее есть на то причины.
— Но не в такой же ситуации!
Он опять замолкает.
— И что, ты просто будешь с этим жить? Ты прости меня, что я вот так вмешиваюсь. Я понимаю, что не должна. Но если ты ей не поможешь, и никто ей не поможет, она умрет, и это будет давить на тебя всю жизнь. Чувство вины перед умершим — оно самое тяжелое. Потому что искупить его невозможно. Если не ради нее, то ради себя сделай что-нибудь… Уговори папу или… ну, не знаю… придумай что-нибудь. Даже если это ей не поможет, уж прости, то ты будешь знать, что сделал всё от себя зависящее…
Он смотрит на меня пристально, будто видит насквозь, и молчит.
— Ну а иначе… — смущенно и тихо добавляю я. — Ты сам себя не простишь потом…
Наконец Горр отводит взгляд и криво улыбается:
— Ладно, посмотрим…

34. Герман

Сегодня мы с Василием слегка припозднились, и я зашел в класс со звонком. По привычке направился к своему прежнему месту, но на полпути развернулся к Третьяковой. И заметил, что она в первый миг, как только я появился, скромно улыбнулась, затем тут же приуныла, а потом, когда уселся к ней, снова улыбнулась, едва-едва, но в глазах — радость.
— Доброе утро, — шепчу ей, присаживаясь рядом.
Третьякова что-то неслышно шепчет в ответ и моментально розовеет. Мне нравится смотреть, как она смущается. У нее это выходит как-то трогательно, что ли. И как она улыбается — тоже нравится.
На английском Третьякова безбожно тормозит, а я ей подсказываю. Зато на биологии, когда ее спрашивают, шпарит без запинок и ошибок. Прямо с каким-то азартом и увлеченностью. Хотя, по мне, что может быть скучнее биологии? Разве только химия. Но Третьякова потом и по химии тоже отвечает вполне бодро, пока вычисляет у доски температурный коэффициент.
Последним у нас история. За секунду до звонка в кабинет заходит наша англичанка и просит всю мужскую половину класса задержаться. Никто бы, скорее всего, не остался — про Дэна за это время уже подзабыли, но ее ненавидеть меньше не стали.
Со звонком наши тянутся на выход, абсолютно ее игнорируя, но тут встревает историк.
— Одиннадцатый «А», плохо поняли? — прикрикнув, преграждает собой дверь. — Проблемы со слухом? Девочки выходят, мальчики — по местам!
И реально выпускает только девчонок, а парней разворачивает.
Я с досадой смотрю, как уходит Третьякова. Вряд ли она будет меня ждать — для этого она слишком скромная. А мне нравится провожать ее. Мы, конечно, и в школе общаемся, но там какое-то другое общение. Более личное, более дружеское. Ну и, опять же, наедине...
Но это ладно. Главное — как бы ее наши девушки не обидели. Сегодня после алгебры математичка меня задержала на пару минут — зазывала на олимпиаду. Третьякова вместе со всеми вышла из класса. Я настиг ее уже в коридоре, на третьем этаже… в окружении Михайловской, Патрушевой и Тимофеевой. Втроем они оттеснили ее в угол, но тут подошел я.
Может, они ей и успели что-нибудь неприятное сказать, но Третьякова на мои вопросы только отмахивалась: «Да ничего особенного. Просто глупости».
Историк, сделав свое дело, получает от англичанки взгляд, полный благодарности, и довольный сам выходит в коридор, типа, мешать не будет. По-моему, они скоро замутят. Впрочем, плевать.
— Мальчики… — начинает англичанка, но ее тут же перебивает Ямпольский:
— Где вы тут мальчиков увидели? Мы давно не мальчики, — ухмыляется с намеком. Остальные одобрительно хмыкают.
— Особенно Жучка, — вставляет Гаврилов, повышая градус веселья.
— А без пошлостей вы вообще способны разговаривать? — сердится англичанка. — Вы дома, со своими мамами тоже позволяете себе подобные высказывания? Вы ведете себя как малолетки, у которых…
— Давайте вы нам просто скажете то, зачем вы нас оставили, — прерываю ее я. — А лекцию как-нибудь потом?
— Ты куда-то спешишь? — зло шипит она.
— Очень.
И она как-то резко сдувается. Выдохнув, продолжает нормальным тоном:
— Седьмого марта, как вы знаете, мы будем поздравлять девочек…
— Это наши-то девочки? — опять подает голос Ямпольский.
— Рот закрой, — раздраженно бросаю ему я, и он затыкается, а англичанка наконец рожает свою мысль до конца.
В двух словах: родительский комитет прикупил подарки для наших девушек, одинаковые для всех, и вручить их должны будем мы. А поскольку девочек в классе почти в два раза больше, чем мальчиков, то каждый берет на себя двоих. Ну а кто кому будет дарить — решит жребий. Англичанка уже и бумажки с именами девчонок приготовила заранее.
Высыпав их в небольшую коробку, подходит сначала к Жуковскому. Тот вытягивает Петренко и Ларину. Гаврилову достается Патрушева и Тимофеева.
— Вот, блин, подвезло… — кривится он.
— Смотри, Гаврила, вдруг ей подарок не зайдет, — потешается Ямпольский. — Центнер тебя потом расплющит.
— Это ты о ком сейчас? — хмурится англичанка. — Что значит — центнер?
— Центнер — это сто килограммов, — невинно отвечает тот и вытягивает Шумилову и кого-то еще.
— Блин, фууу, — стонет Ямпольский и изображает, будто его тошнит.
Остальные покатываются, англичанка двигает короткую речь об уважении, а я встаю из-за парты.
В это время как раз тянет Шатохин с таким лицом, будто это какое-то спортлото с призами.
— Третьякова… — вслух зачитывает он свою бумажку и закидывает ее обратно. — Я не буду ее поздравлять. И ничего дарить ей не стану.
— Это еще почему?! — возмущенно вопрошает англичанка.
Я направляюсь к двери.
— Герман, ты куда? Мы еще не закончили! — окликает она меня.
— Домой. Никакой жребий я тянуть не буду. Я поздравлю Третьякову и всё.
Пока она растерянно молчит, выхожу из кабинета.
Третьякова, конечно, уже ушла. Звоню ей — хорошо хоть номер ее взял. Она отвечает не сразу, и у меня сразу мысли: ее поймали? И где, если что, искать?
Перезваниваю тут же снова и наконец слышу голос, вполне спокойный.
— Да? Прости, не сразу ответила… не успела, руки мыла… Я уже дома… Обедать собираюсь… А вас уже отпустили?
— Угу. Приятного аппетита. До завтра, — с легким сердцем отвечаю я и сажусь в машину.
— Спасибо, — отвечает Лена тихо, и я слышу, что она улыбается. И у самого тоже губы невольно тянутся.
Но все равно досадно…
***
В течение дня ловлю себя на мысли: интересно, чем она занимается сейчас? Звонить не звоню, но пишу в мессенджере:
"Что делаешь?"
"Уроки. Английский…"
"Есть сложности?"
Англичанка не дает на дом задания из учебника. Сама их, по ходу, придумывает, делает карточки и выдает нам. Каждому — свою. Видимо, чтобы со знания* не списывали.
"Мне неудобно"
"Почему? — не понимаю я. — Это ложный стыд. Пиши, что тебе непонятно, я объясню"
И она, к счастью, больше не упрямится. Пишет мне свои задания, и мы их разбираем.
Не знаю уж, поняла она или не очень, но я старался. Постепенно с английского мы съезжаем на другие темы. Она спрашивает про Канаду, про наш колледж, про разное…
Потом ко мне заходит отец, при параде, а я валяюсь на диване, в домашних шортах и футболке, с телефоном в руках, совершенно потеряв счет времени.
— Герман, ты еще не собрался?! Уже выходить пора.
В первый момент я даже не соображаю, о чем он. Потом быстро прощаюсь с Третьяковой и тоже в темпе переодеваюсь.
У отца сегодня юбилей. Пятьдесят пять лет. Празднует он в своем ресторане. Хочешь-не хочешь — надо быть.
В семь вечера мы с ним уже на месте. Парковка перед рестораном вся запружена машинами, и еще продолжают подъезжать. Мне на подобных мероприятиях скучно. Поэтому мы сразу с отцом договорились, что я поприсутствую пару часов и вернусь домой один.
Сначала всё идет по накатанной. Тосты, поздравления, подарки, какие-то фрагменты общих воспоминаний из прошлого. Я сижу рядом с отцом во главе длинного стола как истукан. Отец встает с ответной речью, благодарит присутствующих, кого-то выделяет лично, тоже что-то вспоминает. Потом переводит взгляд на меня.
— … Всякое бывало, но одно я могу сказать точно — жизнь я прожил не зря.
— Что значит прожил? — шутливо возмущаются его гости. — Ты, Саша, еще огого! … В самом расцвете… Жить да жить!
— Спасибо, спасибо, друзья, но… все мы под Богом ходим… И все же я — счастливый человек, — сообщает он и кладет мне ладонь на плечо. — Вот мое главное счастье, мой сын, мой наследник, мой Герман. Всё, что я достиг, всё, что я сделал и делаю — это только ради него.
Он смотрит на меня проникновенно.
— Я горжусь тобой, сын. Всё моё — твоё, ты это знаешь.
Все остальные гости тоже пялятся на меня с сентиментальными улыбками, мол, да, твой папа гордится тобой, ты — молодец. А я чувствую себя идиотом.
При первом же удобном моменте выхожу из-за стола и уединяюсь в одном из приват румов. Там пусто сейчас — ресторан для обычных посетителей по случаю банкета не работает. Устроившись на диване, опять берусь за телефон. Долго придумываю, что ей написать. В конце концов выдаю банальное:
"Еще не спишь?"
Жду минуту, другую, третью… Вздыхаю, убираю телефон в карман, и тут он издает короткий гудок. Снова достаю и ловлю себя на мысли, что опять улыбаюсь без всякой причины.
"Нет еще. Книжку читаю"
"Какую?"
"«Виноваты звезды» Джона Грина. Не читал?"
"Нет. Интересно?"
"Грустно…"
Она вкратце пересказывает мне свою книгу. Конечно же, я такое не читаю. Но что-то там отвечаю, как подобает, поддерживаю диалог, соглашаюсь с ней, мол, да, жалко девочку, жалко мальчика. А потом Третьякова снова спрашивает про мать. Честное слово, она о ней переживает больше, чем я.
И тут в комнату заглядывает девушка в очень коротком блестящем платье. В руке у нее полный бокал.
Кажется, я ее видел раньше с отцом, но кто она — не интересовался.
Я убираю телефон, смотрю на нее вопросительно. Может, ошиблась, тоже хотела уединиться, а тут занято. Жду, что она уйдет, но она, отпив глоток, ставит бокал на стол, а сама плюхается со мной рядом. Подол платья тут же ползет вверх, оголяя бедра.
— Привет, — улыбается она призывно и придвигается еще ближе.
____________________
* знания znanija.com - сайт, где выложены готовые ответы на все школьные задания, по всем предметам и учебным программам
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— Привет. Я — Виола. Можешь звать меня просто Ви, — она протягивает мне руку, ухоженную, унизанную кольцами, с ярко-красным маникюром.
Я игнорирую и руку, и ее «привет». Однако ее это не смущает ничуть. Она сжимает протянутую ладонь в кулак и опускает, издав смешок.
— Ну что ты так напрягся, милый? Я всего лишь хочу с тобой познакомиться… поближе.
«Поближе» она произносит с интимным придыханием и придвигается совсем вплотную. Я встаю с дивана, намереваясь уйти. Она тут же подскакивает следом и преграждает собой путь.
— Ну же! Не будь такой букой… — Она поднимает правую руку, выставив указательный палец, и ведет им по моей шее, слегка царапая кожу длинным ногтем.
Бред какой-то. Где отец только берет этих дур?
Отталкиваю ее руку. Саму Виолу тоже отодвигаю в сторону, не особо церемонясь — она едва удерживается на своих каблуках, и выхожу в общий зал. Гулянье там в полном разгаре.
Я иду в фойе, забираю пальто. Эта дура тащится за мной. Цепляется за рукав, тянет.
— Постой… ну постой же.
— Чего тебе? — оборачиваюсь я.
— Я что-то не так сделала? Напугала тебя своим напором?
Смотрю поверх ее головы в зал. Пытаюсь найти взглядом отца, но не вижу, его заслонили. Он ее, что ли, подослал? Потому что она не выглядит обиженной. Скорее, растерянной и раздосадованной, будто не справилась с заданием.
— Может, останешься и просто поговорим? — лепечет она почти жалобно.
— О чем? О чем с тобой разговаривать? — усмехаюсь я, настолько нелепа эта ситуация и эта… даже не знаю, как ее назвать. Виола, в общем.
— Ну… просто познакомиться, пообщаться…
Я не дослушиваю ее и выхожу на улицу. Не то что я злюсь на отца, нет. Скорее, раздражен. Даже не раздражен, а просто противно.
Сажусь в машину. Василий вздрагивает. Видать, уснул.
Пока едем домой, я снова переписываюсь с Третьяковой. Хотя это слишком громко сказано. Мы лишь обмениваемся парой фраз:
«Не спишь еще?»
«Как раз собираюсь ложиться»
«Тогда приятных снов»
«Спасибо, и тебе».
Однако незаметно настроение улучшается.
Уже на месте Василий вдруг говорит:
— Александр Германович, последние дни всё время спрашивает, с кем вы видитесь, с кем общаетесь. Каждый день чуть ли не допрос… Он как будто что-то подозревает. Но я, как и обещал, про ту женщину ни слова.
Я благодарю его кивком и захожу домой. Отец, скорее всего, раньше двух-трех часов ночи не вернется.
«Та женщина» у меня тоже из головы не выходит. Я стараюсь не думать о том, что она рассказала про отца. Судить его не мне. Но и отмахнуться не получается.
Сделал ли он то, в чем она его обвинила? Не знаю. И не уверен, что хочу знать. Но вот мог ли он так поступить с ней и с тем водителем? И понимаю, что мог.
Отец иногда вскользь рассказывал о своей бурной молодости, о том, как «поднялся» в девяностые — ну прямо готовый сценарий для Гая Ричи. Так что эпизод с водителем и матерью вполне укладывается в эту картину.
Даст ли он ей после всего денег на лечение? Нет.
Захожу в его кабинет. Отец всегда хранит наличные дома, в сейфе. Не раз открывал-закрывал его при мне, так что код я знаю. Но все равно не по себе. Мерзко.
Долго не могу решиться. В жизни ничего не брал чужого. Тем более — у отца. Хотя он как-то сказал: «Если вдруг что-то случится — ты знаешь, где лежат деньги».
Можно, конечно, эту его фразу притянуть за уши как разрешение самовольно взять из сейфа эти злосчастные двести тысяч. Вернее, сто. Еще сто я снял со своей карты. Для отца это вообще не деньги, хоть сто тысяч, хоть двести. Но давит, конечно, не это, а сам факт, само действо…
Вспоминаю, как отец сегодня говорил: «Мой сын, мой Герман, моя гордость».
И я тут такой — торчу в его кабинете, собираясь, по сути, ограбить собственного отца. Да уж, гордость…
И все равно почему-то не ухожу.
«Нет ничего дороже жизни, особенно жизни мамы…» — лезут на ум слова Третьяковой.
И я, стараясь больше ни о чем не думать, подхожу к книжному шкафу. Сейф у отца вмонтирован в стену сразу за полками. Код — мой день рождения. Ввожу цифры. Щелчок — и стальная массивная дверца слегка отходит. Достаю пачку, отсчитываю ровно сто тысяч. Остальное убираю обратно и ухожу. Поднимаюсь к себе. Поговорить бы сейчас с Третьяковой, но она уже спит…
А сам я за всю ночь глаз не сомкнул. Лежал без сна, пялился в темный потолок, слушал, как тяжело колотится сердце, и чувствовал себя последней мразью…
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Отец явился домой только под утро, так что завтракаю я в одиночестве. Потом еду в школу, и деньги эти жгут карман. Скорее бы уж отдать их матери и поговорить с отцом. Ну не отнимет же он их у нее. Да и вообще, что он ей теперь-то сделает, больной, даже умирающей? Ну а на меня разве что поорет. Хотя все равно стремно…
Третьякова, конечно, сразу подмечает мою мрачную мину. Вижу боковым зрением, что весь урок на меня косится. И на первой же перемене спрашивает, с тревогой заглядывая в глаза:
— Герман, у тебя что-то случилось?
— У меня все прекрасно, — цежу в ответ.
— А с мамой?
— Ещё лучше.
— Ты сегодня какой-то… сам не свой…
Мы стоим в коридоре у окна, рядом с кабинетом, где через пять минут у нас начнется физика.
Вчера на эмоциях мне, конечно, хотелось с ней поговорить, но сегодня охота спокойно всё обдумать самому. Будто ночи было мало.
Если бы она допытывалась дальше, я бы, наоборот, только замкнулся и попросил бы не лезть не в свое дело. Но Третьякова на мои слова лишь кивает, мол, понятно. А потом говорит с грустной улыбкой:
— Прости…
— За что?
— Ну… за то, что устроила тебе тут допрос, хотя не имею на это никакого права. Ты только не думай, это не праздное любопытство. Просто ты явно не в духе, и я правда забеспокоилась, но если всё нормально… В общем, извини, больше донимать тебя не стану.
А она та еще манипуляторша, с усмешкой отмечаю про себя, даже если сама того не ведает.
Я смотрю на нее молча, внимательно, с нескрываемым интересом, пока Лена не замолкает и не начинает краснеть от смущения.
Пауза затягивается, и ей становится совсем некомфортно. Может, я и был не в духе, как она говорит, но вот смотрю на нее — и меня отпускает. Я облокачиваюсь о подоконник, придвигаюсь, наклоняюсь к ней ещё ближе и говорю с улыбкой.
— Можешь донимать. Я не против.
Лена моментально становится ярко-пунцовой и теряется окончательно. Отводит глаза, будто ее вдруг заинтересовал снующий туда-сюда народ. Бездумно теребит ремешок часов, из коричневой кожи, весь потертый. Такие еще носят?
Она так сильно волнуется, прямо на взводе вся, что кажется, если я сейчас ее трону, Лена отпрыгнет как ошпаренная.
— Я вчера украл у отца сто тысяч, — огорошиваю ее.
Она тут же снова поворачивается ко мне и округляет глаза.
— Что? — переспрашивает одними губами.
— Я украл у отца сто тысяч, — повторяю и упиваюсь потрясением в ее взгляде. Сейчас она скажет: фу, как можно? Ты ужасен! Папа — это святое, а ты — чудовище. Или еще что-нибудь в том же духе.
Но она несколько секунд смотрит на меня своими бездонными глазищами, а потом спрашивает:
— Для мамы? Ты деньги взял для мамы? Чтобы ей передать? Потому что папа бы не дал, да?
Я киваю.
— Поэтому ты сегодня такой? Тебе нехорошо на душе? Но знаешь, ты все верно сделал. Уж лучше украсть и таким образом попытаться спасти жизнь человека, чем не замарать руки такой вот кражей, остаться как бы чистеньким, но не помочь. Я на твоем месте поступила бы точно так же! — горячо заверяет она.
Мне, конечно, смешно от ее пылких речей, но и… неожиданно приятно. Даже как-то легче немного становится.
После школы мы идем вместе, и это уже не выглядит «случайностью», как было в предыдущие дни, когда я будто ненароком пристраивался к ней. Сегодня мы вдвоем выходим из кабинета, где был последний урок, вместе спускаемся в гардероб, вместе выходим на улицу.
Неподалеку от школьных ворот стоит мать, прячась за фонарный столб. Я, конечно, понимаю, что она боится отца и его людей, но эта игра в шпионов уже раздражает.
— Я, наверное, пойду… — заметив ее, говорит Лена. — Не буду вам мешать. Тебе, наверное, хочется с ней наедине все обсудить.
— Останься, — ловлю ее руку. — Ничего мне с ней обсуждать не хочется. Я просто передам ей деньги, и пусть себе идет… лечиться.
Мать принимает конверт чуть не со слезами на глазах. Для приличия сначала отказывается, бормочет: зачем, не надо было, не стоило, но спасибо, спасибо…
А мне даже ее благодарности выслушивать невмоготу. Хочется скорее отойти и больше не приближаться. Даже самому как-то стремно, словно она — прокаженная, а я откупился и доволен. Но это не так, конечно. Просто мне некомфортно с ней рядом. Не знаю, почему.
Зато потом говорю Третьяковой:
— Пойдем по Карла Маркса?
Это значительный круг, и идти нам будет минут на двадцать дольше, а с нашей скоростью — мы еле бредем — и на все тридцать. Она бросает на меня взгляд, опять нежно розовеет и соглашается:
— Пойдем.
После обеда всё активно тает: кучи почерневшего снега, заледенелые за ночь тротуары, сосульки, свисающие с крыш. Кругом журчит, капает, хлюпает, растекается. По пути нам попадается огромная лужа. Я перескакиваю первым, разворачиваюсь и подаю Лене руку. Она полсекунды колеблется, но все же вкладывает в мою ладонь прохладные пальцы и быстро, мелкими шажочками перебегает по бордюру. Тихо говорит: спасибо.
— Да не за что, — бросаю я небрежно, но руку ее не выпускаю. И она не пытается ее вырвать. Так мы и идем дальше, взявшись за руки.
Жаль, в кафе она зайти отказывается.
— Я больше всего люблю весну, — сообщает Лена. — Особенно апрель и май. Я прямо чувствую…
Мы проходим мимо книжного магазина, в витрине которого выставлены на паллете разные книги. Третьякова замолкает на полуслове и приостанавливается на миг. Взгляд ее выхватывает одну из книжек, на миг загорается, потом гаснет. Я тоже любопытствую, что ее там так пленило. Оказывается, «Небо после бури». Ни книга, ни автор мне неизвестны. Но у нас с ней по части литературы вообще разные предпочтения.
— Так что ты чувствуешь? — напоминаю ей.
— Я? — удивляется она, потом вспоминает: — Ах да. Чувствую, как природа пробуждается. В марте будто стряхивает с себя тяжелый сон, в апреле — уже вовсю оживает, а в мае — ликует и празднует эту новую жизнь… Что ты так улыбаешься? Тебе так не кажется?
— Нет, но я вообще от лирики далек.
Она меня, конечно, забавляет, но рядом с ней мне хорошо. И несмотря на то, что мы и так до ее дома шли полчаса, потом еще у ворот стоим примерно столько же. Затем на улицу выходит какая-то пожилая женщина и зовет ее по имени. И Лена пугается, будто ее застали врасплох, и сбегает.
А я сажусь к Василию, который, конечно, уже тут как тут.
Дома в сети нахожу ту книгу, возле которой залипла Третьякова. Оказалось, это аж четвертый роман цикла. Ради интереса почитал первый том — муть, конечно, как по мне. Джинны, духи, демоны и прочая нечисть.
Вечером с работы приезжает отец. Он в хорошем настроении, пока в хорошем. За ужином рассказывает что-то бодрое, а я жду, когда он закончит свою мысль. Затем сообщаю:
— Я вчера взял из сейфа сто тысяч.
Он вскидывает на меня взгляд, потом усмехается.
— Ну, спасибо хоть сказал. Правда мог бы и попросить. Вроде я тебе ни в чем не отказывал… На что хоть взял?
Это самое сложное, еще сложнее, чем просто признаться, что я залез в его сейф. Потому что представляю, как у него будет реакция.
— Я их отдал матери.
— Чьей матери? — спрашивает отец, но в следующую секунду и сам понимает. Лицо его разительно меняется, прямо темнеет на глазах. — Как она… вот дрянь… Где вы с ней виделись? Когда? Отвечай!
— В кафе возле школы. Василий ни при чем. Я ему сказал, что хочу выпить кофе. С ней он меня не видел. Разговаривали мы с матерью только там, внутри, он ждал снаружи.
Отец играет желваками, раздувает ноздри, дышит тяжело, смотрит на меня как на последнюю сволочь. Потом рывком смахивает несколько чашек и бокал со стола. Посуда летит на пол и со звоном бьется, но это его заводит еще больше:
— То есть, ты тайком за моей спиной встречался с этой… зная прекрасно, что она из себя представляет… зная, что она натворила… А потом еще и обворовал меня, собственного отца? Ради этой…
— Ты сам вчера сказал, что всё твоё — моё, — отвечаю невозмутимо. Я вообще почему-то сейчас абсолютно спокоен, хотя весь день до самого ужина нервничал и маялся. — И «эта» все-таки моя мать, какая бы она там ни была. Я не собираюсь с ней продолжать общение или что-то еще. Просто… она больна. В онкологии лечится. А эти сто тысяч я тебе потом верну.
— Да при чем тут это?! — выкрикивает отец, но я вижу, что гнев его уже стихает. — Не в деньгах дело, просто эта… — у отца явно рвутся наружу ругательства, но он сдерживается.
Затем уже спокойнее спрашивает:
— Это она сказала, что больна?
— Она. И справку показала. Выписку из онкоцентра.
— Ну конечно… справку она показала… — хмыкает отец. Потом снова смотрит на меня сурово. — Не ожидал я от тебя, Герман, такого. Разочаровал ты меня. Ладно, всё, ступай к себе.

37. Герман

Утром жду Третьякову у школьных ворот. Я ее завидел издали, как только вышел из машины. Вжав голову в поднятый воротник, она торопливо семенит по тротуару. Замерзла, наверное — по утрам еще холодно, да и куртка у нее совсем тонкая.
Перед ней плетется Чернышов. Лена его обгоняет, не приостанавливаясь, не поворачивая головы. Будто не замечает его. Проходит как мимо столба. Ну а я рад. Черный меня, конечно, уже не так оглушительно бесит теперь, когда сошел с ее орбиты. Но осадочек остался.
Чернышов видит ее, пялится ей в спину, но, слава богу, не окликает, не пытается догнать. Наоборот, даже замедляет шаг.
«Правильно, — думаю, — вот и не приближайся к ней. И смотреть на нее тоже нечего».
— Герман, привет. А ты чего не заходишь? Идем? — я едва не вздрагиваю от неожиданности. Оглядываюсь — это Михайловская. Стоит рядом, улыбается.
Окидываю ее слегка оторопевшим взглядом, потом говорю:
— Ты иди…
Михайловская, чуть наклонившись вбок, выглядывает из-за моего плеча, замечает приближающуюся Третьякову и на глазах меняется в лице. Но хотя бы сразу же уходит.
Я дожидаюсь Лену, ловлю ее взгляд, считываю все оттенки настроения, любуюсь ее улыбкой. У нее на самом деле чудесная улыбка. Светлая и очень нежная, как она сама. Я люблю, когда она улыбается. Тем более — мне.
Одновременно с Третьяковой к воротам подходит англичанка. Она приветливо здоровается с Леной, а меня сначала сканирует настороженно, затем сухо кивает.
— Герман, можно тебя попросить… — говорит Лена, когда заходим в гардероб.
— Проси, — разрешаю я с шутливой снисходительностью.
Она заглядывает в глаза и произносит со всей серьезностью:
— Герман, пожалуйста, перестаньте измываться над англичанкой.
Так и чувствую, как у меня ползут вверх брови.
— Разве я над ней когда-нибудь измывался? Мне вообще до нее дела нет.
— Ну, бойкот этот ваш, игнор, то есть… Она вон экскурсию организовала, а вы…
— В монастырь, что ли? Ну, она тоже нашла, куда завлечь. Я лично не поехал, потому что… ну какой мне, безбожнику, монастырь? Что я там забыл?
— А мне было бы интересно… — вздыхает она. — Даже жалко, что я тогда не смогла поехать. Там очень красивый собор и вообще… Я изредка захожу в церковь, которая на Ленина… ну просто постоять, посмотреть… И знаешь, всякий раз так на душе становится хорошо, такое умиротворение наступает…
— Опиум для народа, — хмыкнув, говорю тихо, затем, чтобы ее не расстраивать, громче добавляю: — Ладно, обещаю, что я лично игнорить англичанку не буду. Но за других не ручаюсь.
— Спасибо, Герман, — улыбается она. — А другие, глядя на тебя, тоже успокоятся.
— Как знать, — пожимаю плечами, — в последнее время мои акции сильно подсели.
— Из-за меня? Из-за того, что ты со мной… общаешься?
Это действительно так. Кроме Михайловской ко мне больше никто не вяжется. А раньше мессенджер лопался, да и в реале постоянно наши меня дергали.
— Тебя это удручает? — не отстает Лена, глядя на меня озабоченно, так что не могу сдержать улыбку.
— Вообще плевать. А, может, даже рад.
***
Физкультуру у нас теперь ведет Тамара Андреевна, наши зовут ее бабулей. Уроки она строит исключительно по программе и терзает всех, девчонок в том числе. Только Третьякову не трогает. Я раньше не обращал внимание, а тут подумалось: она ведь и правда никогда на физкультуру не ходит. Почему? Спросил потом, но Лена отмахнулась.
Сегодня «бабуля» не стала гонять девчонок по случаю завтрашнего восьмого марта, отпустила их и сама ушла, предоставив нам свободу и пустой спортзал. Мы, как в старые добрые, почти до звонка играли в баскетбол. Я тоже решил размяться.
Потом пошел в душ. Выхожу — наши вовсю в раздевалке обсуждают, как и кого будут сегодня поздравлять.
— Давайте с кем-нибудь поменяемся девками, а? — ноет Ямпольский. — Блин, кто угодно, только не Шумилова. Она и так меня достала. Еле успокоилась. Щас опять начнет… Ромыч, отдай мне Михайловскую? А я тебе за это хороший подгон сделаю. Гляди, что у меня есть…
Я даже не смотрю, что он там демонстрирует. Молча вытираюсь, одеваюсь.
— Неее, — отказывается от подгона и от Шумиловой Сенкевич. — Не хочу. Ты к Жучке подойди. Ему Ларина досталась. С ним поменяйся.
— Точно! — вдохновляется Ямпольский. — Слушайте, у меня идея. Мамка вчера мне говорит, типа, а своей классухе вы что подарите. Ну я ей сказал, что родительский комитет что-то там сам готовит. А щас думаю: точно, как же мы ее-то, родимую, вниманием обошли.
— И что ей подарим? Г**но в коробочке? — хохочет Гаврилов.
И сразу шквал гениальных идей:
— Мышь… дохлую.
— Резиновое г**но, кстати, можно в приколах купить.
— Камасутру!
— Или резинки.
— Ага, поюзанные…
— Прикиньте, она такая в классе: ой спасибо! Открывает коробочку, а там…
— Вам сколько лет? — не выдерживаю я. — Ну, что за дичь? Вы чего как тупые малолетки?
— А че такого? — обиженно хлопает глазами Ямпольский. Оборачивается к нашим: — Мужики, ну скажите?
— Мужики, — хмыкаю я. — Мужики женщинам резиновое г**но не дарят. И вообще, оставьте уже в покое англичанку.
Наши молчат. Я выхожу из раздевалки и, едва закрыв дверь, слышу возмущения Ямпольского:
— Не, ну нормально так? Не охренел ли он в конец?
Не знаю, кто ему и что ответил, я уже потом ушел, но в итоге никаких «сюрпризов» англичанке, слава богу, наши не преподносят.
После уроков мать Агеевой — она из родительского комитета — вручает нам пакетики с подарками для девочек. Для всех одинаковый набор: блокнот, ручка, шоколад. Только для классной цветы и какая-то увесистая коробка. Лена, кстати, тоже поздравляет англичанку, одна из всего класса. Всего лишь открыткой, но наши тут же шипят: подлизала… выслужилась…
Но потом уже мы начинаем поздравлять каждый свою девочку, и все переключаются. Хихикают, шутят, благодарят. Пожалуй, только Михайловская, получив свой пакет от Сенкевича, кривится:
— Что опять за дешман? Столько бабла собирают, и хоть бы раз что-то стоящее подарили…
Третьякова ее слышит, хмурится на миг, а затем словно наперекор бурно радуется этому несчастному блокноту. А уж когда я ей уже от себя дарю книгу, на которую она накануне так вожделенно смотрела, Лена просто столбенеет. Потом выдыхает и смотрит на меня так, будто я только что явил ей чудо:
— Боже… Герман… откуда ты…? Я так ее хотела… Боже… спасибо! Спасибо громадное!
Она в смущении закусывает нижнюю губу, ликуя и радуясь, как ребенок. Мне тоже приятно.
После школы я ее все-таки затягиваю в кафе. Она даже соглашается на молочный коктейль и чизкейк.
— Ну все-таки скажи, откуда ты узнал, что я очень хотела эту книгу? — допытывается Лена.
— Да сложно было не заметить, ты так на нее смотрела.
— Да? Ах да, там на витрине в книжном… Но она так дорого стоит! Мне очень неудобно… Но я страшно рада. Я прямо подсела на эту серию. Там столько приключений! И магия есть, и любовь между рабыней Лайей и наследником очень богатого и именитого клана Элиасом… Первый том я раз пять уже перечитала.
Мне, конечно, трудно понять, как можно такое по собственной воле читать и тем более перечитывать, но видеть ее светящееся лицо — просто чистый кайф.
— Давай завтра погуляем, — предлагаю ей. — Сходим куда-нибудь?
Очень хочу, чтобы она согласилась. К тому же завтра праздник, в школе не увидимся…
— Давай, — рдеет Лена.
***
Домой возвращаюсь в небывалом воодушевлении. Даже с Василием по дороге о чем-то беспечно болтаю, хотя обычно мы или молчим, или по необходимости обмениваемся парой фраз — за все два года, что он меня возит, едва ли три десятка наберется.
Захожу в дом, раздеваюсь, но, не доходя до лестницы, слышу суровый голос:
— Герман, зайди.
Дверь в отцовский кабинет распахнута. Отец сидит за столом, и я с порога чувствую, что ничего хорошего он мне сейчас не скажет.
— Прикрой дверь, садись, — указывает он в кресло напротив.
С минуту отец, прищурившись, молча сверлит меня взглядом. Выдерживает паузу.
— Говоришь, твоя мать больна? Лечиться ей не на что? — едко хмыкнув, произносит наконец. — Ну так я тебе сейчас расскажу, чем она… больна и на что ушли мои деньги.

38. Герман

Герман
Я слушаю его напряженно, настолько, что каменею. Только сердце бухает в груди как молот.
Отец смотрит на меня, щурясь, и раз за разом нервно щелкает паркером — верный признак того, что он крайне раздражен и недоволен. Или как он сам сказал — глубоко разочарован. Оно, разочарование, и в голосе его отчетливо звучит.
— После того, как я отправил твою мать туда, откуда приехала, она какое-то время жила в Бирюсинске. Вела там распутный образ жизни. Ни дня не работала. Пила, меняла сожителей. Постепенно пристрастилась к веществам посерьезнее. В конце концов влезла в долги и сбежала. Сюда. Это всё со слов местной полиции. Здесь устроилась в онкоцентр полы мыть. Сошлась с каким-то санитаром. Живет у него и на пару с ним употребляет. И естественно, у них полно долгов. Не знаю уж, кому из них пришло в голову украсть препараты из этой клиники, но они попались. Обоих вышвырнули. Как еще в полицию не стали заявлять, но, видать, сами не захотели выносить сор из избы. Так что твоя мать со своим сожителем ещё легко отделалась, но долги выплачивать нужно. Вот она и вспомнила, что у нее, оказывается, тут сын есть. Доверчивый, сентиментальный идиот!
Последние слова отец выкрикивает с яростью и откидывает ручку на стол.
— Как мог ты купиться на ее байки? Ты! Мой сын! Я всегда считал тебя умным, здравомыслящим. А тут мало того, что ты позволил этой лживой дряни развести себя, как последнего дурака, так еще и действовал за моей спиной.
Отец переводит дух и начинает с новой силой:
— Мне вот интересно, за что я заслужил такое отношение от родного сына? Я тебе хоть раз в жизни врал? Хоть раз в жизни не оправдал твоего доверия? Нарушил слово? Подвёл? Сделал хоть что-то во вред? Нет! Всё только для тебя. И представь себе, я рассчитывал, что могу так же доверять тебе и полагаться на тебя, верить, а ты… — его лицо искажает болезненная гримаса. — Вот ты сказал, мол, она твоя мать. Так позволь тебе напомнить, что это она тебя младенцем бросила умирать, когда тебе пробило голову. Я у реанимации дежурил, а эта мать ни разу не позвонила… И потом думала только о себе. Спрашивала, что с ней будет, а не что будет с тобой. И потом за все годы о тебе не вспомнила. А ты… мать… Ты должен был сказать мне! Должен был.
Его претензии я пока воспринимаю с трудом, потому что пытаюсь переварить услышанное о матери. Отец прав. Сто раз прав. Дурак и есть. И я же еще говорил Третьяковой, какая она наивная. А сам-то… идиот…
В груди печет нестерпимо, будто между ребрами раскаленные угли.
— Можешь убедиться сам… увидеть всё собственными глазами. Вот адрес, — Он берет ручку, рывком выдирает из блокнота лист, что-то записывает, затем протягивает мне листок. Но я не двигаюсь. Неотрывно смотрю на отца, будто не в состоянии не то что пошевелиться, но даже взгляд отвести. — Тебе же эта дрянь что-то жалостливое там напела. Ты ведь отцу у нас, оказывается, на слово не веришь. Так вот возьми завтра и съезди с Василием, лучше с утра, чтоб уж наверняка застать.
***
Ехать я никуда не хотел. Однако — сам не знаю, почему — после завтрака прошу Василия отвезти меня по адресу, который дал отец. Будто отцовского рассказа мне было мало. Впрочем, почему не знаю? Уж лучше добить окончательно, чем агонизировать и цепляться за мысль: а вдруг все не так?
Долго тупил над адресом, никак не мог сообразить, где это. Хорошо, что Василий знает город и его округу, потому что мать забралась к черту на рога. В самое захолустье. Практически деревня в городской черте.
Василий поначалу о чем-то треплется, думая, наверное, что раз вчера с ним общались по-дружески, то так теперь будет всегда. Но я угрюмо молчу и на его болтовню отвечать просто нет сил. Смотрю на себя в зеркало заднего вида — такой физиономией только детей пугать. Глаза после бессонной ночи воспаленные, но выражение лица как у ассасина.
Василий, поймав мой взгляд, сразу замолкает и больше уже не заговаривает почти до самого конца пути. Да и там только роняет:
— Вроде здесь.
Я молчу. Какое-то время сижу в машине, словно, чтобы выйти, нужно морально настроиться. На самом деле — нет. Мне просто противно. Потому что я примерно знаю, что увижу. Да и пейзаж вокруг не оставляет иллюзий. В марте почти везде слякоть, но в этом медвежьем углу — настоящая клоака. Грязь по колено, вонь, мусорная свалка прямо здесь же, среди домов. Да и сами дома — деревянные почерневшие коробки.
Возле дороги собака выгрызает какую-то заскорузлую кость. Я все-таки выхожу под ее вялый лай. Иду к дому, такой же страшной деревяшке в два этажа, от которой за километр несет затхлостью и нищетой.
До отвращения не хочется заходить в темное вонючее нутро этой хибары. Аж тошнота накатывает. Прикасаться к ручке двери тоже противно, она зачем-то обмотана грязной тряпкой. И я берусь за нее через рукав куртки.
— Герман Александрович, — окликает меня Василий из машины. — Может, мне с вами пойти?
Я, не отвечая, захожу один в эту нору, и в нос бьет омерзительный запах мочи, перегара, плесени и чего-то химозного. Я задерживаю дыхание, потом поднимаю воротник водолазки, но даже через шерстяную ткань просачивается эта вонь.
В записке отца написано: квартира № 2. Звоню и, наверное, хочу, чтобы мне никто не открыл. Однако стою жду, звоню еще раз и еще. Пока не раздаются шаркающие шаги. Щелкает замок, дверь отворяется. Какой-то мужик под полтинник окидывает меня стеклянным взглядом. Не спрашивает, кто я, зачем явился, а просто кивает куда-то вглубь, типа, велкам. И уходит, оставляя дверь распахнутой.
Несколько секунд я стою на месте, пытаясь побороть прилив брезгливости. Как будто зайти мне придется в чумную палату. В конце концов превозмогаю себя и переступаю порог. Иду до упора, на свет, по темному захламленному коридору, что-то хрустит под ногами, обо что-то ударяюсь, что-то роняю. Но свет в конце — это, оказывается, кухня. И лучше б мне ее не видеть.
Возвращаюсь обратно, вглядываясь по сторонам. Глаза уже привыкли к темноте, и я различаю очертания дверей. Их три. Толкаю одну наобум и — бинго. Нахожу мать. Она сидит на диване полураздетая, босая, лохматая. И пытается растолкать какого-то мужика, который спит на этом же диване. Мать оборачивается на звук, видит меня. Сморгнув, трясет головой. Потом поднимается и делает пару нетвердых шагов в мою сторону. Взгляд ее мутный, без проблеска интеллекта, но меня каким-то чудом она все же узнает.
— Ты… Герман, ты, что ли? Санек, вставай, с сыном моим познакомлю…
Держится она сейчас совсем не так, как возле школы. Впрочем, там она была трезвой, а тут или пьяная, или еще под чем… в этом я не особо разбираюсь.
Она выдергивает из кучи хламья грязный халат и пытается накинуть на себя, но никак не может попасть в рукав. В конце концов бросает его на пол.
— Что стоишь, Герман? Проходи. Посмотри, как мать твоя живет. Впроголодь. Не то что вы там… в хоромах, да с прислугой. Что, не нравится? А вот так простые люди живут, вам-то, буржуям, не понять. Чего не проходишь-то? Брезгуешь? Боишься свой дорогой костюмчик замарать?
Мужик на диване ворочается, приподнимает осоловелую физиономию и тут же бессильно роняет обратно.
— Санек, вставай, говорю. На сына моего хоть посмотри.
Но мужик больше ни на что не реагирует.
— Так понимаю, это твое лечение? — киваю на загаженный стол. На нем какие-то банки, бутылки, окурки прямо в тарелках, таких же грязных, как всё вокруг.
Она берет один бычок и, щелкая зажигалкой, прикуривает. Ухмыляясь, говорит:
— Что, сынок, денег стало жалко? Да для вас это копейки, не жмоться. Но отец твой и за копейку удавится. Ааа… я поняла. Ты рассказал все своему отцу, и он велел тебе поехать и забрать, а? Угадала? Так вот, сынуля, ничего я тебе не отдам. Нету тех денег больше. Всё. Тю-тю, — она сипло смеется. Потом добавляет зло: — И отцу своему передай: чхать я на него хотела. Никто его тут не боится. А еще скажи ему…
Я разворачиваюсь и ухожу. И ощущение, что эта грязь и вонь прилипла к одежде, въелась в кожу, пропитала волосы.
Василий стоит у подъезда.
— А я уже переживаю, где вы… местечко тут… не дай бог, конечно… вообще район наркоманский. Вы тут к кому?
— Ни к кому, — выдавливаю из себя с трудом. Шерстяной ворот водолазки кажется стальными тисками, сдавившими горло. — Едем домой.

39. Лена

Утром встаю с превеликим трудом, потому что до середины ночи читала «Небо после бури». Глотала главу за главой, обещая себе, что это последняя, но никак не могла остановиться. И теперь пожалуйста — голова тяжелая, а глаза будто песком засыпаны.
Однако в груди тлеет неясное, но сладостное и трепетное ощущение. Это и радость, и предвкушение чего-то очень хорошего, желанного, головокружительного. Оно как чудесный сон, который после пробуждения не помнишь, но приятное чувство еще осталось.
А затем я вспоминаю вчерашний день, и сердце подскакивает. Герман пригласил меня на свидание! И сразу — сонливость как рукой снимает.
Я и вчера по этому поводу ходила весь день с блаженной улыбкой. Ну и не только поэтому — он ведь мне еще книгу подарил. Не абы какую, а именно ту, которую мне очень-очень хотелось. Я ждала её выхода почти год. Откладывала понемногу, чтобы потом сразу купить. И вот на днях обнаружила её в книжном и чуть не взвизгнула от радости. Правда, потом увидела цену… Стоила она почти тысячу — в два раза больше, чем я скопила. И тут вдруг Герман мне ее дарит! Ну не чудо ли? А теперь еще и свидание…
Бабушка вчера меня извела расспросами, отчего я такая счастливая. Опять предположила, что мы с Петькой помирились. В конце концов я нехотя призналась, что всё дело в Германе.
— Вот так новости! — удивилась она. — И впрямь демон-искуситель.
— Не говори так про него. Ты ведь его совсем не знаешь.
— Ну, ты же сама мне про него всякие ужасы рассказывала, — посмеиваясь надо мной, припомнила бабушка.
— Я ошибалась. Я сама его не знала. А теперь, когда узнала, поняла, что он совсем не такой, каким кажется. Герман… сложный, но он хороший. Правда. Ты только посмотри, что он мне подарил. И сам ведь догадался!
Я вынула из сумки книгу, похвасталась, а потом начала листать, ну и в итоге зачиталась до середины ночи.
Несмотря на недосып, меня распирает от эмоций и небывалой энергии. Я даже умываюсь и затем помогаю бабушке с готовкой, пританцовывая. К ней на обед придут подруги — они дружат с самого института, уже полвека. И на все праздники обязательно собираются вместе. Сегодня вот у нас.
— Что, боишься опоздать на свое свидание? — улыбается, глядя на меня, бабушка.
А я в ответ лишь рдею и счастливо улыбаюсь.
Герман предложил встретиться в скверике неподалеку от нашего дома. В три часа. И я ловлю себя на том, что раз за разом смотрю на часы, проверяя, сколько осталось времени, которое тянется еле-еле.
— Ну всё, иди готовься к свиданию, на стол накрою уж я сама, — выпроваживает меня бабушка из кухни.
Готовься! Легко сказать. Голову я вымыла еще утром, на два раза. И сейчас просто заколола волосы на затылке. Краситься я не умею, да у меня и косметики нет. Поэтому заимствую у бабушки только ее румяна и чуть-чуть наношу на скулы. А то мне вечно все твердят, что я слишком бледная. Но хуже всего дело обстоит с нарядом. Так хочется быть красивой сегодня, чтобы Герман увидел и… в общем, чтобы ему понравилось. Но ничего такого в гардеробе у меня, конечно же, нет. Только школьное и домашнее. Ну и джинсы еще. Их я и надеваю.
Бабушка расставляет тарелки и приборы, а в центр стола ставит горшочек с цветущей азалией — это мой ей подарок на восьмое марта. Затем она отвлекается на меня. Окидывает внимательным взглядом и говорит:
— Леночка, ты у меня просто красавица. Герман тебя увидит и окончательно голову потеряет.
— Скажешь тоже, — смущаюсь я и выбегаю из дома. Но до сквера иду с улыбкой до ушей.
В условленное место я прихожу чуть раньше, Германа еще нет. Присаживаюсь на единственную свободную скамейку в ожидании, когда он подойдет. И всё кругом словно вторит моему настроению: солнце, теплый ветерок, капель, птицы, даже люди в сквере все радостные.
Я засматриваюсь на чужую парочку, сидящую напротив и наискосок. Оба такие влюбленные и счастливые. И на душе становится еще светлее. Потом вдруг понимаю, что Германа все еще нет, а времени, между тем, уже половина четвертого.
Мне почему-то неловко самой ему звонить. Несколько раз порываюсь, открываю его контакт, но тут же сбрасываю. Может, он в пробке застрял? Он ведь живет далеко. Хотя тогда он мог бы сообщить. А вдруг он просто забыл про меня? Как же стыдно будет, если я позвоню, а оно так и окажется.
Внутри растет беспокойство. Я уже не замечаю ни птиц, ни солнца, ни влюбленных. Я просто сижу, жду и, если честно, уже не верю, что он придет. И на душе теперь так тоскливо… Я бы, наверное, пошла домой, если бы не бабушкины гостьи, которым бабушка наверняка рассказала про меня. И если я сейчас заявлюсь — сразу начнется: ой, а что такое? Как же твое свидание? Где же твой такой хороший Герман?
С расстройства я все-таки звоню ему. Он почти сразу отвечает:
— Я уже еду. Ты там? Скоро буду.
И всё. Ни привет, ни с праздником, ни извини, что опаздываю… И голос его совсем другой, чем обычно. Какой-то чужой, сухой, холодный.
Это так не похоже на него, но я стараюсь не думать об этом. Может, ему просто неудобно говорить сейчас по телефону.
Герман появляется минут через пять. Он только подходит, а я уже вижу — у него что-то случилось. Таким мрачным я никогда его не видела. Он и здоровается со мной одним кивком, мимолетно мазнув взглядом. Садится рядом, но сам как будто мыслями вовсе не здесь. Он отрешенно куда-то смотрит, со мной не разговаривает, и я даже не знаю, что делать, что сказать.
— Герман, у тебя все в порядке? — спрашиваю в конце концов.
Он реагирует не сразу и то — всего лишь опять кивает.
— Может, куда-нибудь пойдем? Или тут посидим еще? — снова нарушаю я затянувшееся, тяжелое молчание.
— Как хочешь, — пожимает он плечами. — Давай куда-нибудь сходим. В кино? В кафе? Куда тебе хочется?
А мне уже никуда не хочется. Я просто не представляю, как с ним таким общаться. От него исходит такая злость или ярость… я не понимаю, но мне не по себе. И все же спрашиваю:
— А как твоя мама?
— Мама… — хмыкает он. — Замечательно. Уже, считай, вылечилась.
— Правда? — не знаю я, верить ему или нет.
Он опять становится серьезным и мрачным.
— Да ничем она и не болела.
— В смысле? — ничего не понимаю я.
— Она всё это придумала. Ей просто срочно нужны были деньги расплатиться с какими-то там долгами.
— Но ты же говорил, что у нее была выписка из больницы.
— Она там работала, так что, видимо, подделала.
— Откуда ты это знаешь? Она призналась?
Он снова усмехается.
— Я сегодня ездил к ней.
— Домой?
— Ну если тот вонючий бомжатник можно домом назвать. Она была под чем-то… Ну и да, считай, призналась…
— Какой кошмар… ей, наверное, стыдно было очень, что ты ее вот так застукал.
Герман резко разворачивается ко мне. Недобро сверкнув глазами, приоткрывает рот, будто хочет что-то сказать, что-то, по-моему, грубое. Но затем, качнув головой, отворачивается, так ничего и не сказав. Видимо, сдержался…
— Ты, Лена, иногда меня просто… убиваешь. В каком мире ты живешь? Моя мать — конченная наркоманка. О каком стыде ты говоришь? Да она глумилась и смеялась мне в лицо оттого, как ловко всё провернула.
Я слушаю его рассказ и цепенею от ужаса. У меня просто в голове всё это не укладывается. Разве мама так может поступить? С сыном! Он ведь даже пошел на кражу ради того, чтобы спасти ее. Как вообще такое возможно?
А потом пронзает мысль: ведь это я его уговорила. Он же с ней даже встречаться не хотел. И помочь с «лечением» тоже убедила его я.
— Прости меня, — произношу севшим голосом.
— За что мне тебя прощать?
— Ну ведь это я тебя подбила встретиться с ней, а потом и помочь…
— Ты тут ни при чем, — говорит он сухо. — У меня своя голова на плечах есть. И это было мое решение.
— Ты правда на меня не злишься?
— Нет, — качнув головой, произносит он. И опять надолго замолкает.
Я смотрю искоса на его профиль, словно высеченный из камня, и понимаю вдруг — ему очень плохо. Для него ведь это такой удар…
— Герман, это всё, конечно, ужасно, но ты поступил правильно.
— Ой, давай только без душеспасительных бесед, — раздраженно отмахивается он. — Я уж как-нибудь без них обойдусь.
— Я хочу сказать, что я понимаю тебя и твое состояние. Мне тебя так жалко!
Герман снова поворачивается ко мне, и лицо его буквально темнеет на глазах, а взгляд становится пугающе ледяной.
— Жалко? Тебе? Меня? Ты шутишь? Еще бы ты меня не жалела. Кто ты и кто я. Это тебя жалеть надо, ты же…
Он резко замолкает, не договорив. И я даже думать не хочу, что он еще собирался сказать. Впрочем, лицо его сейчас и так красноречивее любых слов. И теперь мне тоже больно. Очень…
Каким-то чудом я нахожу в себе силы подняться и спокойно ему ответить:
— Извини, я не хотела тебя обидеть. Я, пожалуй, пойду. До свидания.
Он не отвечает, только давит взглядом, теперь уже не ледяным, но очень тяжелым.
Я разворачиваюсь и ухожу. Заставляю себя идти размеренным шагом, но, выйдя из сквера, ускоряюсь. Мне уже все равно, что там у бабушки гости — лишь бы скорее оказаться дома. Горло судорожно сжимается от рыданий, которые я всеми силами сдерживаю, а глаза жжет от подступивших слез…

40. Лена

Домой я буквально вваливаюсь, потому что как-то разом вдруг закончились все силы. Бабушка с подружками поет их любимую застольную песню «Один раз в год сады цветут», и меня они не слышат. И слава богу.
Я даже в комнату не прохожу. Не хочу, чтобы они видели меня такой. Потому что их расспросов я бы сейчас не выдержала. Да я и так не выдерживаю: раздеваюсь и чувствую, как дрожит подбородок, а по щекам струятся слезы.
Забиваюсь в угол между окном и кухонным столом, сажусь на табурет прямо с ногами, подтянув их к груди. Обхватываю колени, утыкаюсь в них носом, и наконец даю волю своей невыплаканной обиде. Тихонько всхлипывая, реву, пока бабушка с подругами исполняют по порядку весь свой привычный репертуар.
Потом чувствую — начинается… Всё еще шмыгая носом, достаю таблетки и под язык. И вроде немного успокаиваюсь.
Во рту только сухость. Я наливаю воды. Но руки мелко трясутся, и я нечаянно роняю кружку в железную мойку. Кружка, конечно же, вдребезги.
— Покроется небо пылинками звезд… — заводят очередную песню бабушка и ее гости и тут же замолкают.
— Что это? Как будто громыхнуло что-то, — говорит одна из ее подруг, Нина Васильевна.
— Леночка, что ли, вернулась… — слышу голос бабушки.
— Что-то рано, — полушепотом отзывается вторая подруга, Мария Григорьевна. — Ты же, Наденька, сказала, что она с мальчиком пошла гулять…
— Тшш, девочки… — бабушка отодвигает стул и выходит на кухню. — Леночка, ты здесь! Уже пришла?
Я стою к ней спиной, собираю осколки из раковины. Затем поворачиваюсь, и бабушка охает.
— Леночка, что случилось?
Хоть я уже и не плачу, но зареванное лицо выдает меня с потрохами.
— Ничего, — с трудом выдавливаю из себя, качая головой. — Кружку вот нечаянно разбила…
— Он тебя обидел, да? Он не пришел на ваше свидание? — бабушка подходит ко мне, берет за плечи, встревоженно заглядывает в глаза.
— Давай потом, — стону я с мольбой. — Не могу сейчас…
Она прижимает меня к себе и нашептывает что-то ласковое.
— Надюша, Леночка, что случилось? — ее подруги тоже заходят на кухню.
— Ничего, девочки, — отвечает за меня бабушка. — Леночка просто неважно себя чувствует. Вы идите садитесь. Я сейчас чайник поставлю и приду.
***
Праздник им я подпортила все-таки. Больше они не пели, разговоры у них не клеились. Быстренько выпили чай и ушли.
Только они за дверь, как бабушка сразу заходит ко мне.
— Рассказывай, что случилось! Я уже испереживалась вся. Он не пришел на свидание?
— Пришел, — глухо отвечаю я. — Просто… мы немного поссорились.
— Из-за чего? — хмурится бабушка.
Я не могу рассказать ей про мать Германа, не имею права. А про то, как он оскорбил меня, рассказывать не хочу.
— Не знаю… ничего такого, просто слово за слово — и поссорились, — пожимаю я плечами.
— Ну, это ерунда. Кто не ссорился? Помиритесь еще.
Я горестно качаю головой. Ах, бабушка, видела бы ты его лицо в тот момент, его взгляд… слышала бы его слова и презрительный тон…
Это его «кто ты и кто я» — до сих пор у меня в ушах звучат. Я понимаю, что у него землю из-под ног выбило, прекрасно понимаю. Больно было ему, и сорвался он на мне. Ударил словом. Но так жестоко…
А самое плохое то, что Герман так действительно думает. Просто раньше он это держал в уме и никак не выказывал. Но на деле считает меня недостойной себя, жалкой…
«Это тебя надо жалеть».
Как же уничижительно у него это прозвучало…
И ведь ничего нового. Он всегда вел себя надменно. Со всеми. Смотрел свысока, разговаривал высокомерно. Меня прежде даже не замечал — только раньше это ничуть не задевало. А сейчас почему-то такое отношение вдруг меня ранило… прямо подкосило. Внутри как будто острой бритвой всю исполосовали.
Нет, бабушка, мы не помиримся.
Она еще долго утешает меня, уговаривает поесть, предлагает посмотреть с ней сериал, но мне ничего не хочется. Только лечь, закрыть глаза и забыть сегодняшний день как плохой сон.
А я еще как дурочка радовалась, ликовала, ждала… стыдно вспомнить.
Бабушка оставляет попытки меня растормошить и уходит убирать со стола. Умом я понимаю — надо ей помочь, но сил никаких. А потом бросаю случайный взгляд на книгу, подаренную Германом, и снова начинаю плакать. Сержусь на себя за это, но ничего не могу поделать. Слезы сами собой катятся так, что едва успеваю их подбирать тыльной стороной ладони.
Бабушка, позвав меня пару раз, смотрит свой сериал в одиночестве. И сквозь звуки телевизора мне чудится стук. Прислушиваюсь — и правда, кто-то стучит к нам в дверь.
На улице уже темно — девятый час. Так что это наверняка кто-то из соседей. Стук повторяется, так что и бабушка теперь его слышит.
— Леночка, доча, кто-то пришел. Открой, а то тут такой момент серьезный…
Я выползаю из своего закутка и вяло плетусь к двери. Открываю и… сердце подпрыгивает к горлу, а меня будто током пробивает разом по всем нервным окончаниям. Герман.
Замерев, стою и не знаю, что сказать. Не знаю даже, что думать. Просто смотрю на него и не двигаюсь, словно в ступоре. Он тоже молчит. В полутьме подъезда виден лишь его силуэт, лицо в тени. Но зато глаза горят каким-то лихорадочным огнем. Затягивают, парализуют, сжигают.
Не знаю, сколько бы мы еще так стояли, молча пожирая друг друга взглядом, но тут бабушка подает голос.
— Леночка, кто там?
Я почему-то вздрагиваю, оглядываюсь в сторону комнаты, торопливо бросаю:
— Это ко мне.
И, накинув на плечи кофту, выхожу в подъезд, притворив за собой дверь. Меня трясет, но не от холода. А от нового всплеска эмоций, таких острых, болезненных, непривычных, что я с ними не справляюсь. Сердце скачет то вверх, то вниз, как заведенное. И ноги под коленками слабеют. Я даже приваливаюсь спиной к деревянной стене для опоры.
Герман делает шаг ко мне, и теперь он так близко, что я почти паникую, но все равно остаюсь на месте. Он нависает надо мной и смотрит, смотрит… всю душу вытягивает этим своим жгучим взглядом. Терпеть невозможно. И, сглотнув, я произношу полушёпотом:
— Привет.
— Прости меня, — шепчет он в ответ горячо, торопливо, сумбурно. — Прости меня, пожалуйста. Я не должен был… меньше всех я бы хотел тебя обидеть… Ты хорошая, ты самая хорошая… Я… Прости меня, Лена.
А у меня дыхание перехватило от волнения. Хочу ему сказать, что я не обижаюсь, что все нормально, но не могу и звука выдавить. В горле пульсирует ком. И глаза снова щиплет. Только бы сейчас не расплакаться!
— Прости… — хрипло выдыхает он. И вдруг порывисто наклоняется и впивается в мои губы. Целует он жадно, нетерпеливо, глубоко, вжимая собой меня в стену. А я позволяю…

41. Герман

Сколько мы общались с Третьяковой? В смысле, близко, по-дружески… Три недели? Четыре?
Я думал, что мне просто хорошо с ней. Комфортно и при этом интересно. Но я не размышлял, почему так. Не анализировал. Не препарировал свои ощущения и не раскладывал их по полочкам. Просто делал то, что хотелось: провожал до дома, звонил, писал вечерами.
Какое-то время, правда, считал, что мне просто любопытно наблюдать за ней — она ведь в самом деле как не от мира сего. Может, так оно и было, но любопытство быстро переросло в… не знаю, дружбу, наверное. Что, конечно, парадоксально.
Разумеется, я понимал, что она мне нравится. Понимал и то, что я ей тоже нравлюсь. Но эта симпатия не мешала, наоборот — придавала нашей странной дружбе… нежности, что ли.
Хотел ли я большего? Наверное, нет. Просто потому, что даже не задумывался над этим. Я лишь наслаждался общением с ней, особо не заглядывая вперед. В кои-то веки. Поскольку жизнь моя, по крайней мере, на ближайшие пять лет давно распланирована. И если бы меня кто-нибудь спросил еще вчера, ну или я сам задался таким вопросом, то ответил бы без колебаний, что мы с Третьяковой просто по-дружески общаемся, не более. Ничего серьезного между нами быть не может. Мы ведь с ней не просто не похожи, мы вообще с разных планет. Но эта наша ссора сегодняшняя... она как будто выдернула меня из привычного состояния, обострила все чувства до предела, буквально вывернула наизнанку.
Наверное, ты понимаешь, что для тебя действительно значит человек только тогда, когда есть риск его потерять…
Из парка я вернулся домой как в мороке. Впрочем, я и в парк приехал примерно в таком же состоянии. Только теперь стало еще хуже. Перед мысленным взглядом так и стояло ее лицо, растерянное и несчастное. Словно ее неожиданно ударили. Да, в общем-то, так оно и есть.
Внутри пекло нещадно. Лучше бы я вообще позвонил и отменил нашу встречу. Самое смешное, что мне как раз таки нестерпимо хотелось после матери увидеться с Леной. Сильнее, чем когда-либо. И надо же было на ней сорваться… Ну зато про мать больше даже не думалось.
А потом вдруг охватила тревога: а вдруг она не простит? Я же не просто ей нагрубил сгоряча, я ее унизил. Сам бы я такое простил? Нет. Правда, я вряд ли бы воспринял эти слова всерьез.
Сначала хотел написать или позвонить, но решил, что лучше лично. Подойду в школе и извинюсь. Потом понял, что нет, до послезавтра не вытерплю. Изведусь весь. Да и ей ведь тоже сейчас из-за меня плохо…
Решил, поеду сразу после ужина. Получится или нет — неважно. Хорошо хоть знаю, где Лена живет.
За ужином отец молча бросал на меня взгляды и в конце концов не выдержал.
— Ну извини, Герман, я немного погорячился, — произнес он.
— Да нормально всё, — пожал я плечами.
— Да как же нормально? На тебя же смотреть страшно… прямо лица на тебе нет. — Отец вздохнул. — Не стоило мне, конечно, на тебя всё это вываливать. И за то, что назвал идиотом, тоже прости. Не сдержался…
— Это ты извини, что я тебе ничего не сказал. Я действительно думал, что она больна, а ты откажешься оплачивать ее лечение.
— Да ничего удивительного. Если уж я в свое время купился на ее заверения и россказни… В смысле, не мальчик ведь, всякое уже повидал, а тоже думал… да что уж теперь...
— Что с ней будет?
— А что с такими бывает? У них у всех один конец. Пойми, Герман, это только ее выбор. И за него ответственность только на ней. Она ведь не от безысходности, не с горя там какого-то опустилась. Ей всегда нравилась веселая жизнь. Когда мы еще… ну, скажем так, встречались время от времени, она уже хорошо выпивала. То ей надо было расслабиться, то было грустно, то еще что. Поначалу мне было, в общем-то, все равно. Это потом я запрещал ей пить… ну, пока она тебя носила и после…
— Вообще-то я имел в виду, что ты с ней собираешься делать?
— Ну… — отец замялся. — Сначала хотел опять её вышвырнуть из города, да. Но пока что ей сказано к тебе больше не приближаться. Главное, чтоб ты все это не принимал так близко…
— Да нормально всё со мной, — повторил я.
— А давай устроим себе выходные. Съездим вместе куда-нибудь дня на два-три? Например, в Байкальск на горнолыжку? Покатаемся? Тебе же раньше нравилось.
— Давай, — согласился я. На горнолыжке мне никогда не нравилось, но с отцом помириться был рад. Пусть хотя бы с ним не буду чувствовать себя виноватым.
— Тогда завтра с утра выезжаем, — воодушевился отец. — Сейчас позвоню Дмитрию, пусть нам зарезервирует домик.
А после ужина я помчался к Лене. Даже если бы отец не придумал эту поездку, все равно поехал бы к ней, и так себе места не находил.
***
Василий заезжает прямо во двор. Хорошо хоть он вопросов лишних не задавал. Потому что я всю дорогу терзался, переживал, всякая ерунда в голову лезла.
Ее окна светятся — значит, дома. Хотя где ей еще быть?
Выхожу из машины и чувствую, как где-то у горла колотится сердце, не давая нормально вдохнуть. Стучусь к ней нетерпеливо, и эти секунды, пока она (а вдруг не она? Вдруг ее бабушка? Хоть бы нет!) идет к двери, растягиваются до бесконечности. Она… слава богу, она. Я смотрю на нее и еще больше задыхаюсь. От страха за нее, от нежности — она такая хрупкая, маленькая, бледная, глаза припухшие, заплаканные. Видеть ее такой несчастной физически больно. Настолько больно, что все слова застревают комом в горле.
Но вот она выходит в подъезд, и меня наконец прорывает. Я столько всего хочу ей сказать, но не хватает воздуха. Лена стоит напротив меня, совсем близко, так, что я ощущаю жар ее кожи, чувствую, как вздымается грудь, хоть она и кутается в кофту, слышу ее дыхание. Ее глаза блестят в полутьме. А я просто захлебываюсь этими внезапными чувствами. Не выдерживаю. Срываюсь, будто в пропасть. Целую ее губы жадно, словно изголодался, и никак остановиться не могу. Она не отталкивает, а потом начинает отвечать… робко так, но у меня окончательно вышибает землю из-под ног.
Вдруг что-то сбоку громко хлопает. Лена вздрагивает, пытается отпрянуть, и я нехотя разрываю поцелуй. Откидываюсь спиной к стене, рядом с Леной. Нахожу ее руку, легонько сжимаю. Переплетаемся пальцами. Так и стоим, плечом к плечу, тяжело дыша и с трудом соображая. Я, во всяком случае, точно.
Пытаюсь понять, что за шум был, но перед глазами всё плывет, и мне требуется несколько секунд, чтобы сфокусировать зрение. Вижу в дверях, ведущих во двор, чей-то силуэт. Опять же не сразу понимаю, кто это. А это, оказывается, Чернышов. Замер и таращится на нас.
— Чего надо? — вскипаю я. Какого черта он тут встал столбом? Помешал нам. — Иди куда шёл.
Он мямлит что-то себе под нос и быстро проскакивает мимо, на лестницу. Вскоре его шаги стихают, на втором этаже хлопает дверь и становится тихо. Но мы с Леной еще полминуты стоим неподвижно, выравнивая дыхание и успокаиваясь.
Потом я замечаю, что она дрожит, и притягиваю ее к себе, обнимаю, грею, вдыхая запах ее волос. Они щекочут нос и пахнут шампунем.
— Тебе холодно?
— Нет, — отвечает тихо Лена, но продолжает дрожать. — Петька нас видел…
— И пусть. Ты не обижаешься на меня? — спрашиваю полушепотом в макушку и чувствую, как Лена качает головой. — Я не хотел тебя обижать. Это были просто эмоции. На самом деле я так не думаю. Сам не понимаю, почему так сказал…
— А ты на меня не обижаешься? Ну, что влезла со своими советами…
У меня вырывается смешок.
— Нет. На тебя невозможно обижаться. И прости, что испортил наше первое свидание.
— Ну что ж, первый блин комом, — слышу, что она тоже улыбается.
— Попробуем еще раз?
— А ты этого хочешь?
— Я бы не звал, если бы… Очень хочу.
— Ну давай попробуем, — соглашается она.
Ручка ее двери дергается, и Лена стремительно вырывается из моих рук. Отскакивает на шаг, и в тот же миг в подъезд выглядывает ее бабушка. Мы с Леной замираем, словно пойманные врасплох за чем-то неприличным. А Ленина бабушка, между тем, разглядывает меня с нескрываемым любопытством.
— Здрасьте, — здороваюсь с ней я.
— Здравствуй, здравствуй, — отвечает бабушка. — Вот, значит, ты какой… Герман, если не ошибаюсь?
— Бабушка! — подает голос Лена. Ей явно неловко.
— Да я ничего. Просто спать уже пора.
— Я сейчас. Пять минут еще…
Бабушка скрывается, и я снова притягиваю к себе Лену.
— Жаль, я завтра утром уезжаю с отцом. Уже пообещал ему…
— Далеко? — спрашивает Лена. — Надолго?
— Да нет, на пару дней в Байкальск. Там горнолыжка, Гора Соболиная… отцу нравится. Покатаемся и обратно, — говорю я, а у самого такое чувство, будто и впрямь уезжаю на другой континент на год, не меньше. И расставаться не хочется до безумия.
— Как здорово, — улыбается Лена, но мне слышится грусть в ее голосе.
— Я буду тебе звонить или писать, — обещаю я.
— Спасибо. Герман… — говорит Лена и замолкает в нерешительности.
— Что, Лена? — не могу сдержать улыбку.
— Я тебя хочу кое о чем попросить…
— Всё, что пожелаешь, — шепчу я, наклоняясь к ней ближе.
— Пришли мне фото…
— Ты хочешь мою фотку?
— В смысле, фото оттуда… — сразу смущается она. — Там же красиво наверняка. А я никогда не бывала на Байкале.
— Как скажешь, — я почти касаюсь ее губ своими губами. Она дышит взволнованно, но не отодвигается. И я целую ее. Мягко. Без прежнего безумия. Просто прощаюсь. Но даже и такой поцелуй пьянит невероятно. Потому что затем я всю обратную дорогу еду с блаженной улыбкой…

42. Герман

Байкальск всего в трех часах езды от города, но если там у нас уже всё тает и плывет, то здесь, на горнолыжке, весной и отдаленно не пахнет.
В первый момент, как мы вышли из машины, я аж зажмурился от слепяще-белого снега. И эта белизна повсюду, куда ни повернись.
Пока отцовский водитель разгружает вещи и заносит в коттедж, я озираюсь по сторонам. Народу на Соболиной полно, как всегда. На подъемник цепочкой вьется очередь. Возле корпусов, кафешек и проката — столпотворение. Где-то играет музыка.
Все кругом, и отец уже тоже, пребывают в каком-то радостном возбуждении, как на празднике. Это всеобщее воодушевление так и витает в воздухе. Один я, наверное, на весь курорт рвусь скорее вернуться обратно в город. Делаю на телефон несколько снимков и отправляю Третьяковой с припиской:
«Доброе утро».
Интересно, Лена еще спит или уже проснулась? Десятый час как бы…
Проснулась. Через пару секунд все фотки просмотрены и отмечены лайками. А затем от нее и сообщение прилетает:
«Привет. Спасибо! Как там чудесно, как в сказке. Кажется, что там еще зима».
Пока я придумываю, что бы такого ей написать, отец меня окликает:
— Герман, кому ты там улыбаешься? Пойдем уже в дом.
Я убираю телефон и следую за отцом.
Коттеджи здесь стилизованы под русские избы с бревенчатыми стенами, правда, мебель современная и вся необходимая техника имеется. В общем-то, мне на интерьер плевать, главное — есть вай-фай. Хотя отец ни на минуту не дает присесть с телефоном.
Сначала катаемся на лыжах — к счастью, не слишком долго: отец с непривычки вскоре выдохся и проголодался. Пока он принимает душ, мы с Третьяковой общаемся в мессенджере.
«Вы долго там пробудете?» — спрашивает она.
«Отец вроде хотел пару суток здесь побыть, ну, может, дня три».
«Значит, завтра в школе тебя не будет?».
«Да, завтра меня не будет. А что, уже соскучилась?» — прицепляю я подмигивающий смайл. Жаль, не увижу, как Лена сейчас смутится. Она офигенно смущается. Мило и трогательно.
«Я просто так спросила», — не сразу приходит от нее ответ.
«А я соскучился», — пишу ей.
«Я тоже», — сдается она.
— Опять со своей девочкой переписываешься? — вдруг раздается над ухом, да так неожиданно, что я вздрагиваю и едва не роняю телефон из рук.
— Ты чего подкрадываешься?
— Да кто подкрадывается? — хмыкает отец. — Я два раза тебя спросил, в ресторан пойдем или сюда обед закажем. А ты как сидел со счастливой улыбой на всё лицо, уткнувшись в телефон, так и не пошелохнулся даже.
По ходу, я сам сейчас офигенно смутился.
— Расскажи хоть, что за девочка? — любопытствует отец. — Это к ней ты вчера на ночь глядя ездил?
— Василий доложил? — спрашиваю я, чтобы выиграть пару секунд и взять себя в руки. Не то чтобы я прямо разволновался, просто не ожидал от него таких вопросов, да и вообще не думал, что ему это интересно.
— Ну, это его обязанность. Так что за девочка?
— Просто одноклассница.
— Просто одноклассница? — хитро улыбается отец. — Или она тебе нравится?
— Допустим, нравится.
— Ну вот. Другое дело. А то — просто одноклассница. Не напрягайся ты так, я, наоборот, рад. Прямо гора с плеч. Если честно, я даже тревожиться начал. Мысли всякие нехорошие в голову лезли… Вдруг тебе в этой Канаде мозги промыли этими своими…
— Что ты несешь?
— Ну а что я должен думать? За два года, что ты здесь, ни одной девушки с тобой рядом я не видел. И моих девчонок ты всех отшил. Даже Виолу, а уж она…
— Так и думал, что это ты ее подослал.
— Я, — чуть ли не с гордостью подтверждает отец.
— Ну и зачем?
— А ты как думаешь, зачем?
— Ну это бред какой-то.
— Да ладно тебе, не кривись так, брезгливый нашелся. Другой пацан радовался бы. Я ж не знал, что у тебя уже есть подружка. Но ты не ответил, что это за девочка? Кто ее родители?
— У нее нет родителей.
— Куда делись?
— Погибли, — неохотно отвечаю я, глядя на него хмуро. Был бы кто-то другой, не отец, вообще бы разговаривать не стал.
Я и не думал, что так сильно не люблю, когда лезут в душу. А от его расспросов именно такое ощущение.
— Сирота, значит? Ну она хоть не из детдома?
— Она с бабушкой живет. К чему эти расспросы? — все сильнее раздражаюсь я.
— Ну, должен же я знать, с кем мой сын встречается. Ну, какая она? Красотка хоть?
— Она очень хорошая.
— А-а, все они поначалу хорошие, — махнув рукой, фыркает отец, но допрос свой заканчивает.
На ужин мы идем в ресторан, где отец почти сразу встречает какого-то своего знакомого, а затем вливается в его шумную компанию, ну а я незаметно от них сваливаю.
Ближе к ночи — отец еще гуляет в ресторане — меня вдруг пронзает мысль: а что, если вернуться домой? Можно даже на такси. Отцу тут и без меня, смотрю, весело. А мне очень домой охота.
Пытаюсь дозвониться до отца, но он не отвечает. Когда уже я сам решил пойти его поискать, он заявляется в коттедж вместе с какой-то хохочущей девицей в фиолетовой короткой шубе. Я, конечно, слегка в шоке, но потом думаю: тем лучше, будет ему компания, а то мне как-то неудобно было бы оставлять его одного.
Отец поначалу плохо меня понимает. Я ему говорю о том, что возвращаюсь в город, а он мне:
— Познакомься, Герман, это Наташа. Наташа, это мой сын… Наташа останется сегодня у нас.
В общем, до него лишь с третьего раза доходят мои слова. Сначала он возражает, сердится, уговаривает остаться, но тут Наташа встревает:
— Са-а-аша-а-а, мне ску-у-учно…
В общем, отец сдается, отпускает меня со своим водилой назад в город, а сам идет развлекать заскучавшую Наташу.
Ну а я на всех парах мчусь в город. Сначала прямо в машине хотел написать Третьяковой, что завтра увидимся в школе, но решил сделать ей сюрприз. Да и поздно уже, Лена спит наверняка.
***
Утром еле продираю глаза. Приехали мы из Байкальска почти в четыре. А в шесть тридцать уже надо вставать. Сначала передвигаюсь по дому как зомби, но после кофе мало-мальски оживаю. И даже в школу приезжаю почти вовремя.
Во дворе, а затем в фойе и гардеробе высматриваю Лену, но она, наверное, уже в классе. Пока поднимаюсь на четвертый этаж, где у нас должна быть химия, как раз звенит звонок.
Галдеж быстро стихает, коридоры пустеют. Но с третьего этажа еще доносятся чьи-то голоса и дружный хохот. Поднявшись еще на один пролет, слышу — это наши. Видимо, химичка где-то задерживается, и наши ждут ее под дверью.
Сворачиваю с лестницы в коридор четвертого этажа — и точно. Наши толпятся полукругом рядом с кабинетом химии. Пока иду, пытаюсь разглядеть за спинами Лену, но не вижу, она же маленькая. Затем понимаю — это её обступили полукругом. Сердце тотчас подскакивает к самому горлу.
А подойдя ближе, слышу, как Ямпольский говорит ей:
— Что, Третьякова, по рукам пошла? Сначала Черный, теперь Горр… кто следующий?

43. Лена

Так сложно представить, что всего месяц назад я ненавидела Германа Горра. Считала его исчадием ада. Ну, во всяком случае, редкостным мерзавцем, а сейчас мне даже стыдно, что я так однобоко судила.
Нет, я не восторженная дурочка… ну, если только немного. Но я же прекрасно вижу и цинизм Германа, и его довольно-таки равнодушное отношение к окружающим. Но это всё на поверхности, вроде как броня. Однако если узнать его получше, то это совсем другой человек. Человек, который мне очень сильно нравится.
Наверное, даже больше, чем просто нравится. Потому что симпатия — это все-таки что-то осмысленное, а то, что я чувствую — оно внутри, бьется вместе с сердцем, трепещет и дрожит, струится по венам, а иногда так сильно распирает грудную клетку, что почти больно становится.
— Ну и как там твой молодой человек? — спрашивает бабушка за ужином.
Хоть я и смущаюсь, но губы сами собой расплываются в счастливой улыбке. «Твой молодой человек» звучит непривычно. К тому же мы еще никак не обозначили наши отношения. Мы просто как-то естественно и незаметно сблизились. А вот теперь бабушка спросила, и я тут же задумалась: кто я для него? Просто подруга или большее? Спросить его об этом я точно никогда не осмелюсь. Но… он же меня целовал вчера. И как целовал! Будто последний раз в жизни. Вспоминаю, и внутри тотчас всё томительно и сладко сжимается.
Я бросаю на бабушку быстрый, стыдливый взгляд, словно боюсь, что она разгадает мои мысли.
— Хорошо, — отвечаю скромно.
— Ну-ну, — по-доброму усмехается бабушка. — Вчера вы с ним всё никак попрощаться не могли. А сегодня что? Весь день дома просидела в выходной.
— Он сегодня уехал с папой в Байкальск.
— Поди, теперь всей душой в школу рвешься?
— Герман завтра еще не вернется… так что…
— Ну ничего, — посмеивается бабушка. — Короткие разлуки даже полезны.
Уж не знаю, какая польза от разлук, мне, наоборот, грустно, что Германа завтра не будет, но с ней не спорю.
— Леночка, вынеси мусор, — после ужина просит бабушка. — А то ведро полное.
Я накидываю куртку, беру мусорный пакет и выхожу на улицу. Уже стемнело, но идти совсем недалеко — буквально до ближайшего двора. Выскакиваю за ворота и перебегаю дорогу. А через каких-то пять минут уже возвращаюсь обратно.
Захожу в подъезд — и сразу возникает ощущение, что здесь кто-то есть. Еще вчера, когда приходил Герман, в подъезде было темно — лампочка, видать, перегорела, но хотя бы со второго этажа доходил какой-никакой свет. Сейчас же и там темно, так что я крадусь к своей двери практически на ощупь. И это чужое присутствие ощущаю прямо кожей, так что волоски на загривке становятся дыбом.
«Да ерунда, — говорю себе, — просто в кромешной темноте всегда что-нибудь такое мерещится».
И тут же кто-то хватает меня за руку и тянет на себя. Я коротко взвизгиваю, но почти сразу слышу Петькин голос:
— Это я. Не бойся. Я просто поговорить хочу… извиниться и вообще…
У меня колотится сердце и неприятно тянет под ложечкой — все-таки я успела здорово испугаться. И когда говорю, голос дрожит и срывается:
— Обязательно нападать в темноте? — вырываю я руку.
— Ты чего, Лен? Я ж не нападал… я просто поговорить… я не хотел тебя пугать…
— О чем мне с тобой говорить? После всего?!
— Я извиниться хотел… правда… — бормочет Петька.
— Долго собирался.
— Я знаю… я тогда… ну, мне стыдно было…
— А сейчас уже не стыдно? — злюсь я.
— Ну… стыдно… твоя бабушка знает?
— Про что?
— Про то, что я… тогда… ну это…
— Предал меня. Заманил на игру, потом в кафе, чтобы надо мной поиздевались.
Чернышов молчит. Я делаю шаг к двери, но он снова хватает меня за руку.
— Лен, подожди… пожалуйста… Извини меня… я не хотел, я не думал… Наши… они говорили, что просто поприкалываются, ну… типа пошутят немного и всё. Обещали, что жестить вообще не будут. Ничего такого…
— Ничего такого? Ты себя слышишь?
— Это правда.
— Неважно, что тебе обещали. Ты. Меня. Предал. Ты! Я же тебя лучшим другом всегда считала. Даже больше. Ты мне как брат был. Я за тебя бы… да что угодно… — От эмоций у меня перехватывает горло, а на глаза наворачиваются слезы. — Мы ведь с тобой с детства… всегда вместе… Ты жил у нас, помнишь? Когда твоя мама с маленьким Павликом в больнице лежала. Ты клялся мне, помнишь? Стащил у бабушки спички и ладонь себе жег? Что ты тогда говорил, помнишь? Что всегда будешь рядом! Всегда будешь защищать… Пусть это только детская клятва, но ты был для нас с бабушкой родным… семьей нашей… Она до сих пор спрашивает, почему Петя не заходит. А я ничего не могу сказать, мне стыдно. Господи, да зачем я вообще с тобой разговариваю?! Ты просто трус и подонок.
— А Горр, значит, не подонок?
— Горр меня тогда увел… спас, когда ты сидел и молчал. Пусти меня! — Я вырываюсь из его рук, но Петька не отпускает.
— Ну да, спас, как же. А ничего, что он всё это и затеял? Он всех подговорил… Он придумал тебя рассорить и со мной, и с Сонькой Шумиловой. Чтобы ты осталась совсем одна… Сонька тебе не рассказывала? Ямпольский ей такого наплел! А девки наши подтвердили. Вот спроси ее, спроси… Только всё это придумал Горр, Ямпольский только сделал, как он сказал. И капитана он тоже мне предложил не просто так. А чтобы я с тобой перестал общаться.
— Ну ты не сильно, смотрю, колебался.
— Да я тогда даже не въехал, что к чему! Ты вот винишь меня… нет, я виноват, конечно. Но за всем этим стоит Горр! Он всё так устроил, типа ничего такого, а потом уже… Горр всех использует. И меня использовал, и тебя тоже. Он просто играет тобой.
— Хватит! Дай пройти!
— Лен, это правда… Постой, сейчас покажу, сама убедишься…
Петька достает из кармана телефон, суетливо что-то ищет, потом протягивает мне.
— На вот, читай… это чат нашего класса. Вот видишь Михайловская пишет…
Я бегло просматриваю сообщение.
««Да, Герман, ты реально чертов гений! Как же у тебя голова работает! Я в восторге! Когда ты вчера сказал, что придумаешь Третьяковой наказание, я даже не ожидала, что ты захочешь провернуть всё руками Черного. А ведь действительно, просто размотать эту овечку было бы далеко не так феерично. Она бы встала, отряхнулась и дальше пошла. Попричитала бы немного, а Черный и Сонька утерли бы ей сопли и проводили к директрисе. Строчить очередной донос. Но совсем другое дело, если казнить Третьякову будут ее же друзья…»
Не дочитав до конца, скорее возвращаю Петьке телефон, пока не выронила его. Потому что чувствую — меня начинает трясти.
— Вот видишь, видишь?
А я молчу. Потому что горло сжимается до боли. Потому что нет ни слов, ни мыслей. Только леденящая пустота в груди. Хотя лицо, наоборот, горит так, словно к нему раскаленный утюг приложили.
— Это он всё придумал, всё устроил, а ты даже не знаешь…
— Я знаю, — неожиданно глухим голосом произношу я.
— Как? В смысле? Ты в курсе, что это Горр всё замутил? И все равно с ним общаешься? Позволяешь ему себя тискать? Да. Видел я, как вы вчера с ним… прямо тут…
— А это уже не твое дело!
— Да ты… ты… дура ты!
— Знаешь что, Чернышов? Иди ты к черту.
— Ты ничего не понимаешь! — снова цепляется за рукав куртки Петька. Но тут распахивается дверь, и в подъезд выглядывает бабушка.
— Лена, ты здесь? А вы с Петей разговариваете. А я уже тебя потеряла. Здравствуй, Петя.
Петька угрюмо здоровается в ответ и наконец выпускает меня. Я заскакиваю домой, изо всех сил стараясь не заплакать прямо тут же, при бабушке.
— Помирились с Петькой? — интересуется она.
— Нет, — буркнув, скрываюсь за своей перегородкой. — Я ложусь спать.
А сама потом, наверное, целый час беззвучно лью слезы в подушку.
И ведь знала же, с самого начала знала о том, что Герман приложил руку. Но как-то старалась потом об этом не думать, почти забыла. Но сейчас будто снова в грязь окунулась. Да и в Петькином пересказе всё это выглядело в тысячу раз гаже.
Я бы рада была вообще ему не верить, но сообщение Михайловской в чате — оно ведь реальное…
***
Как вести себя с Германом, я так и не придумала. Решила, что сначала с ним поговорю, а там видно будет. Спрошу его в лоб про «наказание для Третьяковой», про Шумилову, про всё спрошу.
Первым у нас химия. Поднимаюсь на четвертый этаж, но Тамары Андреевны, химички, еще нет и кабинет заперт. Наши стоят кучкой, о чем-то болтают, смеются. Только Соня Шумилова и Илья Жуковский держатся в стороне. Я тоже становлюсь у стены в одиночестве. Но тут оглядывается Михайловская, замечает меня. Окидывает красноречивым взглядом и, презрительно фыркнув, отворачивается.
— Блин, не могу поверить. Что, серьезно, Герман вот с ней? — восклицает она громко. — Черный, ты не рофлишь?*
Петька тоже на миг оглядывается, но тотчас отводит глаза.
— Да Горр давно уже… — слышу через слово Ямпольского. — Помните, пацаны, на восьмое? С этими подарками… таскается с ней…
— Эй, Третьякова! — зовет меня Гаврилов. — Че, тебя теперь Горр мацает? И как…
Звонок его заглушает.
Наши, обернувшись, смотрят на меня с какими-то пошлыми ухмылками. Разглядывают, особенно парни, да так, что мне от их липких, противных взглядов умыться хочется. Постепенно все разворачиваются ко мне и подходят ближе так, что я вдруг оказываюсь словно зажатой в полукольце.
— И не зашкварно же ему подбирать ее после Черного… — кривится Михайловская, испепеляя меня ненавидящим взглядом.
— Что, Третьякова, по рукам пошла? — подхватывает ее мысль Ямпольский. — Сначала Черный, теперь Горр… кто следующий?
Я вжимаюсь спиной в холодную стену, ища опору. От их похабных намеков становится тошно. И до боли обидно. То, что у нас с Германом, мне казалось чем-то светлым, чистым, хрупким, а они это принизили, втоптали в грязь.
— Пацаны, да ладно вам, — суетится Петька за их спинами. — Щас Тамара придет.
— Трус, — бросаю ему те же слова, что говорила вчера. — Трус и подонок.
— О-о-о-о! — прокатывается дружный задорный возглас. Петька только молчит и глаз не поднимает.
— И вы тоже жалкие трусы. При Германе рта открыть боитесь, а как его нет — так сразу осмелели.
— Насмешила, — хмыкает Ямпольский. — Ну и че мне Горр сделает? Я и у него спросить могу, не зашкварно ли ему с такой…
Ямпольский демонстративно обводит меня с ног до головы взглядом, одновременно сальным и презрительным.
— Ну спроси, — вдруг из-за его спины раздается голос Германа.
Ямпольский на миг замирает. Глумливая улыбка моментально сползает с его лица.
Наши оборачиваются и расступаются в явной растерянности. А у Петьки так и вовсе глаза бегают. Кто-то, слышу, шепчет ему: «Ты же сказал, что он уехал».
Герман впивается в Ямпольского жестким немигающим взглядом. Даже мне становится не по себе, потому что от него исходит настолько сильное ощущение опасности, что страшно находиться рядом. Сейчас это совсем не тот Герман, которого я знаю, с которым мы виделись позавчера. И даже не тот, кого я так не любила два минувших года.
— Ну! — наседает он на Ямпольского, медленно надвигаясь. Тот невольно пятится.
— Антоша сразу забыл, что он там спросить хотел, — слышу насмешливый голос Лариной.
Ямпольский тоже слышит и сразу вскидывается из последних сил.
— Не стремно тебе с ней… после Черного? — дрожь в голосе выдает его страх.
И вдруг Герман его ударяет. Резко, коротко, почти незаметно. Бьет под дых, и Ямпольский сгибается пополам. Затем Герман наклоняется к нему, стонущему, и что-то очень тихо говорит на ухо. Ямпольский страдальчески морщится, кашляет, но при этом кивает, будто соглашается с его словами. Сонька громко охает и зажимает рот рукой. Остальные просто застывают в немом шоке — от Германа такого никто не ожидал. Распускать руки — вообще не в его манере.
— Одиннадцатый «А», что здесь происходит? — раздается вдруг.
К нам стремительно приближается Олеся Владимировна, звонко цокая каблуками.
Наши, не сговариваясь, сразу же заслоняют Ямпольского, который все еще корчится и кряхтит.
— Ничего, — отвечают дружно. — Просто химичку ждем.
— Тамара Алексеевна неожиданно заболела. Спускайтесь в кабинет ОБЖ. Вместо последнего урока сейчас позанимаетесь.
Все потихоньку идут за ней кроме меня, Германа, Сони и Ямпольского. Соня подходит к Ямпольскому, касается его плеча.
— Антон, ты как? Сильно больно?
Он поднимает на нее слезящиеся глаза, затем лицо его искажает гримаса.
— Да пошла ты, — зло выплёвывает он, скидывая ее руку. Затем выпрямляется и плетется вслед за всеми. Соня убегает в другую сторону. Возле кабинета химии остаемся только мы вдвоем.
Герман еще не остыл, но вижу — постепенно успокаивается. Смотрит на меня тяжело, но так, что сердце в груди сжимается. И я понимаю: ни о чем не буду у него спрашивать. Не хочу. Даже если раньше что-то и было плохое с его стороны — мне все равно, потому что сейчас уже всё не так. Он не такой. Я это вижу, чувствую. И я так отчаянно ему рада.
Герман, оглянувшись по сторонам и убедившись, что коридор пуст, порывисто обнимает меня и легонько целует в висок.
— Герман, ты что? — шепчу я взволнованно и тоже озираюсь. — Вдруг кто-нибудь выйдет…
Он послушно отодвигается на шаг. И вот Герман уже прежний, которого я знаю, к которому успела так привыкнуть — он окидывает меня усталым, теплым взглядом и говорит с улыбкой:
— Даже на день тебя оставить нельзя, Лена.
— А ты, оказывается, драчун и хулиган, Герман.
Он, взметнув брови, усмехается и качает головой, мол: вот еще придумала.
— Зато ты так эффектно появился! А что ты сказал Ямпольскому?
— Просто дал понять, что с ним будет, если он тебя ещё раз обидит.
Герман смотрит на меня теперь по-доброму, но с какой-то болезненной тоской.
— Ты такая маленькая… я почему-то все время за тебя боюсь.
— Не бойся. Маленькая, да удаленькая, — шучу я, а в душе умираю от счастья…

44. Лена

После стычки между Германом и Ямпольским наши сразу присмирели. Ко мне больше никто не цепляется. Ну, если не считать косых испепеляющих взглядов Михайловской и редких шепотков за спиной. Она злится на меня, даже ненавидит, а мне ее жаль. Она просто страдает из-за Германа, вот и выплескивает свои эмоции, как может. Но даже она и Патрушева в открытую ничего мне не говорит. А уж Ямпольский вовсе в мою сторону и не смотрит.
Он вообще как-то притих — если раньше он на уроках, особенно на английском, вел себя очень развязно. Мог, например, под видом шутки ляпнуть какую-нибудь пошлость, не стесняясь учителя, то теперь голоса не подает. Сидит вечно недовольный, насупленный, но помалкивает. Да и остальные больше не выступают. Даже про бойкот англичанке забыли.
И вроде всё хорошо, но я постоянно чувствую всеобщее внимание к себе, к Герману. Как-то он сказал, что его акции среди наших просели. Я тогда посмеялась, а сейчас чувствую — отношение к нему в классе очень изменилось. Особенно среди парней. Он стал для них чужой. Хотя и раньше «своим» никому из наших Герман не был. Просто тогда они к нему наперебой набивались в друзья, а сейчас отстранились. И как будто его за что-то винят, злятся, причем сильно, но ничего сделать не могут. Вернее, не решаются. Или боятся.
Оно и понятно. Даже если им вдруг взбредет в голову безумная мысль напасть на него толпой, им же потом не поздоровится. Они это понимают, вот и бесятся от своей беспомощности. Но я все равно за Германа боюсь. То есть — нет, не боюсь. Мне просто плохо от такого враждебного к нему отношения. Хотя самому Герману глубоко безразлично. Он это даже всерьез не воспринимает.
— Они ведь чуть ли не молились на тебя, а сейчас… прямо как к врагу. Во всяком случае, некоторые… Неужели тебе все равно? — спрашиваю я.
— Абсолютно, — беспечно улыбается он.
Мы стоим возле моего дома. Это уже стало своеобразным ритуалом — он провожает меня после школы, его водитель медленно едет неподалеку. А потом мы еще долго стоим у ворот, болтаем обо всем подряд и никак не можем проститься.
— Обычно людям очень важно то, как к ним относятся, — удивляюсь я.
— Мне важно, что я тебе нравлюсь, — заявляет вдруг он, и я моментально заливаюсь краской.
— Откуда ты знаешь, что ты мне нравишься? — лепечу я смущенно.
— А это не так? — спрашивает он с усмешкой.
Я краснею еще гуще. Так, что щеки пылают. И все же признаю:
— Так, но…
И замолкаю, потому что не знаю, что еще добавить. И, если честно, жду, что он скажет в ответ: ты мне тоже нравишься. Ну или что-нибудь подобное. Хочу этого. Но Герман ничего не говорит, только смотрит с улыбкой, а затем вдруг наклоняется и целует.
Я тут же отскакиваю.
— Ты что! Бабушка может увидеть! Вон же наше окно. Ну или соседи…
***
На выходных мы с Германом идем в кино. Фильм выбрала я — «Первому игроку приготовиться». Герману было все равно, на что пойти. Мы сидим одни на заднем ряду, и я почему-то волнуюсь, особенно когда гаснет свет. Хотя не впервые ведь остаюсь с ним наедине, а все равно каждый раз внутри трепещет. Но потом я увлекаюсь фильмом и на какое-то время ухожу в сюжет с головой. Мне действительно интересно, а вот Герман откровенно скучает. И смотрит уже давно не на экран, а на меня. Пристально, неотрывно, так, что я чувствую его взгляд физически. Словно жгучее прикосновение.
Тоже поворачиваюсь к нему и… забываю про фильм. Сердце напряженно скачет, дыхание замирает, а шею осыпает мурашками от одного лишь этого взгляда. А затем он, развернувшись боком, наклоняется, практически наваливается на меня. И целует. Сразу жадно, настойчиво, горячо…
***
К концу марта снега уже совсем не остается. Хотя Герман говорит, что в лесу еще сугробы. Даже не верится. Но ему виднее. Он живет, оказывается, за городом, в огромном особняке. И дорога туда лежит через лес.
В последние выходные марта Герман приглашает меня к себе в гости. Я так хочу посмотреть, как он живет, что даже из приличия отказаться не могу. За мной он заезжает сам, не один, а со своим водителем, перед которым мне вдруг становится неловко, и всю дорогу я молчу. Лишь изредка отвечаю «да» или «нет» на вопросы Германа.
К слову, в лесу и правда лежит снег, белый-белый, только ближе к обочине начало таять. Но когда мы подъезжаем к дому Германа, я еле сдерживаю удивлённый возглас. Это не дом, это почти замок! Трехэтажный особняк с остроконечными башенками по краям.
Внутри я окончательно теряюсь. Одна только ванная, куда Герман меня сопроводил помыть руки, размером, наверное, со всю нашу квартиру. А лестница из холла на второй этаж даже шире, чем в нашей школе. И всё такое красивое, как в музее, аж прикоснуться страшно.
Зато комната Германа оказалась стильной, конечно, но вполне человеческой, даже уютной. Однако я все равно ужасно робею. Присаживаюсь на краешек дивана и, пока Германа нет, разглядываю его жилище. Стол, широкая кровать, диван, два кресла, полки с книгами.
Подхожу к книжным полкам, интересно же, что он читает. Но названия и имена авторов на корешках мне ни о чем не говорят. Да и большинство книг вообще не на русском.
На его письменном столе — идеальный порядок. Ничего лишнего, только монитор, клавиатура, мышка, квадратный стакан для карандашей и деревянный лоток для бумаг. Сверху замечаю письмо. Честное слово, я даже не думала его читать, просто случайно взгляд упал. К тому же оно на английском языке. Но в кои-то веки я вдруг понимаю, что это за письмо по первым строчкам:
«Dear German,
Congratulations! It is with great pleasure that I offer you admission to the Southern Alberta Institute of Technology…»
Даже моих скудных знаний хватает понять, что Германа поздравляют с поступлением в технический институт где-то в Южной Альберте. Кажется, это Канада. И почему-то это меня неожиданно сильно расстраивает. Я пытаюсь найти дату, когда его туда призывают, но слышу приближающиеся шаги и быстрее возвращаюсь на диван.
Герман появляется не один, а с какой-то женщиной в переднике. Она вкатывает сервировочный столик и быстро удаляется.
— Угощайся, — предлагает Герман и подсаживается рядом.
А на столике чего только нет. Одни пирожные как произведения искусства, такие даже есть жалко. Конфеты, фрукты, канапе.
— По какому случаю такой пир? — шучу я, стараясь не подать виду и не выказать своего расстройства.
Герман совершенно буднично сообщает:
— У меня день рождения.
— Что? Как? — хлопаю я глазами изумленно. — Но… почему ты раньше не сказал? Я бы подарок приготовила.
Мне до ужаса неудобно.
— Потому и не сказал, — улыбается он.
— Зря! Мне было бы, может, очень приятно тебе что-нибудь подарить.
— Мне достаточно и того, что ты сейчас здесь. Со мной.
Герман никогда не говорит прямо о своем отношении ко мне, но порой роняет вот такие слова. И это как бальзам на душу.
— Ну все равно… — смущенно бормочу я. Конечно, мне очень приятно, только вот мысль о письме отравляет радость. — А папа твой где?
— Отцу еще позавчера пришлось срочно уехать. По работе. Завтра должен вернуться.
— Как жаль…
— Не переживай, он еще закатит банкет, как только вернется. Он уже сообщил, что там… в его ресторане что-то грандиозное готовится. Чаю? Или кофе? Покрепче не предлагаю. Детям алкоголь нельзя, — смотрит он на меня и улыбается.
— Чай, пожалуйста.
Герман берет изящный чайничек и наливает в такие же изящные кружки янтарную жидкость.
— Значит, ты — Овен? — спрашиваю я, доев самое вкусное в мире пирожное. Герман при этом вообще к еде не притрагивается, только на меня смотрит и еле заметно улыбается.
— Только не говори, Лена, что веришь в гороскопы, — с усмешкой отвечает он.
— Ну не то чтобы… — смущаюсь я снова. — Так тебе восемнадцать сегодня?
— Угу. Забирай меня скорей… и целуй меня везде, восемнадцать мне уже, — речитативом напевает он.
И между прочим, придвигается ближе, но сам не касается меня, зато вдруг просит:
— Поцелуй меня.
— Я… — меня тут же кидает в жар. — Я не могу…
— Почему? — приподнимает он брови насмешливо и пододвигается еще ближе.
— Я… я не знаю… — сглотнув, отвечаю ему, тщетно пытаясь подавить нахлынувшее волнение.
— А ты попробуй, — снижает он голос до шепота. И лицо Германа уже так близко, что чувствую его дыхание.
Кровь ударяет в лицо, в ушах оглушительно частит пульс, в груди все дрожит. Зажмурившись, я слегка подаюсь к нему и неловко притрагиваюсь губами к его губам. И сразу пытаюсь отстраниться. Но Герман уже запускает руку в мои волосы на затылке, притягивает к себе и целует сам. Не так пылко и нетерпеливо, как тогда, в кино. А очень-очень нежно, а у меня вдруг наворачиваются дурацкие предательские слезы…
— Что с тобой? — спрашивает он.
А я не знаю, что со мной. Хотя, наверное, знаю. Я так к нему привязалась за это время, что не представляю, как мы расстанемся. Мне уже становится заранее тоскливо.
— Ничего… все хорошо.
Не говорить же ему, что я прочитала, пусть и не целиком, чужое письмо. Его письмо.
— Точно? — хмурится он.
— Все просто чудесно, — выдавливаю из себя улыбку.
Потом мы сидим с ним, полуобнявшись, на диване и смотрим, по моей, конечно же, просьбе, их домашнее видео. Папа его снимал. Вот маленький Герман в парке, вот в бассейне плещется, вот задувает свечи на торте… И везде он такой серьезный. На просьбы рассказать стишок или спеть песенку он только смотрит тяжело и отвечает: «Не хочу».
***
Домой приезжаю уже поздно. Герман выходит из машины и провожает меня до самой двери. И, конечно же, просто так не отпускает. Опять целует. Целует до головокружения. Целует так, что забываю о его отъезде и вообще обо всем плохом. Хочется просто наслаждаться моментом здесь и сейчас.
— Сладких снов, Лена, — шепчет мне на прощание. — Увидимся завтра в школе.
— Да, — шепчу с придыханием в ответ. С глупой и счастливой улыбкой захожу домой.
— Леночка, ты почему так поздно? — Бабушка чем-то обеспокоена.
— Просто у Германа, оказывается, был день рождения, — пританцовывая, подхожу к ней. Обнимаю, прижимаюсь щекой. — Бабушка, я так тебя обожаю!
— Ну-ну, — смеется бабушка. — Видать, хорошо сходила в гости. Но завтра мы идем в больницу. Не забыла?
Я с трудом переключаюсь — до сих пор словно в облаках парю. Конечно же, забыла! Но сейчас вспоминаю — точно, нам же назначено обследование в диагностическом центре…

45. Лена

«Без тебя в школе скучно», — пишет мне Герман.
И я замираю с телефоном в руках и с дурацкой улыбкой на все лицо. Люди в очереди, наверное, смотрят на меня как на девушку с приветом. Бабушка чуть в стороне беседует с каким-то врачом. Наверное, спрашивает, когда будут готовы результаты. А я каждую свободную минуту хватаюсь за телефон. Правда сейчас я даже не знаю, что Герману ответить. Я пока не могу откровенно писать ему то, что чувствую. Стыдно.
«Мне здесь тоже скучно», — отвечаю уклончиво, хотя, конечно же, я соскучилась по нему. Ужасно. Я целых два дня его не видела. Всё из-за этого дурацкого обследования. Вчера мы с бабушкой проторчали в диагностическом центре почти до вечера. Кучу анализов сдали, УЗИ сердца, АГ, КТ. Сегодня нам из центра позвонили сами и попросили прийти снова. Сделать томографию повторно, не знаю уж зачем. Может, снимки плохо получились вчера.
Я сначала вообще идти не хотела. Собиралась в школу, даже рвалась. Спорила с бабушкой. Доказывала, что чувствую себя прекрасно, как никогда. И это правда! Ни одного приступа за последнее время. И сама себя ощущаю совсем другой, словно меня переполняет какая-то энергия. Я не устаю, как раньше. Мне все время хочется что-то делать, петь, танцевать, смеяться. А не таскаться в тысячный раз по больницам.
Но бабушка все-таки уговорила. Умеет она это. Сложит брови домиком, прижмет ладонь к груди и тихо так скажет: «Ну, пожалуйста, доча». И сразу меня обезоруживает.
Так что я опять прогуливаю занятия, не вижу Германа, а сижу в коридоре диагностического центра среди людей с грустными лицами.
«И все-таки почему тебя нет в школе?», — спрашивает Герман.
Герман уже спрашивал вчера, и я выкручивалась, как могла. Ну не посвящать же его в подробности наших тоскливых больничных скитаний.
«Да просто у нас с бабушкой дела, ничего интересного. Это правда скучно, лучше расскажи, что было в школе», — отвечаю ему.
«Англичанка спрашивала меня про тебя. Где ты, когда появишься. Видишь, даже она считает, что я должен быть в курсе твоих дел».
Ставлю смайлик и пишу:
«Скажи, я послезавтра приду. А может, даже завтра».
Потом подходит бабушка и говорит:
— Идем, Леночка.
Голос ее как всегда ласковый, но при этом сдавленный, словно она сдерживает плач. Я поднимаюсь, убираю телефон и вглядываюсь в ее лицо. Она старается мне улыбнуться, но получается вымученно. Я вижу — что-то не так. Глаза у нее покрасневшие, и сама так напряжена…
— Бабушка, что-то случилось?
— Ничего, — качает она головой и срывающимся голосом добавляет: — Поехали домой.
И быстро отворачивается, идет по коридору вперед, меня не дожидаясь. Я иду следом и замечаю, что она подносит руку к лицу, раз, другой. Все-таки плачет? Неужели что-то плохое?
Дома на мои расспросы бабушка тоже ничего внятного не отвечает. Твердит одно:
— Вот придут результаты и узнаем… Чего раньше времени…
— А врач что тебе сказал? С которым ты разговаривала?
— Сказал, дождаться окончательных результатов.
Я пожимаю плечами. Такой странной и молчаливой я бабушку никогда не видела, но не клещами же из нее правду вытягивать.
А вечером приезжает Герман. Без предупреждения. Я сижу с учебником, заучиваю стихотворение к литературе, и тут вдруг приходит сообщение от него:
«Выйди в подъезд».
«Зачем?» — не понимаю я.
«Ну выйди».
Я выхожу, а там он. Уже поздно, он совсем ненадолго. Просто увидеть, говорит.
— Я соскучился… — шепчет он в губы и мягко целует.
Мы не разговариваем, просто стоим, обнявшись, и мне хочется, чтобы этот миг длился вечно…
***
Спустя неделю
— Мда… — протяжно вздыхает доктор. Не наш участковый, другой, к которому специально направили, как к лучшему специалисту в городе. Заведующему кардиохирургией первой городской больницы.
Он пожилой уже, с короткой седой бородкой. Чем-то похож на доктора Преображенского из «Собачьего сердца». Так хочется верить, что он сейчас скажет, что сумеет меня вылечить.
Но он откладывает мою карту, которую изучал минут десять или даже дольше. Поднимается из-за стола, прикладывает снимки к негатоскопу* и, сосредоточенно хмурясь, снова в них вглядывается. Долго. Или, может, мне так кажется, потому что время в напряженной тишине его кабинета тянется просто невыносимо. Сравнивает со старыми снимками.
Наконец он выключает экран и садится за стол. Еще несколько секунд молча смотрит в мою карту, что-то листает и по-прежнему хмурится. Затем переводит взгляд поочередно то на меня, то на бабушку, и я понимаю — ничего утешительного он нам не скажет.
— Мда… — с шумным вздохом повторяет он. — Непростой случай. Ситуация нехорошая…
— Что там? — взволнованно спрашивает бабушка.
— Понимаете, на фоне вашего заболевания сформировалось расширение восходящего отдела аорты. Проще говоря, аневризма аорты.
— Как? — выдыхает с глухим стоном бабушка.
— Стенки сосуда ослабли, перестали выдерживать кровеносное давление, что и привело к его расширению. Плохо то, что поперечный размер аневризмы уже достаточно большой… то есть темпы ее роста очень настораживают.
Я слушаю его отрешенно, словно до меня едва доходит смысл его слов. Бабушка, наоборот, комок нервов. Сидит прямо, нервно теребит ручку сумки, дышит тяжело, часто.
— Это опасно? — спрашивает она.
— Да. Если начнется расслоение аорты, то… — он замолкает, покачав головой и не закончив фразу. Наверное, чтобы не пугать нас еще больше. — Если бы обнаружили раньше, до развития осложнений, то лечение было бы гораздо проще и безопаснее. Но, к сожалению, это заболевание протекает практически бессимптомно и обычно его выявляют случайно, вот как у вас. Ну либо когда уже случился разрыв…
— Как же так… но можно же что-то сделать? — всхлипывает бабушка.
— Нужно! Чтобы не допустить разрыва сосуда, необходима хирургическая операция по замене расширенного участка аорты. Протезирование аорты, аортального клапана… в сочетании с коронарным шунтированием. Но операция эта достаточно сложная. В процессе потребуется применять искусственное кровообращение и системную гипотермию. Опыта проведения подобных операций у нас нет. А учитывая, к тому же, вашу врожденную патологию сердца… в общем, риск очень серьезный. Мы соберем консилиум…
— А нам-то что сейчас делать? — спрашивает бабушка с надрывом.
— Ну вот, смотрю, ее прокапали уже, состояние пока компенсированное… Значит, продолжаете принимать поддерживающую терапию. В самое ближайшее время решим, что будем делать дальше. Сейчас постарайтесь взять себя в руки, не нервничать…
— Но я себя хорошо чувствую! — в отчаянии говорю я. Словно надеюсь, что это какая-то чудовищная ошибка.
— Да, как я уже сказал, до поры до времени болезнь протекает бессимптомно. Болит, когда уже началось расслоение аорты… но тогда и шанс спасти жизнь пациента крайне мал.
— Что же это получается? — бабушку мелко трясет. — Моя Леночка… в любой момент может…
Она, не договорив страшное, охает и прижимает ладонь ко рту. Зажмурившись, качает головой, будто не соглашаясь. По ее щеке бежит слезинка, оставляя мокрый извилистый след. Видеть такой бабушку — сердце разрывается…
— Давайте не будем думать о плохом. Ситуация сложная, но не безнадежная. А вообще аневризму недаром называют миной замедленного действия. Потому что без лечения рано или поздно она приведет к разрыву сосуда. Чтобы этого не произошло, повторюсь, нам и необходима хирургическая операция.
— И потом что? После операции? Все будет нормально?
— Ну, в принципе да. Если все пройдет успешно…
***
Дома у нас теперь плохо. Вроде всё то же самое, но заходишь — и чувствуешь: здесь поселилось горе. Или, может, это всё мое воображение, не знаю.
— Ничего, ничего, Леночка. Сейчас они там соберутся, всё обсудят, придумают, как тебя лечить. Сделают эту их операцию и вылечат, — вроде как утешает меня бабушка, хотя на самом деле скорее себя. — Обязательно вылечат. Он же так и сказал, этот доктор…
Я киваю. Шепчу ей — голос почему-то сел:
— Конечно, бабушка. Все будет хорошо.
Мне больно на нее смотреть. Эти дни она почти не ест и не спит. Осунулась, посерела и как будто резко состарилась. Вечерами включает телевизор по привычке, сидит перед ним в оцепенении, но даже не смотрит, целиком погрузившись в себя. Иногда тихо плачет, когда думает, что я не вижу.
Я тоже боюсь. А еще до безумия хочется увидеть Германа. Но он в минувшее воскресенье улетел в Москву, на соревнования по плаванию.
Мы, конечно, с ним созваниваемся и списываемся, но это ведь совсем не то. У него даже голос другой по телефону. Живьем я чувствую его тепло, оно как будто греет душу. Когда он рядом, все плохое меркнет. А сейчас внутри пусто, страшно и холодно.
Герман еще ничего не знает про меня. В первый момент я чуть было с расстройства не вывалила на него свои горькие новости, но вовремя спохватилась. Зачем его расстраивать? Сбивать с настроя? Ему же там выступать. Надо быть в форме. Так что пусть думает о победе и скорее возвращается…
___________________
* Негатоскоп - экран для просмотра рентегновских и томографических снимков на просвет

46. Лена

Дома стоит гнетущая тишина. Так у нас теперь всегда. Даже настенные часы не тикают, остановились. Батарейка, наверное, села, а поменять — не доходят руки. Не до того. Я даже не знала, что тишина может так давить.
Я сижу у себя, за столом, делаю уроки. Точнее, пытаюсь. За последнее время я сильно отстала. И вчерашний пробник по алгебре написала очень плохо. Можно, конечно, грешить на пропуски, но на самом деле я просто не могу собраться. Не могу сосредоточиться. И постоянно прислушиваюсь к своим ощущениям. Из головы никак не идет мысль: у меня в груди мина замедленного действия, которая может рвануть в любую минуту.
Нет, я немного вру, что больше ни о чем не могу думать. Это первые несколько дней так было. Сейчас уже получается отвлекаться на что-то. Всё-таки человек ко всему привыкает. И даже острый страх постепенно ушел. Сменился какой-то обреченной грустью и апатией. Потому и с уроками совсем всё плохо.
Герман даже предложил меня подтянуть. Позаниматься со мной английским, алгеброй, геометрией, физикой. Он и так мне помогает с уроками и во время тестов, подсказывает, разжевывает формулы. А тут, глядя как я резко съехала, решил основательно за меня взяться. Но я отказалась. Я и так от него слишком завишу — в моральном смысле, конечно. Привязалась так, что самой страшно. У меня всегда так — привязываюсь к людям, врастаю в них душой, словно дерево корнями, а потом страдаю. Вот и с Германом так. А ведь он скоро уезжает. Меньше, чем через два месяца. Если не насовсем, то очень надолго…
Зачем-то выяснила в интернете всё про технический институт Южной Альберты. Это действительно в Канаде, в Калгари, где Герман учился в колледже, где прожил полжизни. И где полно нефтеперерабатывающих компаний, с которыми ведет бизнес его отец. И факультет, куда поступил Герман, тоже связан с нефтяной промышленностью. Значит, он идет по стопам отца. Будет его преемником, что, в общем-то, и так было понятно с самого начала.
А я… я и раньше в картину его мира не вписывалась, просто в эйфории об этом не задумывалась, а теперь — тем более мимо.
Как-то он сказал в запале: «Кто ты и кто я». Тогда я очень обиделась, но ведь это правда. Германа ждет блестящее будущее, а мне остается тихо-смиренно ждать, когда не наступит завтра. Ну и радоваться каждому лишнему дню. Правда, радоваться у меня пока не очень получается. Только наедине с Германом я ненадолго забываюсь. И, наверное, только благодаря этим моментам еще как-то креплюсь. По этой же причине я наотрез отказалась учиться дома, как хотела бабушка.
— Я хочу ходить в школу! Я не могу все время сидеть здесь и думать о том, что… все плохо. Оставь мне хоть кусочек нормальной жизни!
Бабушка уступила. Я хожу в школу, готовлюсь, как все, к ЕГЭ, встречаюсь с Германом. Цепляюсь изо всех сил за видимость этой нормальной жизни. Хотя в душе не отпускает ужасное ощущение, что я пытаюсь прибиться туда, где мне не место, притворяюсь, играю чужую роль.
Оперировать здесь меня отказались. На консилиуме решили, что с моей патологией это слишком рискованно, потому что нет нужного опыта, нет оснащения, еще чего-то нет. Результаты обследования отправили в ведущие кардиологические центры страны. Из Астраханского кардиоцентра уже пришел отказ. Теперь вот ждем ответа из других клиник.
Я, наверное, в сотый раз перечитываю параграф по географии, но ни строчки в голове не откладывается. Хотя с географией у меня никогда проблем не бывало. Откладываю учебник, берусь за контурные карты — там хотя бы особо думать не надо. Механически переписывай данные и всё. И вдруг тишину разрывает телефонный звонок. Так неожиданно и резко, что я вздрагиваю.
Звонят на сотовый бабушке, и я напряженно прислушиваюсь.
— Да… и что, что там? … Значит, отказ? … А другие клиники? … Да, могу приехать… Нам с Леной вместе…? Могу сейчас… До пяти? Успею…
Я выхожу из своего закутка. Бабушка сидит как в ступоре и отрешенно смотрит перед собой. Рука ее, все еще сжимающая телефон, безвольно лежит на коленях.
— Бабушка… — зову ее. — Что сказали?
Встрепенувшись, она тут же поднимается и начинает торопливо собираться. Мне лишь коротко бросает:
— Из больницы звонили. Просят приехать зачем-то.
Потом, уже на пороге, оборачивается, смотрит на меня — а в глазах такая боль, что меня как бритвой по сердцу…
Бабушка возвращается спустя два часа. Лицо серое, неживое какое-то. Только веки припухшие и красные — значит, плакала. Значит, новости опять дурные.
— Отказали, да? — спрашиваю глухо. — Нигде не берут?
Бабушка смотрит на меня с жалостью, от которой душа рвется.
— У нас не берут… — качает она головой. — Нет возможностей, говорят.
Бабушка зажмуривается крепко-крепко, делает два глубоких судорожных вздоха. И снова смотрит на меня так, будто я обречена.
Я обессиленно опускаюсь на стул.
— Значит, всё?
Бабушка садится рядом и торопливо добавляет:
— Ничего не всё! Не говори так, Леночка! Они отправили запрос в другие центры… за рубеж. Из одной клиники пришел положительный ответ. Но эта клиника в Италии, хотя хирург наш… я даже имя запомнила… Виталий Анатольевич Пак, кажется. Там берутся сделать операцию. Он — лучший, говорят. Совсем безнадежных спасал. И тебя спасет. Обязательно спасет!
Бабушка берет мою руку, целует, прижимается к ней лицом, приговаривая:
— Доченька моя… Леночка моя… всё будет хорошо…
Я чувствую, что она плачет. Плечи ее подрагивают. Я аккуратно высвобождаю руку и обнимаю бабушку.
— Но… как мы к нему попадем? — спрашиваю ее.
— Мне сказали, что есть специальные фонды… нам помогут… надо только немного потерпеть… — тихо всхлипывая, бормочет бабушка.
— Фонды? — не понимаю я.
— По сбору средств…
— Операция… она дорого стоит, да? Сколько?
Бабушка отвечает не сразу, дрожит. Я обнимаю ее крепче.
— Бабушка, не плачь… ты же сама говоришь, всё будет хорошо.
Она кивает, а потом, сглотнув, сдавленно произносит:
— Сорок восемь тысяч… евро.

47. Лена

Я как-то читала про пять фаз принятия неизбежного: отрицание, гнев, торг, депрессия и, наконец, принятие. У меня все было иначе. Сначала я боялась до тошноты, затем пару недель хандрила, а потом смирилась.
Решила так: чему быть, того не миновать, от меня ничего уже не зависит. Зато зависит, как провести то время, что отмерено. Так что зачем я буду сходить с ума, упиваться горем и жалостью, отравлять сама себе жизнь? Лучше не думать о завтра, а жить сегодняшним днем. И на полную катушку, пока можно. С «полной катушкой» я, конечно, погорячилась, но главное тут — настрой.
И я как-то встряхнулась. Снова стала ходить на свидания с Германом. А назавтра даже позвала его в гости. Суббота как раз. Прежняя я ни за что бы не осмелилась. Постеснялась бы, зная, в каком он живет дворце и какой он… немножко сноб. Но сейчас все эти нюансы стали казаться такой незначительной мелочью, что и внимания обращать не стоит.
В субботу встаю пораньше и с азартом убираю в доме. Так, чтоб ни пылинки, ни соринки. Бабушка до моей «фазы» еще не дошла. Она до сих пор тихо плачет ночами, а днем частенько зависает в прострации, да и смотрит на меня так, будто я уже на смертном одре. Правда, сегодня, у нее нет-нет да проскакивает улыбка. Пока я навожу лоск, она готовит. Меню тоже я составила. Никаких привычных оливье и жареных пирожков — Герман, сказала ей, такое не ест.
— Столько суеты, будто принца принимаем, — ворчит она, но не злится, а, наоборот, даже как-то оживает. А то ведь совсем серая и поникшая все время ходит.
— Для меня Герман и есть принц. Мой принц, — отшучиваюсь я.
— А твой принц знает… про нашу болезнь? — спрашивает бабушка. И я чувствую, как сползает с лица улыбка.
— Нет, — качаю головой.
Герман допытывался, что за обследования я прохожу, зачем, почему. Отчего я как в воду опущенная последнее время. Но я не смогла сказать ему правду. Не хочу. Мы еще слишком мало знаем друг друга, слишком недолго вместе, чтобы вываливать на него такое. Даже представить не могу, чтобы я ему сказала: «Я могу умереть, мне нужно примерно пять миллионов». И без недавней истории с его матерью у меня бы язык не повернулся. А так — тем более. Да и не только в деньгах дело. Еще очень не хочу, чтобы изменилось его ко мне отношение. Даже боюсь этого.
— И правильно, — неожиданно поддерживает меня бабушка. — Помочь он ничем не поможет, а так пусть пока… хоть тебе какая-то радость.
— Он бы меня не бросил, — упрямо говорю я. — Ты его совсем не знаешь.
— Дай бог, — пожимает плечами бабушка. — Но я знаю жизнь. Мужчины не любят тягот и проблем. И муж-то не каждый остаётся в семье, где есть больной ребенок. Или с женой что-нибудь… Не выдерживают, уходят… А он тем более мальчик еще совсем. У него все впереди. Сначала-то наверняка и посочувствует, и попереживает, а потом все равно… Ладно еще, когда люди живут вместе, а потом вдруг случилось горе… Совестливых хоть долг не отпускает. Но у него ведь никаких обязательств перед тобой нет, он ничего тебе не должен.
— Герман не такой, — упрямо повторяю я. Настроение стремительно портится.
Бабушка горестно вздыхает.
— Дай бог! — повторяет она. — Буду только рада. Я просто боюсь за тебя, не хочу, чтобы тебя постигло такое разочарование… Потому что когда веришь человеку, когда надеешься, очень горько потом… Вот и говорю, как может быть… как бывает… Не каждый захочет связывать свою жизнь с больным человеком, вешать на себя такую обузу. Всем ведь хочется счастья, а какое счастье с инвалидом? Мытарства одни… Ой прости, прости меня, доченька… — спохватывается бабушка и смотрит на меня виновато и испуганно. — Я совсем не тебя имела в виду!
Я понимаю, что говорит она о себе. Ее муж, мой дед, которого я никогда не видела и уже не увижу, бросил когда-то бабушку и своих детей — мою маму и ее брата после того, как его в детстве сбила машина. Не сразу, конечно, бросил. Какое-то время тоже переживал за сына, помогал, вместе с бабушкой пытался бороться за него, а потом устал. Ну и ушел. Всё я прекрасно понимаю, а все равно обидно. А, может, еще и страшно — вдруг она права? Зачем я Герману такая?
Когда он приходит, у нас все накрыто, но настроение на нуле. Я теперь еще больше чувствую пропасть между нами. Хотя есть и приятный момент: Герман приносит цветы. Целых два букета. Бабушке — тяжелые темно-красные розы, а мне — нежные белые лилии. Я прижимаю их к груди растроганно, чуть не плачу, вдыхаю аромат и будто пьянею. Это ведь мои первые цветы!
Потом неловко суечусь, как поставить букеты, куда усадить Германа, о чем с ним при бабушке говорить. От волнения у меня горят щеки. Еще и он глаз с меня не сводит. Когда садимся обедать, кусок в горло не лезет.
Герман же на радость бабушке пробует почти все, что есть на столе, и одаривает ее комплиментами. А бабушка только рада ему подкладывать. Но потом она всё портит. То есть, не так. Ее вины никакой нет, просто ее вопрос бьет по больному.
— Герман, а ты уже решил, куда будешь поступать после школы? — спрашивает она его.
Наступает небольшая заминка.
— Я уже поступил, — наконец произносит он, не глядя на меня. Ведь мне он так и не сказал ни про письмо, ни про его скорый отъезд. А я делала вид, что ничего не знаю, ждала, когда он сам заговорит.
— Как? Уже? И куда, если не секрет? — интересуется бабушка.
— В САИТ, — отвечает Герман с явной неохотой. Он больше не улыбается, не обволакивает меня ласковым взглядом. Подперев лоб рукой, он смотрит себе в тарелку. Ковыряется вилкой уже без всякого аппетита. И атмосфера за столом становится какой-то тяжелой.
— Что это? Где? — удивляется бабушка, словно не замечает, что и мне, и Герману этот разговор неприятен.
— В Калгари. В Канаде.
— Как далеко! И когда тебе на учебу ехать?
— В июне, — он откладывает вилку. — Спасибо, все было очень вкусно.
— А Леночка всё мечтала стать учителем начальных классов. Да, Леночка?
— Да, — киваю я, а самой плакать хочется. Как скоро он уедет!
Дальше разговор совсем не клеится, и вскоре Герман собирается домой. Я выхожу в подъезд проводить его. Становлюсь к стене спиной. Обычно мы тут целуемся с ним до умопомрачения, но сейчас он просто стоит рядом, заложив руки в карманы, и молчит. Серьезный, даже мрачный. Затем, скосив на меня взгляд, произносит:
— Я не хочу уезжать. Будь моя воля, я бы…
Он не договаривает, но и так ясно. Нам остался всего месяц…

48. Лена

Сегодня со мной случилась катастрофа. Стыднее просто невозможно придумать.
Начались вдруг месячные. Почти на неделю раньше, чем положено. Но самое ужасное, что я уже была в школе. Заметила лишь на перемене перед пятым уроком. Перерыла всю сумку — оказалось, ничего с собой нет! Помчалась в медкабинет попросить если не прокладку, то хотя бы вату. Но медички на месте не оказалось.
Я хотела потихоньку уйти домой, но, как назло, на лестнице меня поймал Бурунов. Как раз его урок должен был у нас начаться с минуты на минуту.
— Третьякова, куда это ты собралась? Звонок уже, — рявкнул ОБЖшник, преградив мне путь.
И действительно — в следующую секунду задребезжал звонок. Надо было, конечно, отпроситься. Сказать что угодно. Да хотя бы сослаться на головную боль или что-нибудь еще в этом роде. Не стал бы уж он, наверное, тащить меня силой в класс. Но это всё пришло на ум позже, а сначала я так растерялась, что просто не сообразила что-то придумать.
Бурунов же подхватил меня под локоть и повел на ОБЖ. Как только он вошел, в кабинете тут же стало тихо. Наши его всегда слушались, а раньше даже боялись. Он подтолкнул меня к моей парте, сам направился к учительскому столу. С места цепко оглядел всех и каждого и только потом разрешил сесть.
Герман посмотрел на меня, улыбнулся. Я выдавила ответную улыбку, хотя ужасно нервничала. Он, наверное, почувствовал, потому что открыл последнюю страницу своей тетради, что-то написал и придвинул ко мне.
Я прочла: «У тебя что-то случилось?». Я качнула головой. Герман принялся было еще что-то писать, но тут Бурунов его одернул:
— Горр! Я разве сказал что-то записывать? Нет! Чем вы там с Третьяковой занимаетесь?
Кто-то что-то прошептал — я не расслышала — и за спиной прокатились тихие смешки. Бурунов еще сильнее рассердился, наорал на всех и заявил:
— Не хотите слушать — изучаете параграф сами. Потом рассказываете мне у доски. У вас пятнадцать минут. Кто первый издаст хоть звук, тот первый будет отвечать.
Все сразу уткнулись в учебники, я — тоже, но с трудом понимала текст. Сидела как на иголках и думала лишь о том, как бы дотянуть без происшествий до конца урока, а со следующего уже можно отпроситься у математички. Уповала на то, что сегодня «первый день», а значит, не должно быть сильно.
Минут за двадцать до звонка Бурунов начал опрос. Сначала вызвал Гаврилова, затем Шатохина и Патрушеву, а потом вдруг меня.
Боже, почему я не отказалась выходить к доске? Не съел бы он меня в конце концов. Наорал бы, конечно. Но уж лучше бы наорал.
Но я вышла… До сих пор вспоминаю, и тошнота накатывает.
Бурунов велел нарисовать схему, и едва я повернулась спиной к классу, как услышала возглас Михайловской:
— Ой, кто-то протек.
Тут же раздались чьи-то вялые смешки, грозный окрик Бурунова и голос Германа:
— Ты, Михайловская, как из леса только что вышла…
Я в ужасе на миг окаменела с мелом в руке. Потом, не глядя на Германа, пылая от стыда, подскочила к нашей парте, схватила сумку и выбежала в расстройстве из класса.
Рядом был маленький закуток — пожарный выход. Туда я и юркнула, потому что знала — Герман выйдет следом. А мне было перед ним настолько стыдно, что хотелось просто исчезнуть.
Лучше бы я послушала бабушку и не ходила больше в школу! Лучше бы занималась дома! Меня потряхивало, а по горячим щекам струились слезы.
Почти сразу дверь снова открылась. Герман позвал меня, потом направился к центральной лестнице. Я стояла, замерев. Когда его шаги стихли, я пошла к другой, боковой, лестнице. И… встретила Олесю Владимировну.
— Лена, что с тобой? — встревожилась она.
А я лишь сильнее заплакала. Во мне будто что-то треснуло, сломалось. Я рыдала и не могла остановиться. Она меня куда-то потянула за собой. Оказалось, в свой кабинет.
— Заходи скорее. У меня как раз окно. Лен, расскажи, что случилось. Не бойся. Я помогу.
Я только качала головой и не могла выдавить ни слова. Ну чем она поможет? Как она заставит всех забыть мой позор?
Пульс стучал в ушах оглушительно, разрывал виски. А потом стало не хватать воздуха.
Я сама не заметила, как осела. Не заметила, как Олеся Владимировна сунула мне в руки стакан с водой.
— Лена, господи, что с тобой? Тебе плохо? У тебя приступ или что? — испуганно кричала англичанка. — Я вызываю скорую!
Я уже не плакала, а только беззвучно разевала рот, как рыба. Жестом указала на сумку.
— Что? Сумка? Достать что-то надо? Ингалятор? Таблетки?
Я кивнула, потом качнула головой, затем снова кивнула.
Олеся Владимировна схватила мою сумку и перевернула, вывалив из нее на парту все содержимое. Быстро нашла мои таблетки, подала мне, даже упаковку раскрыла. Я взяла сразу две под язык. Она все еще суетилась вокруг меня. Вызвала все-таки скорую, но мне вскоре полегчало, и я попросила отменить вызов.
— Лена, у тебя что-то с сердцем? Я же недавно читала ваши дела. Там была справка от педиатра, я помню. Но я в этом мало что понимаю. Что случилось? И почему ты так плакала?
— У меня… начались… — выдавила я и снова всхлипнула.
Она все поняла сама.
— Кто-то посмеялся? — Олеся Владимировна присела рядом со мной.
Я кивнула.
— Послушай, Лена, в этом нет ничего такого. Рядовая ситуация. Неприятная, но не более. Стыдиться тут нечего. Это тем, кто смеялся, должно быть стыдно. Потому что смеяться над таким — ну это просто глупо и очень инфантильно. Они себя выставили дураками. Кто это был? Ямпольский? Гаврилов? Парни?
Я качнула головой.
— Михайловская? Ясно. А Герман что? Он же…
— Мне перед Германом как раз и стыдно… — опять всхлипнула я. — Нет, он ничего такого, но…
— Леночка, брось. Герман — взрослый мальчик, все понимает. Ничего в этом ужасного нет. Знаешь, какой у меня был однажды жуткий стыд? Я тогда в школе училась, в девятом классе. И такая рассеянная была, ужас. Однажды весной пришла в школу, сняла плащ… а сама без юбки. Просто забыла ее надеть. Ты представляешь? Полный холл учеников, а я в одних капронках. Телесных таких, тоненьких. Тепло ведь уже было. Как ты понимаешь — они просвечивали, так что… Как все хохотали надо мной!
Она вздохнула мечтательно, словно вспоминала не позорный случай, а какой-то приятный эпизод.
— Самое кошмарное — мне тогда очень нравился мальчик один из десятого класса. Андрей Матвеев. И он тоже стоял рядом. Смеялся или нет, я не видела. Я в его сторону не могла даже взглянуть. Схватила плащ и пулей вылетела из школы. А дома стала уговаривать родителей перевести меня в другую школу. Заявила им, что в эту больше ни ногой, — рассказывая, улыбалась Олеся Владимировна. — Но через три дня об этом все забыли. Так что поверь, Лена, это такая мелочь. Я тебе дам свой кардиган, он длинный. Пойдешь сейчас домой, я сама поговорю с учителями. Что у вас еще сегодня? Алгебра и литература? Я к ним подойду. Лучше скажи, что это за приступ у тебя был? Ты так страшно побледнела, будто задыхалась…
И я вдруг, неожиданно для себя самой, всё ей рассказала. Абсолютно всё. Даже про злосчастную аневризму. В другой раз я ни за что бы так не разоткровенничалась, но в тот момент чувствовала себя из-за всей этой ситуации уязвимой и такой несчастной, что отчаянно захотелось выговориться. Может, потом пожалею, конечно.
Олеся Владимировна слушала меня напряженно, хмурилась, иногда покачивала головой.
— Какой ужас… — покачала она головой. — Это… это… даже слов нет.
Потом будто встряхнула шок и с деланной бодростью сказала:
— Но ты даже не думай отчаиваться. Все получится, слышишь? Я пойду к директору. Может, в школе организуем сбор… кто сколько может…
— Нет! Не надо! С нами работает фонд… И нам сказали, что самостоятельно организовывать сбор не надо. Иначе они… в общем, не надо. Ну и главное, я не хочу, чтобы кто-то знал. Я — против.
— Но почему?
— Не хочу, — упрямо повторила я. Как ей объяснить, что мне просто невыносимо всё это? Что мне хочется хотя бы казаться обычной? — Не говорите никому, пожалуйста.
Она ответила не сразу. Сначала просто смотрела на меня с жалостью, потом кивнула.
— Хорошо, Лена.
Но мне показалось, что она все равно не успокоится.
— А Герман? Герману ты сказала? Вы же с ним… дружите.
— Нет. Ему я тем более не хочу об этом говорить, — категорично ответила я и тише добавила: — К тому же он скоро уезжает. За границу.
— Да, я знаю, — вздохнула она.
Затем нас прервал звонок с урока. Олеся Владимировна дала мне свой кардиган, который мне доставал до колен. И даже проводила вниз, в фойе.
После разговора с ней мне, конечно, стало легче. Но дома снова навалился удушающий стыд. Что бы она ни говорила, а это позор. Не знаю, как завтра пойду в школу. Как в глаза Герману посмотрю…
Весь сегодняшний день я об этом думаю, извожусь, терзаюсь. А вечером приходит Герман.
Я не слышала, как он постучал. Его, оказывается, впустила бабушка. Потому что я в какой-то момент прилегла на кровать, свернулась калачиком и незаметно задремала. И вдруг чувствую, кто-то меня касается. Гладит по волосам. Открываю глаза — он. Сидит рядом, смотрит на меня ласково и улыбается, перебирает пальцами мои пряди.
— Привет. Вот ты заставила меня понервничать, — усмехается он.
От удивления даже про стыд забываю. И про то, что боялась с ним даже встречаться. А вот вижу его и счастлива. Всегда бы так просыпаться.
— Как? Почему? — бормочу я спросонья.
— Пропала, на звонки не отвечаешь…
— Ой, я совсем забыла включить звук у телефона. Извини.
— Ну, не знаю, не знаю, — улыбается он. Потом оглядывается — нет ли поблизости бабушки, наклоняется ко мне и целует…

49. Лена

Герман, конечно, меня вчера успокоил. Про мой ужасный казус не упоминал, но зато так на меня смотрел, пока был у нас дома! Я просто отогревалась и таяла под его взглядом. И разговаривал с такой нежностью, что даже бабушка потом, когда он ушел, сказала:
— Какой славный мальчик… так тебя любит…
— Что сразу любит? — смутилась я. — Может, просто я ему нравлюсь.
Бабушка только улыбнулась в ответ. Помешкав, я все же спросила:
— А что, правда, думаешь, любит? По-настоящему? А как это заметно?
И кто бы мог подумать, что после такого кошмарного дня я лягу спать в прекрасном настроении. Но утром опять иду в школу и нервничаю. Уже не из-за Германа, а из-за наших. Вдруг опять смеяться будут.
Легко Герману — его совсем не волнует, кто что скажет или подумает. Раньше я считала, что это неправильно. Даже ненормально. А теперь порой мне и самой хочется вот так же быть свободной от общественного мнения.
Подхожу к школе и возле ворот встречаю Олесю Владимировну. Здороваюсь с ней, она в ответ приветливо улыбается.
— Доброе утро, Лена. Как ты?
— Ничего, спасибо.
Она оглядывается на поток учеников, бредущих в школу, и говорит:
— Отойдем на минуточку.
Мы отходим на несколько шагов в сторону.
— По поводу вчерашнего. Я вчера побеседовала с Михайловской. Наедине. Хотела и с ее родителями поговорить, но она пообещала, что ничего подобного не повторится. Думаю, что на этом инцидент исчерпан. Но если вдруг что-то будет — ты обязательно мне скажи. И ещё, Лен, я помню, что ты не хочешь, чтобы кто-то знал про твою болезнь. Но я тоже не могу сидеть сложа руки. Весь вечер вчера думала про тебя… И знаешь, мне кажется, это не тот случай, когда нужно скрывать. Леночка, пойми, сумма нужна, конечно, огромная, но… как говорится, с миру по нитке… А я уверена, что в нашей школе, в нашем городе очень многие захотят тебе помочь.
— Нет! — слишком поспешно и резко выпаливаю я. Но тут же тушуюсь и продолжаю уже тихо: — Извините, Олеся Владимировна. И спасибо вам большое, только не надо никому ничего говорить. Вы обещали, — напоминаю ей. — Я не хочу, чтобы знали, да… особенно Герман… Но дело не только в этом.
— А в чем?
— Тот фонд, который взялся за сбор денег для нас… там, в общем, свои правила. И по их правилам нельзя вести параллельный сбор. Какие-то фонды такое допускают, но вот тот, который нам помогает… словом, нас предупредили, что делать так не стоит.
— А зачем тогда вы выбрали его? Ведь эффективнее, если помощь будет отовсюду.
— Не мы выбрали. Мы обратились сразу в несколько. Но везде ведь очереди. Просителей на самом деле очень много… Некоторые просто отказали, потому что сумма большая и лечение за границей. А этот фонд крупный. И они нас даже взяли без очереди из-за срочности… Так что не надо, пожалуйста…
Она растерянно смотрит на меня. Потом кивает, мол, понятно, но выглядит при этом сильно расстроенной. Я хочу сказать ей что-нибудь хорошее, но кроме банального «спасибо» слов не нахожу.
— Ну ладно, идем, — берет она меня под руку. — Скоро звонок.
В фойе меня поджидает Герман, и мы вместе идем в класс. Не знаю уж, из-за Олеси Владимировны или ещё почему, но никто из наших вчерашний мой позор не вспоминает. Вообще на мое появление не реагируют. Ну разве только Михайловская смотрит недобро — и то, когда я оглядываюсь, сразу отводит взгляд.
После школы мы до самого вечера гуляем с Германом, а когда возвращаюсь домой — с удивлением обнаруживаю в дверях классную.
— Леночка, ну хоть ты уговори Олесю Владимировну. Предлагаю хоть чаю выпить — ни в какую. Заодно поговорили бы.
— Я спешу, поздно уже. Да и меня там ждут, — говорит она, пряча от меня взгляд. — Но спасибо, как-нибудь в другой раз.
Я действительно видела у наших ворот чужую машину. За рулем сидел молодой мужчина, который явно кого-то поджидал.
— Обязательно приходите, — говорю я искренне. — Мы всегда вам будем очень рады.
И тут я замечаю у бабушки в руке пухлый конверт.
— Это… — указываю я рукой. — Что это?
— Да вот, Олеся Владимировна принесла деньги, — отвечает бабушка сконфуженно. — Я отказывалась, но…
Я ошарашенно смотрю на классную, не находя слов.
— Я никому ничего не говорила, — будто оправдывается Олеся Владимировна. — Только своему жениху, но он… за него не беспокойся. Никакой сбор я не устраивала. Это наши с ним личные сбережения. Здесь, конечно, мало, всего двести тысяч, но… хоть что-то. Уже чуть быстрее соберете.
— Мы не можем… не можем их взять, — качаю я головой.
— Можете. Лена, пойми. Эти деньги, они тебе сейчас нужнее. Мы ведь просто хотели летом свадьбу устроить, но сейчас думаем: а зачем? Чем пить-гулять два дня толпой лучше на что-то действительно важное…
— Я не могу, — упрямо качаю головой. — Нет-нет. Бабушка, скажи!
Но бабушка молчит. Смотрит виновато и молчит.
— Лена, не упрямься. Это всё ложный стыд. Ты ведь не выпрашивала, не требовала, я сама так хочу. И мой Игорь полностью меня поддерживает в этом. И потом, мы же не последнюю рубашку с себя сняли. У нас еще осталось. И мы все равно поженимся в августе. Просто чуть скромнее. В кругу родных и близких. Понимаешь, я бы все равно не смогла гулять, веселиться на эти деньги… А вот если у тебя всё получится, это будет для меня лучший подарок.
— Леночка, — подает голос бабушка, — мы потом потихоньку будем отдавать, но сейчас… нам нужна любая возможность…
— Но… — пытаюсь спорить я и беспомощно замолкаю. Хочу им обеим возразить, но в горле ком. В груди щемит и глаза жжет, будто вот-вот заплачу. Смотрю на Олесю Владимировну, а она вдруг подается ко мне и в следующую секунду меня обнимает.


50. Герман

Почти весь апрель Лена пропускала школу. Ну ладно, не весь. Недели две. Чем она болела — упорно не говорит. Сначала я допытывался, выспрашивал. Потом решил — наверное, у нее что-то такое, о чем ей говорить просто неловко. Ну, может, по-женски, например, или еще что-нибудь подобное. Иначе зачем бы ей увиливать от ответа?
В школе без нее в те дни было тоскливо. Я изнемогал. И всё думал: а как же тогда будет потом? Когда между нами будет восемь тысяч километров…
А самое паршивое, что это «потом» — уже так катастрофически скоро. Я не хочу об этом думать и не могу не думать. Это отравляет даже те моменты, когда мы наедине. Целую ее, а на сердце тяжесть. И с каждым днем давит всё сильнее, будто кто-то потихоньку опускает пресс.
Я и сам не знал, что можно так сильно привязаться к человеку. Это реально как зависимость. Во всяком случае явно что-то нездоровое. Потому что, когда Лены не было, меня скручивало от тоски. Чем бы она там ни болела, я болел вместе с ней.
И долго не мог сказать ей о том, что скоро уезжаю. Просто не знал как. Ну и не хотел совсем всё портить. И без того Лена в последнее время грустила.
Но в итоге, конечно, всё всплыло. Бабушка эта ее привязалась ко мне с расспросами… Я ничего против нее не имею, она приятная, добрая, Лена ее любит, но вышло тогда по ощущениям как-то стремно.
Хорошо хоть Лена не стала обижаться. Спросила только: надолго ли я уеду. И я снова не смог выложить всю правду. Сказал, что учеба там четыре года, умолчав про остальное. Так она и то сильно расстроилась, чуть не заплакала. И как ей сказать, что после учебы я там останусь насовсем? Что буду там жить и работать в дочерней компании отца? И даже если вернусь сюда, то ненадолго, типа в отпуск. И то неизвестно когда.
Потом возникла шальная мысль позвать Лену с собой. Правда, что она там делать будет — большой вопрос, но, в принципе, всегда можно что-нибудь придумать. Отца бы я уломал. Но Лена отказалась.
— Я бы, может, и хотела, но не могу.
— Почему? — не понимал я. В тот момент эта идея казалась отличной.
— Просто не могу… по разным причинам… — лепетала она.
— По каким, например?
— Ну… у меня же бабушка старенькая. Я не могу ее тут бросить одну.
Короче, тупик.
Отец же, наоборот, ходил воодушевленный. Постоянно заводил разговор о скором отъезде, о моем будущем, о больших перспективах. А мне всё это как соль на открытую рану.
***
Вечером мы гуляли с Леной. Сначала бродили бездумно, нарезая круги по набережной. Потом сидели в сквере. Было тепло, почти как летом, но у нее почему-то мерзли руки. Я грел ее ладошки, ее тоненькие пальчики, но они все равно оставались холодными. И сама она зябла, но зайти в кафе упрямо отказывалась. У меня же, наоборот, внутри пекло нестерпимо. Лена о чем-то рассказывала, а я только и думал, что нам осталось полтора месяца.
Забавно, два года назад я ненавидел этот город. Мечтал скорее вернуться обратно, в Калгари. А теперь он казался мне самым прекрасным местом на земле. И всё из-за нее, из-за Лены. Я ее, наверное, люблю, подумалось вдруг.
Она же, ничего не подозревая, щебетала о какой-то ерунде. Потом поймала мой взгляд и тотчас смутилась.
— Ты так смотришь иногда, что мне не по себе становится, — розовея, сообщила она.
— Я просто любуюсь. Ты — красивая, — улыбнулся я.
Нежно-розовый румянец стал алым.
— Спасибо, но…
— Без «но». Ты — самая красивая.
Это так. Ветер перебирал ее светлые локоны, а в огромных карих глазах искрилось заходящее солнце. И эта ее застенчивая улыбка — прямо мой личный фетиш. Остановить бы этот миг…
— Герман, а ты когда уезжаешь? — спросила она вдруг.
— Через три дня после выпускного. Двадцать третьего июня.
Наверное, физиономия у меня сразу стала мрачной, потому что Лена тут же тронула меня за руку и заговорила с напускной веселостью.
— А давай сделаем вид, что ты никуда не уезжаешь? Просто забудем об этом и всё. Притворимся, что у нас все впереди, ну и… будем просто радоваться каждому дню, пока мы вместе…
Я, само собой, бесконечно далек от такого наивного самообмана, но подыграл ей, даже улыбку выдавил:
— Давай.
***
За ужином отец снова принялся строить планы.
— Там же два года и уже бакалавр, так? А через четыре — магистр? Я вот что думаю… Ты этот год отучись, ну так, серьезно. А потом будешь совмещать учебу с работой. Чтобы быстрее вникнуть в процесс, изучить, так сказать, все изнутри, не теряя времени… Учеба — это прекрасно, но без практики никуда. А получишь диплом — кресло твое. И ты уже будешь понимать, что к чему. Нойр будет, конечно, недоволен. В принципе, он всегда знал, что руководит компанией только, пока ты не займешь его место. Но он-то рассчитывал, что пока ты выучишься, пока опыта наберешься, он еще лет десять будет…
— Я не поеду в Канаду, — прерываю я его речь.
— Нойр — конечно, толковый, даже слишком. Но второй ролью он довольствоваться не станет, так что придется его отправить…
— Ты меня не слышишь? Я никуда не поеду.
— … на заслуженный отдых… — по инерции договаривает отец. Затем переспрашивает, хмурясь: — То есть как не поедешь? Ты о чем?
— Я хочу остаться здесь. Здесь тоже есть вузы.
— Это ты сейчас так шутишь, надеюсь?
Я никак не комментирую последнюю реплику, только смотрю на него серьезно.
— Герман, ты не приболел? Ты что за ересь несешь?
— Я могу поступить в любой местный вуз. И жить тут, с тобой. И работать потом здесь, у тебя.
— Какой местный вуз?! — отец яростно вытирает губы и отшвыривает тканевую салфетку. — Может, сразу в техникум? Чего мелочиться?
— Ты же сам закончил местный политех.
— Потому что тогда, к сожалению, у меня не было таких возможностей, какие есть у тебя. Пренебречь ими — это преступная глупость. Какой дурак откажется от лучшего образования, от лучшего будущего?! И зачем?! Ради чего?
— Просто мне здесь нравится.
— Знаем мы, кто тебе нравится. Все дело в той девочке, однокласснице твоей, так? И ты готов похерить свое будущее ради ее прелестей? Ты вообще в своем уме?
Отец вскакивает из-за стола и начинает вышагивать туда-сюда, негодуя. Я сижу, откинувшись на спинку стула, и наблюдаю за ним молча. Сейчас что ему ни скажи — он все равно не поймет и примет в штыки. Да и потом вряд ли поймет. Только это ничего не изменит. Я уже решил, что останусь, даже если потом пожалею. А ему придется смириться.
— Как тебе такой бред только в голову мог прийти?! — клокочет отец, размахивая руками. — Черт, я ушам своим не верю, что мой сын всерьез может об этом рассуждать! Остаться здесь! Нас***ть на образование, на карьеру, на всё! Ради какой-то девочки… тьфу…
Шумно выдохнув, он опускается на стул рядом со мной. Заглядывает в глаза.
— Уж не беременна ли она от тебя? — осеняет его внезапная мысль.
— Нет.
— Ты скажи, если так. Я пойму. Это нормально, это естественно. Эти дурочки малолетние…
— Я же сказал, что нет.
— Ну а вы с ней уже… — тон его меняется.
— Нет, — резко прерываю его.
— То есть ничего такого у вас даже и не было? — хмыкнув, отец качает головой.
Я встаю из-за стола, собираюсь идти к себе.
— Ты думаешь, наверное, это любовь. До гроба, — усмехается отец. — Она — вся такая светлая, неземная. Ну-ну. Не, я понимаю. Ты — молодой, кровь горячая, гормоны. Все это не дает думать трезво и здраво. То-то вон ты как напряжен… Свози лучше свою девочку на выходные, например, в наш дом в Листвянке. Развлекись с ней там хорошенько. Получи от нее всё, что хочется. А дурь эту выброси из головы. И чтобы больше я этот бред от тебя даже не слышал.

51. Лена

На майские праздники все наши поехали на остров Ольхон. Организовала поездку мама Агеевой, как председатель родительского комитета. Я бы, конечно, очень хотела съездить со всеми. Природа там божественная. Но увы. Это слишком далеко от города — часов пять-шесть на автобусе, потом — на пароме. Страшно. Вдруг что случится — не выберешься и помощи не дождешься. Да и деньги теперь мы с бабушкой особо не тратим — каждый рубль откладываем, а поездка недешевая.
Герман тоже отказался. Хотя наши девчонки и мама Агеевой его очень уговаривали. Мне он сказал, что делать ему там без меня нечего. Я бы не огорчилась, если бы он поехал, честно. Но от его слов стало приятно.
В пятницу в классе царил ажиотаж — наши отправлялись от школы сразу после уроков. Тоже инициатива родительского комитета — чтобы зря не терять время. Заявились кто в чем горазд вместо привычной формы, и Олеся Владимировна получила выволочку от директрисы.
Когда мы с Германом выходили из школы, наши как раз садились в автобус. Я даже немножко им завидовала.
А вечером Герман вдруг позвонил и позвал поехать с ним в Листвянку. Вдвоем! С ночевкой! Сказал, что у них там небольшой домик прямо на берегу Байкала.
— Ты же хотела увидеть Байкал — ну вот, увидишь. Можно еще на катере покататься… — соблазнял он.
Я сначала растерялась, потом разволновалась не на шутку.
— Даже не знаю, — лепетала я неуверенно.
— Что тут знать? Тебе же хочется поехать — значит, поедем, — твердо сказал Герман. И как будто я уже согласилась, добавил: — Завтра в десять утра заеду за тобой.
Легко сказать: раз хочешь — поедем. А как вот мне бабушке сообщить, что я уеду с мальчиком на целую ночь, когда она и в школу-то отпускает меня с тяжелым сердцем?
Но Герман прав в одном — мне безумно хотелось побывать на Байкале хоть раз. А теперь — особенно.
Бабушка, конечно, всполошилась, едва я затеяла этот разговор.
— Да ты что, Леночка? А если там что-то случится?
— Ну, почему сразу должно что-то случиться? И потом, Листвянка же близко, всего час на автобусе, а на своей машине — еще быстрее. А Герман же с водителем. Если что — сразу отвезет. Ну, пожалуйста, бабушка! Разреши поехать. Я так давно мечтала…
— На ночь… — бабушка расстроенно качала головой. — Зачем на ночь, если ехать недолго? Можно ведь погулять днем, а вечером домой вернуться… А я знаю, зачем. Герман твой — взрослый парень. Понятно, что ему нужно…
Я даже возразить ей ничего не могла. Потому что она, наверное, права. В другой ситуации я бы рассуждала так же и, конечно, ни за что бы не поехала. Но сейчас у меня изменилось отношение ко всему. Многое стало казаться не таким уж важным, а то и вовсе незначительным. А еще появилось какое-то безрассудное стремление взять от жизни всё, что можно, всё, что успею.
— И ты должна бы это понимать, не маленькая… — продолжала бабушка.
— Я понимаю, — ответила я, чувствуя, как стыдливо полыхает лицо.
— И что? — чуть ли не с ужасом спросила бабушка. — И ты все равно хочешь с ним туда поехать? Господи, Леночка! Это же неприлично… Кошмар какой… А как же элементарная девичья честь?
— Бабушка, миленькая, неужели ты думаешь, что меня сейчас беспокоят честь и приличия? — неожиданно для себя самой заплакала я. — Да мне уже все равно… прилично или неприлично… мне просто хочется немножко побыть счастливой…
Бабушка и сама смотрела на меня, чуть не плача.
— Ладно, — всхлипнув, я утерла слезы. — Ладно, я поняла. Я сейчас позвоню Герману и скажу, что никуда не поеду.
Я взялась за телефон, но бабушка придержала мою руку:
— Хорошо, можешь поехать. Я разрешаю.
***
В десять утра Герман как штык уже на пороге. Пройти отказывается, стоит ждет у дверей, глядя на меня с полуулыбкой. Он красивый такой, аж сердце заходится. Но бабушка с ним сегодня разговаривает сухо. Она у меня тактичная — ничего лишнего не скажет, но по тону слышно. Тем не менее в напутствие она желает нам хорошо отдохнуть.
— Твоя бабушка на меня обиделась? — спрашивает Герман, когда мы садимся в машину.
— Нет, она просто за меня переживает, — заверяю его я.
Дорога занимает меньше часа, в пути мы почти не разговариваем. Как-то неудобно при его водителе. А потом, когда едем вдоль Байкала, и вовсе забываюсь, жадно любуясь бескрайней синевой озера, сливающейся на горизонте с таким же синим, чистым небом.
Дом их действительно стоит совсем близко от берега, на невысоком каменистом мысе. Правда его окружают ели и сосны, но со второго этажа открывается шикарный вид на озеро. И первые полчаса я от окна просто не отлипаю, пока Герман чем-то занят во дворе.
Затем обхожу весь дом — Герман, конечно, слегка поскромничал, назвав эти хоромы «небольшим домиком». На первом этаже — большая кухня и гостиная с камином. А на втором — две спальни. А еще мансарда, терраса и огромный двор с какими-то постройками — по-моему, гаражом и баней. Ну и просторной беседкой, где я и обнаруживаю Германа. Он вместе с Василием жарит на мангале шашлык.
— Еще минут пятнадцать и будет готово, — подмигивает мне водитель. Я лишь смущенно улыбаюсь в ответ. — А вечером затоплю вам баньку.
Обедаем мы прямо там же, в беседке. Стыдно сказать, но шашлык я ела всего пару раз в жизни и совершенно не помнила его вкус. А он, оказывается, такой вкусный, что язык проглотить можно. Еще и аппетит у меня вдруг зверский просыпается, аж неловко.
После обеда Василий отвозит нас в Листвянку, сам паркуется возле высокого, очень красивого здания с широкой лестницей, зеркальными дверями и вывеской: отель «Маяк». Я разглядываю его с восхищением. И вообще я только и делаю, что с зачарованным видом кручу головой по сторонам. Но здесь правда так хорошо, просто невероятно! Герман же смотрит лишь на меня с благодушной снисходительной улыбкой. Наверное, я ему сейчас кажусь восторженной дурочкой. Ну и пусть.
— Гуляйте, дети, — говорит Василий. — Буду ждать вас здесь.
Герман ведет меня к пристани, и вскоре мы отчаливаем на теплоходе от берега. Через несколько минут поселок уже далеко, а вокруг только сине-зеленые волны. Я упиваюсь этой красотой, свежим пьянящим воздухом, криками чаек, свободой. Меня переполняют ощущения, такие острые и яркие, что кричать охота. И смеяться. И плакать. Правда, затем мне становится холодно. Но Герман приносит из каюты плед, накидывает на плечи, еще и обнимает меня, прижимая к себе покрепче. В конце концов, мерзнет только нос, но я чувствую себя бесконечно счастливой.
Возвращаемся в их дом мы уже затемно. Пьем на кухне горячий чай, болтаем, смеемся. Затем идем спать. И вот тут на меня ни с того ни с сего нападает паника. Я вдруг осознаю, что боюсь, что не готова. Но Герман желает спокойной ночи Василию, уверенно берет меня за руку и ведет на второй этаж. Там же две спальни, успокаиваю я себя. Я ему скажу, он поймет… Он же всегда меня понимает…
На лестнице сейчас полумрак. Герман выпускает мою ладонь и приобнимает меня за талию. Я чувствую его руку у себя на пояснице, и она даже сквозь одежду кажется очень горячей, прямо раскаленной. Сама я при этом дрожу, как от озноба. Да меня вообще колотит.
— Ты так дрожишь, — замечает Герман. — Замерзла?
Сглотнув, киваю. Но на самом деле это волнение и страх. У меня даже ноги деревенеют. Я не боюсь Германа, абсолютно. Но я боюсь того, что может произойти. Как это глупо, наверное…
— А где я спать буду? — спрашиваю его. Во рту вмиг пересыхает, и голос звучит глухо.
Герман указывает на дверь той комнаты, где я днем любовалась озером. И легонько подталкивает меня к ней.
— А ты где? — выдыхаю чуть слышно.
— Здесь же, — отвечает мне в затылок, и спину тотчас осыпает мурашками.
— Но… Герман… я… — от волнения я чуть ли не заикаюсь.
Мы входим в комнату. Он зажигает свет, разворачивает к себе, берет за плечи и заглядывает в лицо.
— Лен, ты чего? Ты что, думаешь, я на тебя сейчас тут накинусь? — говорит Герман с неподдельным удивлением.
— Нет, — качаю головой растерянно. — Просто я…
Я беспомощно замолкаю. Я даже не знаю, как сформулировать толком свою мысль, свои глупые страхи.
— Лен, ты окоченеешь ночью тут одна. Видишь, уже сейчас холодно. Под утро вообще дубак будет. Дом-то летний. Ну и в отцовской комнате неохота, там... Короче, нам придется потесниться. Приставать не буду, обещаю. Если только самую малость… — смеется он и тут же добавляет серьезно: — Лен, я могу быть кем угодно, но тебе уж точно никогда ничего плохого не сделаю…

52. Лена

Мягко сжимая мои плечи, Герман продолжает меня успокаивать:
— Я не сделаю ничего из того, что ты не захочешь.
— Я знаю, — тихо произношу я, а сама никак не могу совладать с волнением. Сердце стучит гулко, громко. Внутренняя дрожь не утихает, даже наоборот — становится сильнее.
Герман медленно опускает руки, скользя по моим предплечьям.
— Ложись тогда, — с улыбкой говорит он. — Можешь прямо в одежде, если сильно стесняешься. А я сейчас приду. Принесу еще пару пледов.
Он выходит из комнаты. Конечно, я сильно стесняюсь! Но, поколебавшись, я все-таки снимаю джинсы и толстовку. Но рубашку оставляю. Она достаточно длинная и теплая, байковая. Хорошо, что бабушка уговорила меня ее надеть. Затем ныряю под одеяло.
Постель ледяная. И я уже не просто дрожу, а отстукиваю зубами дробь. Спустя минуту возвращается Герман с шерстяным покрывалом. Накидывает поверх одеяла, потом начинает раздеваться. Медленно так, расстёгивает на черной джинсовой рубашке пуговицу за пуговицей, при этом неотрывно глядя на меня. Я не выдерживаю, отворачиваюсь к стене и закрываю глаза. Я не слышу шороха от его движений — я слышу лишь неистовый стук своего сердца. Оно бухает как тяжелый молот. Затем свет гаснет, и пульс разгоняется до предела. Боже, я не выдержу…
А когда чувствую за спиной, что Герман ложится в кровать, буквально вытягиваюсь в струнку, звенящую от напряжения. Но он лишь целует меня в макушку, тихо шепчет: «Нежных снов, Лена» и… всё. Правда, и этого скромного поцелуя хватает, чтобы на руках и на загривке волоски встали дыбом.
Несколько минут я еще лежу, едва дыша, не шевелясь, со страхом и каким-то томительным волнением ожидая, что Герман меня коснется. Мне и хочется его прикосновений, и страшно. Но ничего не происходит, и я потихоньку успокаиваюсь. Согреваюсь и незаметно засыпаю. А пробуждаюсь первой.
Кажется, всего на миг глаза сомкнула, но уже утро и комната залита солнцем. Выныривать из-под одеяла не хочется. Я осторожно поворачиваюсь к Герману. Он спит, лежа на животе и заложив руки под подушку. Лицо его кажется сейчас таким безмятежным и расслабленным. И таким родным. Привстав на локте, я наклоняюсь к нему. Смотрю на него, любуюсь, пока можно вот так, вблизи, в открытую его разглядывать. И запоминать. Крохотную черную точку-родинку на виске, идеальные темные брови, губы… Губы у Германа такие мягкие, чувственные…
Теперь могу сказать себе откровенно: я люблю его. Я так сильно его люблю, что в груди щемит. И не представляю, если честно, как буду, когда он уедет. Стоит лишь подумать об этом, и такая тоска сжимает сердце.
На силу отгоняю тяжелые мысли. Говорю себе, главное — сейчас я счастлива. Всё остальное — потом.
И тут Герман открывает глаза. А у меня ощущение, будто он застал меня врасплох. Непроизвольно отпрянув, я откидываюсь на спину, а лицо вообще поворачиваю к стене.
— Стой, — приподнимается он. — Ну, стой же.
Высвобождает одну руку из-под подушки, обхватывает меня за плечи, тянет к себе.
— Давай еще поспим немного, — говорю я, не сдвигаясь с места. И для убедительности закрываю глаза.
Спать мне, конечно же, не хочется, а теперь — тем более. Просто мне ужасно неловко, что я так откровенно его рассматривала. Подумает, что я какая-нибудь одержимая влюбленная дурочка.
А еще боюсь, что у меня дыхание после сна несвежее. Сама себя не чувствую, но вдруг? Лучше бы я, чем так пялиться на него, потихоньку сходила зубы почистила.
Но Герман придвигается ближе, а затем и вовсе оказывается сверху, нависая надо мной. Смотрит на меня, а у самого глаза смеются.
— Попалась, — говорит в шутку. И я подмечаю, что у него-то как раз все хорошо с дыханием. И еще крепче сжимаю губы.
— Доброе утро, Лена.
Не дожидаясь ответа, он наклоняется, целует меня в кончик носа, потом в скулу, в уголок рта. Затем покрывает легкими поцелуями все лицо. И я, конечно, млею от удовольствия. Молчу, но улыбаюсь.
Герман скатывается с меня на бок и, подперев голову рукой, разглядывает меня так же, как я его разглядывала пять минут назад.
— Как спалось?
Натянув одеяло к носу, отвечаю:
— Хорошо.
Наверное, он разгадал мою уловку, потому что затем говорит:
— От тебя так сладко пахнет. Молочком. Как от младенца.
— Скажешь тоже, — смущаюсь я.
— Дурею просто от твоего запаха…
Герман снова наклоняется и целует, теперь уже в губы. Сначала нежно, затем все настойчивее, нетерпеливее, жарче. Я тоже распаляюсь вместе с ним, быстро забыв смущение. Чувствую, как его пальцы хаотично перебирают мои волосы, слышу его сбившееся дыхание, ощущаю, как сильно и часто колотится его сердце. Или мое?
Прерывает поцелуй он так внезапно и резко, что я ничего не успеваю понять. Просто вдруг с рваным вздохом откидывается на спину. Я распахиваю глаза и недоуменно смотрю на него.
А он лежит рядом, словно окаменев. Закинул на лицо согнутую в локте руку, прикрыв ею глаза, и губы сжал так, что желваки напряглись. Только грудь его вздымается тяжело и дыхание прерывистое и шумное. Но вскоре и оно выравнивается.
Он меня бережет, догадываюсь я. И это меня почему-то так трогает, что я чуть не плачу.
— Ты такой хороший, — в избытке чувств шепчу я. Громче сказать не получается — горло перехватило. Я вообще в последнее время стала очень сентиментальной. Чуть что — сразу в слезы.
Он убирает с лица руку. Скосив взгляд, смотрит на меня очень серьезно.
— Да какой там хороший, — произносит с тяжелым вздохом.
— Ты — самый лучший, Герман, — настаиваю я. — Ты столько делаешь для меня...
— Да уж… Знаешь, почему эта дура Соня Шумилова с тобой поссорилась? Потому что я… — он замолкает, закусив нижнюю губу.
Я вижу, что ему трудно признаться. И, наверное, даже не хочу знать то, что он собирается сказать. Не хочу, чтобы что-то омрачило это чудесное утро. Или даже разрушило. Но молчу. И, поколебавшись, он продолжает:
— В общем, — не глядя на меня, глухо произносит Герман, — это из-за меня вы с ней поссорились. В смысле, я к этому руку приложил, хоть изначально и не собирался. Ямпольский тогда типа подкатывал к Шумиловой. Чтобы вас рассорить. Его подослали наши, зная, что Шумилова в него влюблена. Он там плел ей какую-то пургу. А она сидела, как дура, развесив уши. Но, когда он попросил ее прекратить с тобой общаться, она отказалась. Залепетала, что она так поступить с тобой не может. Ямпольский психанул, мол, она — тупая, даже не въезжает ни во что, в смысле, не понимает, что от нее хотят. А я…
Герман снова замолкает на несколько секунд. Собирается с мыслями, а затем на одном дыхании произносит:
— А я сказал ему, что он сам тупой. Если ему так надо было вас рассорить, то стоило подкатывать к тебе. И тогда бы даже просить Шумилову ни о чем не пришлось. Вот он и стал к тебе лезть, ну и с три короба нагородил про тебя Шумиловой.
Герман тяжело выдыхает. Поворачивается ко мне и смотрит мрачно, даже обреченно, будто ждет от меня самого плохого. А я вспоминаю, как кричала на меня Сонька. Как обзывала предательницей. Как легко она всему поверила и как запросто растоптала нашу дружбу.
— Зачем ты это сделал? — выдавливаю из себя. В груди как будто образовался огромный ледяной ком.
Взгляд его становится еще более виноватым.
— Это были эмоции.
— Какие эмоции? О чем ты? — не понимаю я.
Он молчит, терзает нижнюю губу. Потом вдруг поворачивается ко мне всем корпусом, порывисто придвигается.
— Лен, я этого правда не хотел. На Шумилову мне вообще плевать было. Ляпнул так со зла. Ты даже не представляешь, как сильно я об этом пожалел. И сейчас жалею. Прости меня…
— Со зла? — переспрашиваю я. — Ты на меня злился? За что?
Герман смотрит на меня так, будто ему стыдно. И отвечать ему явно не хочется. Тем не менее отвечает:
— Думаю, что я тебя ревновал.
— К кому? — изумляюсь я.
— К кому, — хмыкнув, повторяет он. — К Чернышову. Ты же с ним так носилась… ах, Петя, мой Петя… Ну а в тот день наши вообще сказали, что видели, как вы накануне с ним целовались возле школы. А Черный это подтвердил.
— Но этого не было!
— Да понятно. Но тогда эмоции взяли верх. Хотя это не оправдание.
— Но мы же тогда с тобой не… да мы даже не общались!
— Ну и что. Мне ты нравилась. Я ревновал и злился. Теперь я бы так с тобой ни за что не поступил. Да и тогда тоже почти сразу же пожалел. Я потом сказал Шумиловой, что всё это гон. Думал, что вы помиритесь… Прости меня, Лена.
Не знаю, как бы я поступила в другой раз, при других обстоятельствах. Может, и позволила бы, как говорит Герман, эмоциям взять верх. Да, скорее всего обиделась бы, обвиняла бы его во всех грехах. Но сейчас у меня совсем другие приоритеты. Я просто не хочу тратить время на ссоры и обиды. Не хочу упиваться страданиями. К тому же он и сам себя вон как винит. И искренность его я тоже ценю. Он смотрит сейчас так пронзительно, что все внутри переворачивается.
— Спасибо, что рассказал мне правду, — после недолгой паузы говорю ему как можно спокойнее.
— И ты не… И всё?
Герман слегка ошарашен, по-моему.
— А ты хочешь, чтобы я устроила тебе скандал? Я могу! — заявляю я, пытаясь перевести этот тяжелый разговор в шутку.
Напряженный взгляд его постепенно смягчается. Наконец он улыбается тоже:
— Ну, если без мордобоя, то я потерплю…

53. Лена

До полудня мы бродим с Германом по берегу озера. Я слегка мерзну, потому что погода чуть подпортилась. Небо затянуло сизыми облаками, солнце скрылось. Но сидеть в доме не хочу. Когда еще я здесь побываю?
Байкал сегодня тоже неспокойный. Вода, вчера такая синяя, искрящаяся, сейчас кажется темно-свинцовой. То и дело на берег набегают с рокочущим шумом волны, оставляя на камнях белоснежные клочья пены. Но, боже, какой же тут воздух! Я им просто надышаться не могу.
Герман теперь, после утренних откровений, задумчив и молчалив. Он словно ушел в себя, глубоко погрузившись в свои мысли. Я не очень люблю, когда он такой. Потому что в эти моменты, хоть они и редки, возникает ощущение, что он отдалился, и мне невольно становится грустно. Правда сейчас такого чувства нет, может, потому что Герман держит меня за руку. Но все равно мне хочется поговорить.
— О чем ты сейчас думаешь? — нарушаю я в конце концов молчание.
— Что? — переспрашивает Герман, не сразу меня понимая.
Я повторяю вопрос.
— О тебе, конечно, — отвечает с усмешкой.
— Правда? И что же такого ты обо мне думал? Судя по выражению лица, что-то не особо хорошее.
— И какое же у меня было выражение? — улыбается он.
— Вот такое. — Я плотно сжимаю губы и сдвигаю брови к самой переносице. Себя я, конечно, не вижу, но, по моим внутренним ощущениям, мое лицо должно выглядеть сурово и грозно.
Но Германа это только веселит. Он коротко смеется, глядя на меня. Потом выпускает мою руку, но лишь затем, чтобы приобнять меня за плечи. Так мы и идем в обнимку дальше. В городе я бы так не решилась, а здесь — запросто.
— А можно вопрос? Не очень скромный…
— Тебе все можно, — благодушно разрешает он.
— А когда я тебе стала нравиться? Ты ведь меня раньше в упор не замечал… даже не здоровался. Потом… мы ругались только, ну, когда вся та история с Дэном случилась… Я думала, ты, как и все, плохо ко мне относишься, а тут вдруг выясняется, что ты ревновал…
— Ну, допустим, я с тобой никогда не ругался. Это ты у нас грозно махала шашкой, — говорит он, смеясь. — И плохо к тебе уж точно я никогда не относился. Но ты права, я как-то раньше не особо обращал на тебя внимание. Ну есть такая Лена Третьякова и есть. Да я не только тебя не замечал, а вообще… Я просто изнывал здесь от скуки, ну после того, как приехал из Калгари. Постоянно хотел назад вернуться. Школу нашу вообще всерьез не воспринимал. Учителей — тоже. Про класс — вообще молчу. И тут вдруг ты, борец за справедливость, выступила в одиночку против всех… Не побоялась. Это вышло круто. То есть я предполагал, что ты захочешь рассказать правду, но почему-то думал, что просто пойдешь и нажалуешься по-тихому. А ты вот так, при всех, в открытую… Я, может, тогда и не сразу понял, что к чему, но изначально ты меня именно этим зацепила… Ну и к тому же ты очень красивая и очень хорошая, — добавил он с обезоруживающей улыбкой.
— А я тогда на тебя очень злилась. И за Жуковского, и за англичанку, и за Петьку. Прямо врагом номер один своим считала…
— Понимаю, — кивнув, невесело усмехается Герман. — Есть за что. Хорошо, что ты не злопамятная и умеешь прощать. А то бы мне несладко пришлось.
— А ты? Ты умеешь прощать?
— Нет, — коротко отрезал Герман.
— Вот как? — у меня вырывается смешок. — То есть, если я тебя вдруг обижу, ты меня не простишь?
Герман прижимает меня к себе крепче.
— Прощу-прощу, хотя не могу себе даже представить, чтобы ты меня чем-то обидела. А вообще, я — да, злопамятный и ужасно мстительный.
Я не могу понять, шутит он или нет. Говорит он, конечно, веселым тоном, но ведь в каждой шутке…
— А что, по-твоему, нельзя простить? Ну, то есть, чего бы ты сам не смог никогда простить?
— Другим — ничего бы прощать не стал. А тебе… ну, разве только предательство, и то — смотря какое. Попытался бы, наверное, понять. Измену бы не простил! Однозначно. — Герман разворачивается ко мне и делает страшное лицо. — Явился бы к тебе в ночи, как мавр…
— Ой, да, ты же у нас, оказывается, тот еще Отелло, — смеюсь я.
— А то!
— А там, в Канаде, у тебя была девушка? — осмелев, спрашиваю я.
— В смысле, подруга? Была, — запросто отвечает Герман.
А мне становится так неприятно. Глупо, конечно. Это же когда себе было! Меня он тогда и знать не знал. А с другой стороны — скоро он туда вернется, встретит ее и… Настроение моментально портится.
— А кто она?
Герман пожимает плечами.
— Просто девушка. Лора. Мы вместе учились и жили в одном кампусе.
— Она тебе очень нравилась? — зачем-то дальше травлю себе душу.
— Я хорошо к ней относился. Ты с собой сейчас, что ли, сравниваешь? Не сравнивай. Это вообще другое. С моей стороны там была, наверное, просто дружба. Да и какая дружба… Так, общались, тусовались вместе, хотя я так себе тусовщик. Всякие вечеринки, пьянки, всё такое — мимо, я вообще не любитель. А Лоре нравилось веселиться. Из-за этого, ну и не только, часто ссорились. То есть она обижалась, ссорилась, потом мирилась. Ну и в итоге назло мне спуталась с одним… Был там у нас в колледже один урод. Считал себя пупом земли. С какими-то графскими корнями и королевскими замашками. Мы с ним друг друга искренне терпеть не могли. Чуть ли не с первого взгляда. И с Лорой он тоже замутил только для того, чтобы меня уязвить. А потом бросил ее и слил видео с ней в интернет.
— Какое видео?
Герман бросает на меня снисходительный взгляд.
— Откровенное.
— Ах… — понимаю я. — Ужас какой… И что?
— Лора уехала. Не выдержала прессинга. Там, конечно, с этим делом попроще, но тоже знаешь… мало приятного.
— А ты что?
— А я сделал так, что этот граф вслед за Лорой убрался из колледжа.
— Как?
Герман хмурится. Я давно заметила, когда ему не хочется отвечать — он хмурит брови.
— У всех есть свои слабые места, — в конце концов расплывчато отвечает он.
— Отомстил, значит?
— Око за око, позор за позор…
— Страшный ты человек, Герман Горр.
— А два часа назад был хорошим, — смеясь, припоминает он.
— А я от своих слов и не отказываюсь, — улыбаюсь я. — Ты — хороший, но и опасный.
— Да ты что. Я вообще как кузнечик, не трогаю козявок и с мухами дружу… — шутит он, но затем, посерьезнев, говорит: — Тебя я никогда не обижу, чтобы ни случилось, я уже тебе говорил.
— А ты будешь приезжать на каникулы? — задаю ему самый больной вопрос. — У вас же будут каникулы? Хотя бы раз в год…
А потом, наплевав на стыд и стеснение, тихо добавляю:
— Я ждать тебя буду…
Смотрю на него с надеждой и страхом, а в ответ ловлю такой щемящий взгляд, полный нежности. Герман прижимает меня к себе, легонько потираясь подбородком о мою макушку.
— Я сказал отцу, что никуда не поеду.
— Как? — не верю своим ушам.
— Сказал ему, что здесь останусь.
— Из-за меня? — выдыхаю я, чувствуя, как сердце срывается вскачь.
— Угу. Как же я тут тебя оставлю? — шепчет он.
— А он что?
— Отец? Ну, ему не очень понравилось… Но это же моя жизнь, мне решать. Так что смирится.
— Я… я не знаю, что сказать… ты… боже… — бормочу я бессвязно. У меня опять щиплет глаза. — Герман, ты… неужели мы не расстанемся? Я поверить боюсь… Нет, я понимаю, что тебе нужно уехать. Это же твое будущее. Я не смею тебя держать. И не хочу, чтобы из-за меня ты ломал свое будущее, но… я так не хочу расставаться с тобой. Я хочу, чтоб ты знал… даже если ты уедешь, я тебя дождусь… подумаешь, четыре года…
— Я не уеду. Никуда ты от меня теперь не денешься, — говорит он, целуя в макушку.
***
С прогулки я возвращаюсь как пьяная — от счастья. Мне до сих пор не верится, что Герман остается! Он всё бросает ради меня! Мне стыдно, что я так радуюсь, ведь, если так подумать, он лишает себя прекрасного образования и, может, еще каких-то перспектив. Но я же его не просила. Честное слово, никогда его об этом не просила. Герман сказал: это его решение, усыпляю я свою совесть. И потом, история знает случаи, когда и короли отказывались от трона ради любви. И были счастливы. А как я-то счастлива!
Тоска, которая все это время точила меня, медленно отступает. Как будто внутри тает ледяной ком, и по венам растекается тепло.
На обед Василий приносит омуль горячего копчения и свежий, еще теплый хлеб. Я не большой любитель рыбы, но тут язык можно проглотить.
Уезжаю с неохотой — так мне тут понравилось. Но в дороге нам весело. Я заливисто смеюсь над шутками Василия и Германа. И обожаю сейчас весь мир. И верю, впервые верю, даже нет, знаю точно — всё будет хорошо. И с операцией, и вообще. Меня буквально захлестывает от предчувствия чего-то доброго и светлого.
Домой влетаю как на крыльях. Раздеваюсь, напеваю, пританцовываю на глазах изумленной бабушки.
— Гляжу, поездка прошла хорошо? — спрашивает она.
— Замечательно! Великолепно! — порывисто обнимаю ее, целую в теплую мягкую щеку. — Бабушка, я так тебя люблю!
— Как Герман?
— Германа тоже люблю.
— А что вы делали? Чем занимались? Как вообще… Мне же интересно.
— Ничего такого у нас не было, — утоляю я первым делом ее главное беспокойство. Потом уже рассказываю по порядку, как мы гуляли, как катались на теплоходе, какой у Германа дом и, конечно, какое ошеломляющее впечатление на меня произвел Байкал.
Бабушка тоже как-то смягчается, словно заражаясь от меня оптимизмом. А то ведь она совсем сдала от постоянных страхов и переживаний.
А поздно вечером — мы уже спать легли — к нам прибегает тетя Люда, Петькина мать, вся растрёпанная, запыхавшаяся, в слезах. Руки дрожат.
— Что случилось, Людочка? — охает бабушка, запахивая халат. Я тоже выглядываю из-за своей перегородки.
— Беда… с Петрушей беда… — выкрикивает она и с глухим воем валится прямо на пол.
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Я впопыхах надеваю халат и тоже выхожу в коридор. Бабушка пытается поднять рыдающую тетю Люду с пола. А та словно в прострации — ни на что не реагирует. Только воет так горько, что мороз по коже.
Я подбегаю к ним и помогаю бабушке. Наконец нам удается усадить ее на стул. Но она все равно нас не слышит, не понимает. Сидя, качается взад-вперед, сотрясаясь от рыданий. Иногда что-то бормочет сквозь плач, но совсем невнятное.
— Господи, Людочка, да скажи же ты, что случилось? — испуганно восклицает бабушка. — Что с Петрушей? Он жив?
А у меня внутри все обмирает от ее слов. Потому что понимаю: с Петькой действительно произошло что-то очень-очень плохое. Иначе бы тетя Люда так убиваться просто не стала бы. Она не такая.
Нет, она любит, конечно, и Петьку, и Павлика — Петькиного младшего брата, но не сходит по ним с ума, как, например, моя бабушка по мне. Ее совсем не страшит, когда они допоздна на улице гуляют. Она и не спрашивала их никогда, куда, с кем, надолго ли уходят. Даже у Павлика, хотя тот только в третьем классе.
Бабушка к ней с советами не навязывалась, но всегда недоумевала, как можно не волноваться, не зная, где сейчас твой ребенок.
«А чего волноваться? Проголодаются — прибегут. Пацаны же. А трястись над ними каждую минуту — никаких нервов не хватит», — беззаботно отвечала тетя Люда.
А Петька и вовсе был доволен таким положением вещей. «Мать меня не контролирует», — важно говорил он всегда.
Ей не плевать на самом деле, просто она очень много работает. За двоих. И устает, конечно.
И сейчас видеть ее такой, обезумевшей от горя, очень страшно. За нее страшно, за Петьку — еще больше…
«Только бы он был жив, только бы…», — молюсь я про себя. Бабушка, приговаривая что-то под нос, уходит на кухню. Помешкав, я иду за ней.
— Может, скорую вызвать? — предлагаю ей.
Но бабушка, незаметно качнув мне головой, уже возвращается обратно со стаканом воды. Подает его тете Люде, но та не шевелится. Тогда бабушка сама, как маленькой, подносит стакан к губам, поит ее. Она на миг перестает реветь, нервно пьет, стуча зубами о край стакана. Вода льется мимо, стекает по подбородку на грудь, оставляя мокрые пятна на платье.
В комнате теперь пахнет лекарством. Видимо, бабушка накапала ей успокоительного. Но тетя Люда, пряча лицо в ладонях, еще какое-то время рыдает. Мы ее не трогаем пока. Только переглядываемся между собой тревожно.
Постепенно тетя Люда... нет, не успокаивается, но плачет тише, больше всхлипывает и икает.
— Людочка, ну что с тобой, милая? — бабушка присаживается рядом с ней и берет ее за руку.
— На Петрушу… напали сегодня вечером… избили его страшно… — сдавленно, прерывисто наконец говорит она.
— Господи! — охает бабушка. — Как же так? Кто?
Тетя Люда, зажмурившись, качает головой.
— Какое-то хулиганье…Они сначала к Павлику прицепились… возле «Пятерочки». Петя пошел купить пельменей… вечером уже… А Павлик еще гулял во дворе, на велике катался. Увидел Петьку и поехал за ним… Говорит, выпрашивал у него мороженое… Петруша его прогонял сначала. Велел домой идти, но Павлик же упрямый такой… Увязался за ним. Пока Петя был в магазине, Павлик его ждал, я так поняла. Наворачивал круги на своем велике. И вот к нему прицепилась какая-то шпана… Петя вышел — его нет, поискал, ну и увидел… Кинулся защищать Павлика. И они, подонки эти, его избили… так страшно… так ужасно…
— Ой, господи, ужас-то какой, — бормочет бабушка. — А Павлик как? Павлик цел?
— Павлик дома… цел… Он побежал звать людей, когда Петю стали бить… толпой… одного… сволочи!
— И неужто никто не вмешался?
— Не знаю, — стонет тетя Люда. — Павлик говорит, это не у входа… не у центрального входа, а у черного, сбоку, где грузят там… Не проходное место… Они там сидели, пиво пили. Зачем только этот дурачок туда сунулся со своим велосипедом! А эти… что за мрази, а? К ребенку лезть!
— Людочка, главное, Петруша — жив! — успокаивает ее бабушка. — И Павлик цел. Петя — молодчина. Он у тебя крепкий парень, поправится…
— Он в коме… в реанимации… — со стоном выдыхает она и снова начинает тихонько подвывать. — Ему голову разбили… Я только оттуда… из больницы… Сказали, состояние тяжелое…
Бабушка обнимает ее, а у самой тоже на глазах слезы.
— Не думай о плохом, Людочка. Он обязательно поправится. Выкарабкается, вот увидишь. Все хорошо будет с Петрушей…
Я тоже подсаживаюсь к ним. Бедный Петька, бедная тетя Люда… Если мне так страшно и больно за него, каково тогда ей!
— В полицию надо заявить, — говорит бабушка, когда тетя Люда чуть успокаивается. — Пусть их поймают, должны же быть свидетели, камеры… Хотя из больницы им и так сразу сообщают... Но это нелюди какие-то… Ни за что ни про что нападают…
Тетя Люда на ее слова лишь молча кивает, а потом вдруг вскидывается и обращается ко мне.
— Лен, ну почему Петя с вами не поехал на этот Ольхон? Все же ваши поехали. А он ни в какую не захотел и не говорит, почему.
Я пожимаю плечами.
— Я не знаю, я тоже не ездила.
— У него там что, с кем-то отношения испортились? Поругался с кем-то? Раньше он всё куда-то уходил, то с тобой, то к пацанам вашим, говорил. А последнее время вечно дома сидит. И ничего мне не рассказывает… Да и я тоже хороша. Сама ничего не спрашиваю. Сыт, обут и ладно…
— Не знаю, — повторяю тихо.
Я действительно не видела, чтобы Петька с кем-то из наших именно ругался. Ну вот только после той ситуации с Дэном на него весь класс ополчился, как и на меня. Но потом Петька предал меня, когда заманил в кафе, и наши с ним опять стали общаться. Хотя… не так, как раньше, конечно. Совсем не так. Это больше напоминало унизительное ерничанье, а не дружеское общение. И капитаном стал не он, а Шатохин.
Дурак все же Петька. Он так хотел вернуть расположение одноклассников, так рвался стать для них «своим», но, по-моему, все его попытки только еще сильнее ухудшали отношение к нему. Я не злорадствовала, честно. Мне и тогда было его, глупого, жалко. Но сейчас я так за него переживаю, всей душой… Хоть бы он поправился!
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— Не могу просто… так жалко… его так ужасно избили… ни за что ни про что… какие-то пьяные гопники… — сбивчиво, в нервном возбуждении рассказываю я Герману про Петьку на следующий день. — Мы сегодня утром ездили в больницу с бабушкой и его матерью. Тетя Люда, его мама, прямо не в себе… Полночи у нас прорыдала, да и сейчас постоянно плачет. А к Петьке нас не пустили. Он там в реанимации. В коме! Представляешь?
Герман слушает меня с каменным лицом. Мы гуляем по набережной, но я не могу ни говорить, ни думать ни о чем другом, кроме этого страшного события. На эмоциях я не сразу замечаю выражение его лица. И так же не сразу обращаю внимание, что Герман уже не держит меня за руку. Затем постепенно умолкаю.
— Что-то не так?
— В смысле? — приподнимает он бровь. Говорит Герман невозмутимо, но я чувствую его злость. Вернее, нет, не злость, а раздражение, хоть он и не подает виду.
— Ну… Петька в коме… — растерянно повторяю я. — Неужели тебе его совсем не жалко?
Нет, я понимаю, что Герман не любит Петьку. Но разве можно оставаться равнодушным к такой беде?
Герман смотрит на меня так, словно хочет сказать что-то жесткое, но сдерживает себя. В конце концов коротко отвечает:
— Прости, но нет.
Меня потрясает такое его безразличие.
— Как так можно? — вырывается у меня с невольным упреком.
— Можно — что? Не сочувствовать трусливому и лживому уроду, который тебя сто раз унизил и предал? Ну а мне не понять, как можно причитать из-за него, забыв все гадости, что он тебе сделал.
— Ты слишком строг к людям, Герман. Строг, нетерпим и безжалостен.
— Зато ты слишком жалостливая, терпеливая и всепрощающая.
— Этот трусливый урод, между прочим, брата своего младшего спасал. Те гопники сначала его обижали, а Петька не побоялся… защитил его. Один! Против толпы! Его чуть не убили!
— Герой! — со злой усмешкой говорит Герман, а меня коробит его саркастичный тон.
— В той ситуации действительно — герой, — с обидой отвечаю я. Мне меньше всего на свете хотелось бы портить отношения с Германом, но и смолчать не могу.
— А не в той? Лен, пойми, — Герман останавливается и разворачивает меня к себе. — Может, это и прекрасно, что он защищал своего брата. Но мне все равно. Да пусть бы он спас хоть дюжину разных братьев, сестер, собачек, кошечек. Для меня имеет значение только то, что он обидел тебя. Я презираю его. Поэтому не надо выпрашивать для него жалости.
— Я и не прошу его уважать, просто… чисто по-человечески, не важно Петька это или кто-то другой… — бормочу я расстроенно.
И Герман вдруг смягчается. Усмехается благодушно.
— Ну, ладно, хорошо. Я жалею Чернышова, сострадаю ему и сочувствую, — и тут же добавляет с улыбкой: — Но не от всего сердца.
А вечером случается поразительное. Мне звонит Сонька. Сама! Впервые после нашей ссоры.
— Привет, — несмело здоровается она. — Лен, ты слышала про Черного? Мы час назад вернулись все с Ольхона. И Агеева только что в чате написала, что его вчера избили… что он в реанимации… Это правда?
— Да.
— Какой кошмар! И как он? Поправится?
— Неизвестно пока.
— Жалко Черного… — все с той же неуверенностью произносит она.
— Угу…
Повисает долгая пауза. Соня больше ничего не говорит, только дышит шумно в трубку, но и звонок не сбрасывает. Мне надоедает это многозначительное молчание, и я было открываю рот, чтобы попрощаться, как Соня снова подает голос:
— Лен, а ты как?
Я чувствую по ее тону, как тяжело ей дался этот простой вопрос. И, наверное, поэтому не решаюсь ответить ей резко.
— Нормально.
— Ты теперь с Горром, да? Так странно, ты же его терпеть не могла…
— Как оказалось, я часто ошибаюсь в людях.
Снова лишь сопение, а потом Соня выдает:
— Лен, ты прости меня, пожалуйста, что я тогда накричала на тебя. Я сгоряча…
Такой острой обиды, как раньше, давно уже нет. Но и легкомысленно отмахнуться, мол, что было, то было, проехали — я тоже не могу.
— Ты могла бы у меня спросить, а не верить Ямпольскому безоговорочно, что бы там он тебе ни наплел.
— Да я бы и не поверила, честно! Но он сказал такое, что знала только ты. То, что я говорила только тебе и больше вообще никому. Даже Петьке не говорила. Понимаешь, он сказал, что хочет с тобой встречаться и все такое… Предложил это тебе, а ты согласилась, но с условием… Ну, типа ты была бы не против замутить с ним… только тайком от меня. Чтобы я ни о чем не знала. Потому что… потому что давно люблю его. Сказал, что вы уже гуляли вместе, пока я болела… ну вот теперь вышла я, и ты занервничала, что я узнаю… А он решил типа поговорить со мной, ну чтоб я не мешала вам дальше встречаться и все такое…
— Ничего такого не было. Он тебе просто какую-то чушь наплел. Как ты могла в такое поверить?
— Так я же говорю! Он ведь сказал то, что кроме тебя никто не знал.
— Ты о чем?
— Ну, что я его люблю…
— Соня, — вздыхаю я. — Это ты думаешь, что этого никто не знал. А я просто не хотела тебя расстраивать. Но на самом деле и Ямпольский, и все наши давным-давно в курсе твоих чувств.
— Откуда? — в ее голосе тут же прорезаются подозрительные нотки.
— Да у тебя, Соня, на лице все написано! Только слепой не заметит…
— В смысле? Но я… я ничего никогда… я к Антону никогда не подходила… ну вот только когда его Горр ударил… — лепечет она растерянно. — Я же не писала ему, не звонила, вообще ничего такого…
Я молчу.
— Значит, все знали? Лучше бы ты мне об этом сказала! — заводится она. — Я, наверное, как идиотка выглядела, а ты молчала. Знала и молчала! Как ты…
— Соня, — устало, но твердо прерываю ее я, пока она опять не наговорила лишнего. — Во-первых, нет ничего идиотского в твоих чувствах. Даже наоборот. А во-вторых, ты зачем позвонила мне? Про Петьку спросить? Или извиниться? Или еще раз накричать, обвинив во всех грехах? Если первое — то я уже ответила. Он в коме, прогнозов пока никаких. Если второе — я тебя прощаю. А если третье — я просто сейчас положу трубку и больше мне не звони.
Соня, ничего не ответив, сама сбрасывает звонок. А через час мне приходит от нее сообщение:
«Чтоб ты знала, это твой Горр подбил Антона нас рассорить, это он все придумал. Антон только повторил его слова».
Я ничего на это не отвечаю.
На следующий день бедный Петька — главная тема разговоров в школе. Почему-то все — и наши, и учителя, и парни из других классов — спрашивают про него у меня. А я уже устала рассказывать одно и то же. Ко всему прочему, я вижу, что всё это очень не нравится Герману. Хоть он ничего такого и не высказывает, но от него буквально волнами исходит раздражение. И сам ходит мрачный. Но все как сговорились просто. Даже охранник останавливает меня в фойе и спрашивает про Петьку, когда мы с Германом идем домой после уроков.
— Никуда от этого Черного не скроешься, — недовольно бросает он.
***
Вечером к нам домой наведывается Олеся Владимировна. На самом деле она приходила к Чернышовым — передавала Петькиной маме матпомощь от школы, от родительского комитета и от себя лично. Ну и решила к нам заглянуть заодно.
Бабушка, конечно же, усаживает ее за стол, хоть та и упирается.
— Пока не накормлю вас ужином — не выпущу.
И Олеся Владимировна сдается. Сначала они обсуждают то, что случилось с Петькой. И я узнаю от нее, что этих подонков, оказывается, сегодня уже поймали. Нашли по камерам. Самое чудовищное — они совсем еще малолетки.
— Им всего по четырнадцать-пятнадцать! Дети совсем! Старшему из них — шестнадцать, — ужасается Олеся Владимировна. — А уже такое творят… И себе ведь тоже судьбу калечат. Потому что вот отправят их теперь в спецучереждение, а то и вообще в колонию для несовершеннолетних, и что из них станет? Там они еще больше ожесточатся… Страшно жить становится, когда такое происходит рядом… страшно детей рожать. Потому что только и бойся потом каждый день, вдруг что случится… Дай бог, чтобы Петя поправился…
Она по-настоящему расстроена. Вид у нее измотанный, даже какой-то больной и под глазами темные круги.
— Жаль, что Петр не поехал со всеми на Ольхон… — вздыхает Олеся Владимировна, затем переключается на меня: — А как у вас дела? Как чувствуешь себя, Леночка? Скоро ЕГЭ начнутся, ты не нервничаешь?
— Нет, — честно отвечаю я.
— И правильно. Тебе надо поберечь себя. Сумма, конечно, очень большая, но и отзывчивых людей, слава богу, много… Документы нужно потихоньку готовить…
Дальше разговор не вяжется. Мы в скорбном молчании допиваем чай, как вдруг в дверь раздается нетерпеливый стук. В прихожую врывается тетя Люда, взъерошенная, возбужденная, запыхавшаяся.
— Петруша в себя пришел! — с порога выпаливает она на одном дыхании. — Он в сознании! Узнал меня! Я только сейчас и больницы… Сказали, это очень хорошо. Кризис миновал. Лечиться, конечно, нам еще долго, но самое страшное уже позади.
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Петька — молодец. Идет на поправку семимильными шагами.
«Ничего удивительного. Организм молодой, здоровый, крепкий… справляется. Через недельку-другую выпишем», — говорит Петькин лечащий врач, забыв о том, как ещё недавно со скорбным выражением лица разводил руками и не давал никаких прогнозов.
Но это ерунда, конечно. Главное — Петька выкарабкался.
Его неделю как перевели в общую палату, где он лежал с двумя парнями. И я уже успела его дважды навестить — сразу и в минувшее воскресенье. Мы приходили к нему с бабушкой и еще одной нашей соседкой со второго этажа. И Павлика с собой прихватили.
Ну а тетя Люда бегает к нему каждый божий день, выкраивая время между сменами. Носит ему сумки с домашней едой: суп в термосе, банки с компотом, контейнеры с котлетами, бутерброды с колбасой. Бабушка тоже посылает выпечку.
Тетя Люда рассказывает, что в больнице кормежка неважная. Еда пресная, невкусная и порции микроскопические. Петьке — на один зубок, и он там голодает.
— Вот такой кусочек омлета на ужин, — показывает она пальцами. — Ну куда, а? Взрослому-то парню… А ему ведь сейчас особенно нужны силы для восстановления.
— Конечно, конечно, — поддакивает бабушка, заворачивая ей свежеиспеченные ватрушки.
— С творогом? — деловито спрашивает тетя Люда. — Это хорошо. Ему как раз сейчас нужен кальций. А ты, Лен, пойдешь сегодня к Петьке? Он тебя ждал вчера… и позавчера… всё спрашивал про тебя…
Мне кажется, что ее слова звучат с еле уловимым укором.
— Нет, я не смогу… у меня… дела, — выдаю я самую банальную отговорку. И незамедлительно краснею. Мне стыдно врать.
Нет у меня, конечно, никаких дел. Оценки нам уже выставили. Домашних заданий больше нет. Мы и в школу сейчас ходим только на факультативы. Я, конечно, готовлюсь со всеми к ЕГЭ, но как бы не всерьез. Как будто за компанию, не по-настоящему.
Все наши нервничают, ну кроме Германа, конечно. До дрожи боятся и еще больше друг друга пугают всякими печальными историями о том, как жестят наблюдатели во время ЕГЭ.
Так что градус напряжения в эти дни в классе просто зашкаливает. И я еще острее чувствую себя среди них чужой или лишней. Потому что не зубрю, как все, с утра до вечера, не тренируюсь на сайтах по прошлогодним тестам, не тревожусь, что на экзамене о чем-то вдруг забуду, растеряюсь или еще какая-то накладка случится. Я делаю ровно то, что дают на факультативах, а после школы беззаботно гуляю с Германом.
Хотя нет, не беззаботно. В прошлый четверг мы не гуляли — потому что я ходила к Чернышову. Ну и в воскресенье Герман позвал меня в гости. Но я отказалась — потому что мы заранее договорились с соседкой и бабушкой навестить Петьку.
Герман плохо воспринял мой отказ. То есть — причину моего отказа. Особенно во второй раз.
Ничего не сказал, но сразу же стал какой-то холодный и равнодушный. И я ведь понимаю, что это всего лишь вид. Точнее — видимость. Что на самом деле он, как раз наоборот, слишком болезненно и остро всё чувствует и переживает, что ревнует, злится, обижается, но, когда он такой, я просто не могу… Мне физически плохо становится. Слишком уж достоверно у него получается изображать холодность и безразличие. И кажется, что лучше бы он даже грубил, чем вот такой лед.
Я так живо представила, что когда-нибудь он и вправду ко мне охладеет, и аж дурно стало. Внутри всё сжалось и заболело, как будто тысячи игл в меня вонзилось. Герман заметил что-то — он всегда умел улавливать мое настроение, — ну и оттаял сразу, конечно. Но тот страх все равно осел в груди тяжелой ядовитой пылью.
Порой мне кажется, что я не вынесу, если вдруг потеряю его. Не смогу жить, дышать не смогу — так сильно я к нему привязалась. Вросла намертво. И понимаю умом, что так нельзя. Нельзя быть зависимым от другого человека — слова Германа, между прочим. Но я — уже.
Только его любовь наполняет меня жаждой жизни, энергией, теплом, хоть он ни разу ни слова не сказал про свои чувства. Но что это, как не любовь? Разве он отказался бы уезжать в Канаду, пошел бы наперекор отцу? Разве смотрел бы он на меня с такой пронзительной нежностью? Разве заботился бы обо мне? Разве ревновал бы?
И мне, конечно, мучителен наш небольшой разлад из-за Петьки. Поэтому я, краснея, на ходу сочиняю тете Люде, почему в ближайшее время никак не смогу его навестить.
— Мы же готовимся… у нас же скоро последний звонок… Там выступать надо… Ну и к экзаменам тоже готовиться надо…
Я опять вру, и меня душит эта ложь. Потому что выступать на последнем звонке из нашего класса будут только четверо — Ямпольский, Михайловская, Агеева и Ларина. Они у нас самые артистичные. Но не могу я Петькиной маме просто сказать «нет» и всё тут.
Она кивает, слушая меня, мол, да, конечно, понятно. И тяжко вздохнув, роняет:
— Да-а-а… Петька бы мой тоже сейчас готовился с вами. Тоже бы выступал… Но увы и ах… Лежит там один… И на выпускной он тоже не попадет… — она горестно качает головой, а я молча опускаю в пол глаза. И чувствую себя ужасно.
— Ну, Людочка, не расстраивайся, — утешает ее бабушка. — Конечно, обидно, но главное же — Петруша жив и выздоравливает. Так ведь? А Леночка, как сможет, так навестит его снова. Так ему и передай. Может, завтра вместе с ней съездим…
Наконец тетя Люда уходит. И у меня будто тугую веревку с шеи сняли, аж вздыхаю свободно. Правда, на душе все равно неприятный осадок. Однако бабушке я категорически заявляю:
— Я не пойду к Петьке завтра, имей в виду. Ты можешь идти, а я — пас.
— Почему? Ты все еще на него обижаешься из-за вашей той ссоры? Даже после того, как он чуть не погиб? Это нехорошо, Леночка. Некрасиво. Как-то мелко даже. Ты же у меня не такая, не злопамятная, не мелочная. Они же нам как родные…
Мне стыдно, но я все равно спорю:
— Я ни на кого не обижаюсь. Просто не хочу, вот и всё. Ты же знаешь, я за Петьку очень переживала. Но сейчас он поправляется. Зачем я там? — и помешкав, честно признаюсь: — И Герману это не нравится.
— Ах вот в чем дело, — усмехается она. — Наш мальчик ревнует? Так ты объясни ему, что вы с раннего детства дружите, что выросли вместе, что вы как брат и сестра. Увы ему, если он этого не поймет. Он должен доверять тебе. Иначе-то как? А рушить давнюю дружбу из-за чужого эгоизма — глупо и малодушно. Тебе самой потом будет очень стыдно.
Я смотрю на нее исподлобья. Интересно, что она скажет, если узнает, как со мной обошелся Петька?
Слова уже готовы сорваться с языка, но тут к ней приходит другая соседка, из второй квартиры. Просит два яйца и заодно втягивает бабушку в свой какой-то разговор.
Пока они сплетничают, я ухожу из дома. Можно сказать, сбегаю, потому что на душе тяжко. Мне плохо оттого, что на меня давят, что приходится врать, что бабушка меня осуждает, а Герман сердится. Я хочу, чтобы всё было опять легко и просто.
***
Сегодня мы всем классом идем в больницу. Навестить Чернышова. На этот раз Олеся Владимировна всех организовала. Хоть она и говорит нашим так, будто это ее инициатива, но я знаю, что Петькина мама звонила ей накануне. Жаловалась, что все его бросили. Что раньше он был всем нужен и всегда по первому зову всем помогал. И на соревнования ездил, и за честь класса выступал, и где-то еще участвовал, порой себе в ущерб. Припомнила даже, как он прошлым летом помогал с ремонтом, красил там что-то, белил, тяжести таскал. Так оно и было, только Петька не так уж бескорыстно работал, а за деньги, по договору. Ему потом заплатили шесть тысяч. Но это не суть. Главная ее претензия была, что теперь никто про него больше не вспоминает. Никому он не нужен. Одинок. Плохо ему.
Олеся Владимировна передала этот разговор только мне. И тоже как-то с укором или разочарованием.
— Ладно они, а ты почему его не навещаешь? Я, как поняла, вы — давние друзья. Может, между вами и пробежала кошка, но вспомни, как он тебя поддержал в той истории с прежним физруком. Один из всего класса. Такая дружба дорогого стоит.
Господи, ну не рассказывать же ей, как он затем потоптался по этой дружбе. Да и не поэтому я не хожу к нему.
И Олеся Владимировна будто считывает мои мысли:
— Герман против, так?
Я киваю.
— А ты уверена, что стоит ему так во всём потакать?
— Я не потакаю. Но ссориться с ним не хочу.
— Это твое, конечно, дело. Тебе решать, что для тебя дороже –принципы или комфорт. Может, ты и права, уступать тоже надо, если ценишь отношения. И компромиссы надо искать. Лишь бы не потерять потом за этими уступками свое «я».
Ее слова меня очень задели. Ну или ее тон — разочарованный. Да и не права она. Герман мне уступает даже чаще, чем я ему. Но оправдываться глупо, а сейчас это выглядело бы именно как оправдание.
Тогда Олеся Владимировна и придумала этот коллективный поход в больницу.
— Понимаю, что послезавтра — последний звонок, что все сейчас заняты, что у всех мысли только о ЕГЭ, но ваш товарищ очень нуждается в моральной поддержке.
Однако почти весь класс принимает ее предложение с энтузиазмом. Понятно, что не из-за проснувшегося внезапно сострадания к Петьке — просто нашим что угодно, лишь бы за партой не сидеть. И вместо последнего факультатива Олеся Владимировна ведет нас в третью городскую травму.
Герман тоже идет, но даже не пытается скрывать, что это для него тоскливая повинность. Он бы, наверное, вообще наплевал на призыв Олеси Владимировны и отправился домой, если бы не я.
По пути мы заворачиваем в супермаркет. Не с пустыми же руками идти к больному.
— Давайте купим апельсинов и яблок. Ну и сок какой-нибудь, — предлагает Олеся Владимировна.
— Петька апельсины не ест, у него аллергия на любые цитрусы, — вмешиваюсь я. — А яблоки он не любит. И вообще ему лучше что-нибудь основательное. Он вот выпечку очень любит. Особенно пироги с мясом, только не с печенью, ну и булочки…
Я ловлю на себе тяжелый, темный взгляд Германа и осекаюсь. Накатывает странная слабость пополам с тошнотой. А хуже всего, что это не ускользает от пристального внимания Михайловской.
— А что еще твой Петюня любит? — насмешливо спрашивает она. — Ты прямо как заботливая женушка. Так мило. Повезло Черному.
Среди наших прокатываются смешки. Герман выглядит невозмутимым, но это опять же — лишь вид. Причем обманчивый. Потому что я всеми внутренностями чувствую, как от него исходит ледяная ярость…

57. Лена

Наши идут в больницу шумной гурьбой, перекрикиваются, над чем-то смеются. Только я плетусь с тяжелым сердцем в самом хвосте. Ну и Герман тоже держится от всех в стороне. Словно он сам по себе. Не с ними и не со мной. Идет один, заложив руки в карманах и даже не оглядывается на меня. А я гипнотизирую его спину. Правда, когда наши, подталкивая друг друга, взбегают на крыльцо и один за другим скрываются за дверями больницы, Герман все же останавливается и оборачивается. Ждет меня на верхней ступени. Но смотрит мрачно, пока я подхожу.
Я медленно поднимаюсь и останавливаюсь перед ним. Несколько секунд просто стою напротив и молча вглядываюсь в его глаза, пытаясь найти в них хоть тень его привычных чувств. Но сейчас лицо Германа — холодная маска. Он тоже молчит, не сводя с меня взгляда, от которого внутри всё скукоживается.
— Не смотри на меня так, — прошу его наконец.
— Как — так? — слегка приподнимает он бровь.
— Когда ты на меня так смотришь, мне очень плохо, — признаюсь я.
Герман отводит глаза, и тут же маска его рушится. По излому бровей, по напряженно сжатым губам, по острому взгляду я вижу, что он не просто злится, что ему больно.
— Я понимаю тебя, понимаю, почему ты злишься на меня, — говорю ему торопливо, словно боюсь не успеть. — Я сейчас сглупила, конечно. Но, честное слово, у тебя нет поводов для ревности. Я и раньше относилась к Петьке только как к брату… никогда не видела в нем парня, ну с которым можно встречаться… мне и бабушка все время твердила, что они нам как родственники. По-другому я бы и не смогла его воспринимать. И сейчас просто вырвалось по инерции, по привычке… потому что тетя Люда с бабушкой каждый день про него говорят… что ему можно, чего нельзя… Вот я и сказала. Как-то без задней мысли. Хотя сейчас понимаю, что со стороны, наверное, это выглядело… ну не очень, да? И ты имеешь полное право сейчас сердиться, конечно…
Герман молчит, но смотрит на меня уже по-другому: с грустью и какой-то болезненной нежностью.
— А долго ты будешь на меня злиться?
— Да не злюсь я на тебя, — наконец отвечает он. — Просто этот Чернышов мне уже вот здесь.
Герман коротко проводит ребром ладони по шее.
— А хочешь, не пойдем к нему со всеми? — предлагаю я. — Давай сбежим? Пойдем лучше в кино… или еще куда-нибудь?
Наконец Герман выдавливает из себя подобие улыбки, но главное — он смягчается. И у меня сразу гора с плеч.
***
Последний звонок у нас проходит в драмтеатре. Мы все в черных платьях и белых нарядных фартуках. Парни — в костюмах. Но красивее и элегантнее всех — конечно, Герман. Темно-серый костюм сидит на нем как влитой, а белоснежная рубашка оттеняет смуглую кожу.
Когда мы подходим с бабушкой к театру, он уже ждет меня возле входа. Герман галантен — уважительно здоровается с бабушкой, а мне подает руку. Я сегодня впервые надела туфли на каблуках, невысоких, но с непривычки идти неудобно, так что хватаюсь за него как за спасительный поручень. Туфли мне подарила тетя Люда, неожиданно, но очень кстати. Они изящные и очень симпатичные. Она заказала их себе, но ей они оказались малы, а мне пришлись впору. Бабушка хотела отдать тете Люди деньги, но та наотрез отказалась. Даже сердиться начала, мол, это подарок от чистого сердца, в благодарность и все такое. Но туфельки мне и правда очень пригодились. Ходить бы в них еще научиться без напряжения.
Наклонившись ко мне, Герман шепчет в ухо, пока заходим внутрь:
— Ты такая красивая, голову потерять можно.
«Ты тоже», — отвечаю ему мысленно, но вслух лишь благодарно улыбаюсь.
Нас приглашают в зал, где рассаживают по порядку: первый ряд — учителя и директор, затем — наш класс, за нами — одиннадцатый «Б», а в конце родители, бабушки, дедушки.
Мы сидим с Германом рядом, и всю торжественную часть он не выпускает мою руку. Я старательно смотрю на сцену, где после речей выступают с концертом несколько человек из нашего класса и из «Б». А Герман смотрит только на меня. Его взгляд волнует кровь и обжигает кожу. И в какой-то момент я перестаю следить за тем, что происходит на сцене. И мне начинает казаться, что мы с ним здесь одни. И вообще в целом мире одни...
Концерт длится часа три, а потом, когда все уже расходятся, мы встречаем в фойе отца Германа. Он, оказывается, тоже пришел, только опоздал.
Но почему-то Герман не рад его приходу. Мне даже кажется, что он сразу как-то напрягается. Особенно когда его папа протягивает руку, чтобы познакомиться со мной.
— Александр Германович, отец вот этого красавца, — улыбается он, быстро и цепко оглядывая меня с ног до головы. Затем говорит: — Наслышан. Лена?
— Да, здравствуйте, — киваю я и тоже ему улыбаюсь, хотя робею. Кто я для него? Та самая девочка, ради которой его сын отказывается учиться за границей. Представляю, какое у него ко мне отношение. Впрочем, виду он не показывает. Хотя… от него из без всякого вида веет опасностью и силой.
— Какие планы на будущее? — спрашивает он.
Я теряюсь, но потом говорю о том, о чем мечтала раньше, до того, как узнала про аневризму.
— Я очень хочу стать учителем начальных классов, я люблю детей… Поэтому хочу поступать в пединститут.
Мои слова на него никакого впечатления не производят. Он из вежливости кивает со скучающим видом. Потом уже отзывает Германа в сторону и обращается к нему, но мне слышно.
— Хорошенькая, вкус у тебя есть, — хмыкает он.
— Прекрати. Я вообще не ждал, что ты придешь.
— Ну как я мог пропустить такое событие? Поздравляю, кстати. Вечером будь дома. Отметим.
— Я приглашу Лену.
— Нет, — отрезает он. — Никаких Лен. И вообще будут только свои. Наш круг.
И удаляется. Я замечаю, как тут же отделяются от толпы и следуют за ним двое крупных мужчин в костюмах — наверное, телохранители.
После торжества наши всей толпой идут на набережную. Мы с Германом тоже идем с классом, но потом потихоньку отстаем. И гуляем уже вдвоем.
— Давай куда-нибудь смотаемся до завтрашнего утра? — неожиданно предлагает он. — Можем опять в Листвянку съездить или еще куда-нибудь…
Он сейчас злится на отца. Вот и хочет поступить наперекор ему. А я не хочу, чтобы они ссорились, тем более из-за меня.
— Нет, — качаю головой. Я молчу про подслушанный разговор. Понимаю, что иначе ему будет неловко. Поэтому сочиняю на ходу: — Я пообещала вечером бабушке ей помочь там… сделать кое-что. Давай лучше завтра до самого вечера будем гулять?
— Как скажешь, — улыбается он, но как-то безрадостно. — У меня завтра тренировка. Я потом заеду за тобой. Часов в пять примерно.
***
На следующий день бабушку тоже вытягивают на прогулку ее подруги. Даже не на прогулку, а на танцы! На бульваре Гагарина организовали танцпол под открытым небом. Живой оркестр играет старые вальсы, а пожилые люди приходят, слушают музыку, общаются, ну и танцуют даже.
Сначала я маюсь от безделья в ожидании. Затем решаю сходить в библиотеку — сдать книжки. До нее — всего минуть двадцать ходьбы, так что успею все сделать и вернуться. К тому же от Германа приходит сообщение:
«Привет, я немного задержусь на тренировке. Извини».
Я собираю в пакет книги, выхожу из дома и уже замыкаю дверь, как со второго этажа спускается тетя Люда, как всегда вся взмыленная.
— Ой, Леночка, ты куда-то уходишь? — спрашивает она таким тоном, будто это для нее неприятная неожиданность.
— Да, в библиотеку. А что такое?
— Да вот, — она приподнимает в руках полный пакет. — Собрала обед для Петьки. Отнести ему… Утром еще хотела, да не получилось. Пошла сейчас, а тут с работы звонят. Срочно приезжай, говорят. Форс мажор… Никак не успеваю и туда, и в больницу… И Павлик этот, зараза, где-то носится, на звонки не отвечает. Леночка, будь другом, отнеси Петьке передачку. Он сегодня вообще голодом у меня там…
Несколько секунд я все же мнусь. Обещала ведь Герману не ходить больше к Петьке. Ну а с другой стороны — я же просто заскочу на минуту, занесу ему пакет с едой, да и всё. И сразу уйду. Нет ведь в этом ничего такого. Обычное человеческое участие. А потом, при встрече, расскажу ему, объясню… Должен же он понять, что я просто не могла отказать тете Люде в такой просьбе. Он ведь всегда меня понимает.
— Ну ладно, — соглашаюсь я, принимая у нее пакет. — Мне, в общем-то, по пути. На Сухэ-Батора.
— Ой, спасибо, родная, — тетя Люда порывисто меня обнимает и бегом возвращается к себе.
Библиотека и правда находится недалеко от Петькиной больницы, только небольшой круг придется сделать.
Я уже поднимаюсь по больничному крыльцу, как звонит сотовый. Герман.
— Ты где? — спрашивает он.
— Я… — запинаюсь я. — Я сейчас не дома. В библиотеку решила сходить. Книги нужно сдать. А ты? Еще на тренировке?
— Нет, уже освободился.
— О, хорошо. А где встретимся?
— Возле библиотеки? — предлагает он.
— Давай.
До библиотеки отсюда идти минут десять. А ему ехать из Солнечного… ну минут двадцать, как минимум. А то и все полчаса. Так что успею. Надо только поторопиться. Я бегом поднимаюсь на третий этаж. Стремительно залетаю в Петькину палату.
— Привет, — запыхавшись, выпаливаю я. Петька приподнимается в кровати, глядя на меня круглыми глазами. Что-то бормочет — я даже не слушаю. Спешу!
Вот, — ставлю ему на тумбочку пакет. — Там… еда тебе… тетя Люда послала… ее на работу вызвали. Всё, я побежала.
Петька ловит мою руку.
— Лен, постой!
— Не могу я. Тороплюсь! — дергаю руку, но он не отпускает.
— На секунду… я только сказать хочу… Прости меня, пожалуйста. За все… Мне так перед тобой стыдно… Я много думал про то…
— Петя, давай потом, всё потом… Ну хочешь, я тебе позвоню вечером, и ты мне скажешь, что хотел сказать. Но сейчас мне надо бежать.
Он наконец выпускает мою руку и бросает взгляд за спину.
— А-а, ты с ним…
— С кем? — переспрашиваю я.
Оглядываюсь на дверь и… застываю в немом шоке. На пороге, скрестив на груди руки, стоит Герман.

58. Герман

За два дня до… 
— Герман! Можно тебя на пару слов? — слышу за спиной голос англичанки.
Видимо, заметила, что я иду мимо, и выскочила из своего кабинета в коридор. Черт… Я, конечно, останавливаюсь, но даже не пытаюсь состряпать приличную мину. Если бы она так не нравилась Лене, вообще бы не остановился.
Парадокс — всё, что меня трогает и умиляет в Лене, в ней вызывает раздражение. Наверное, потому что Лена еще маленькая и наивная, ей простительно быть такой правильной. Да и не лезет она ни к кому со своими убеждениями, варится в них в одиночку. Эта же праведница вечно толкает пафосные речи и всем вокруг навязывает свои взгляды. Впрочем, в последние дни меня почти всё бесит.
Завтра у нас последний звонок, уроков ни у кого уже нет, но в школе — суета. А меня вызвонила с утра секретарша директорисы — упросила приехать, чтобы поставить подпись в каких-то списках. Пришлось выдергивать Василия в его законный выходной и тащиться сюда.
Зато, решил, потом отпущу его и пойду к Лене. А то у нас с ней в последнее время напряженно как-то стало. Вчера вообще чуть не сорвался, когда она стала перечислять, что Чернышов любит, что не любит, а от чего чешется. Опять же — спасибо англичанке. Высказала нам вчера, какие мы бездушные твари — своего одноклассника не навещаем, и потащила всех в больницу.
С Леной мы, конечно, помирились — злиться на нее по-настоящему я не могу. Но осадок остался…
Я не хочу с ней ссориться. Я боюсь с ней однажды поссориться насовсем. И когда она расстраивается — мне еще хуже. Смотреть спокойно на нее такую невозможно, сразу сердце кровью обливается. Но этот Черный как возвратный тиф — никак от него не отделаться. Постоянно встает между нами. Лена, конечно, тоже хороша, носится с ним как с писаной торбой, забыв про все его гадости. Это ее стремление всех пожалеть доходит порой до абсурда.
Англичанка в этом плане такая же, только еще и несносная.
— Ведущим не буду, — не дожидаясь, когда она подбежит ко мне, говорю сразу.
Кое-кто из наших и из 11 «Б» репетируют сейчас в актовом зале какую-то самодеятельность, чтобы завтра блеснуть с песнями и танцами на театральной сцене. Я сдуру сунулся туда и потом еле отвязался от Михайловской. Прицепилась как клещ: «Герман, пожалуйста, будь со мной ведущим вместо Панова! Олеся Владимировна сказала…».
Англичанка на миг озадаченно хмурится, даже замедляет шаг. Потом говорит:
— Ах, ты про последний звонок… Да, Света подходила, просила заменить тобой Панова. Но я же ей сказала, что заставлять тебя не могу, пусть, если так хочет, сама с тобой договаривается… А вообще я по другому вопросу. Я о Лене Третьяковой хочу поговорить.
Я сразу напрягаюсь.
— Давай зайдем в кабинет? — предлагает она. Вот уж с ней — да и вообще ни с кем — Лену обсуждать я не хочу. Но так и быть — захожу.
Она останавливается возле учительского стола, а я присаживаюсь полубоком на столешницу первой парты, ближайшей к дверям. За ней мы последние четыре месяца сидели с Леной на английском и классных часах.
— Герман, возможно, ты сочтешь, что я вмешиваюсь не в свое дело…
Такая вводная мне уже очень не нравится. Чувствую, как моментально закипает раздражение.
Естественно, ты вмешиваешься не в свое дело. Но пока еще молчу.
— Но Лена мне не безразлична. Не только потому, что, как ваш классный руководитель, я несу ответственность за вас. Но и просто по-человечески. Я понимаю, что она тебе нравится, но…
Не говоря ни слова, я снимаюсь с парты и иду на выход.
— Подожди, я не закончила! — летит мне в спину. — Ты мучаешь Лену. Ломаешь ее.
Все-таки не выдерживаю и разворачиваюсь.
— Кто вам такое сказал? Лена?
Она сконфуженно отводит глаза, и я понимаю — реально Лена.
— И что еще вам Лена про нас сказала?
Но англичанка отнекивается.
— Ничего она не говорила. Ничего говорить и не надо. И так все видно.
— Что вам видно? Как ее ломаю?
— Ну вот вчера, например. Когда мы ходили навещать Петю. Не только я, все заметили, как ты… вышел из себя. Из-за сущей ерунды. Ты пойми одно: для Лены Петя Чернышов как брат. Они выросли вместе, живут рядом, давно дружат семьями. Они… — Англичанка разводит руками, — ну практически как родственники. И вот с ним случается беда. Он едва не погибает. Ну как она может от него в такой период отвернуться? Да, понятно, у вас отношения. Тебе, возможно, не хочется делить ее внимание ни с кем. Но это эгоизм, Герман.
— А ваш… кто он вам? Муж… жених? Так понимаю, он не против вас делить с другими? Или вы его? — усмехаюсь я.
— Герман! Зачем ты так? — она заливается краской до самых ушей. А я ведь ничего пошлого вслух не произнес. Чертова святоша.
Поборов смятение, англичанка продолжает нудить:
— Я вижу, что у тебя серьезное отношение к Лене. Это прекрасно. Но ты должен понимать, что она — девочка милосердная и отзывчивая. Такая уж она есть по природе своей, такой она тебе и понравилась. Она не может пройти мимо чужой беды, а уж тем более — мимо несчастья близкого ей человека. Но чтобы не портить с тобой отношения, Лена не ходит к Пете Чернышову. Все остальные в классе тоже к нему не ходят. Получается, человек совершенно один в беде. Я на днях разговаривала с Петиной матерью, и мне было стыдно. За себя, за вас… за такую черствость и равнодушие.
Ну, всё. Англичанка села на своего конька. А у меня от ее пафоса тут же все зубы заныли.
— Только если вам всем плевать, то Лену мучает совесть. Ей плохо морально. Она разрывается между тобой и своими принципами. Ну пойди ты на компромисс. От тебя что, убудет, если она иногда его навестит? Герман, ну глупо ревновать в этой ситуации. И вообще ревнуют только неуверенные в себе люди.
— А не ревнуют только куколды… Извините. Я хотел сказать, что это псевдопсихологическая чушь. Но одно вы верно сказали: наши с Леной отношения вас не касаются.
— Я за нее переживаю! Ей плохо. А она и так… — англичанка запинается, будто не может подобрать нужное слово, — слабенькая. Не дави так на нее, Герман. Я боюсь, что ты ее просто сломаешь.
— Всё? Лекция окончена? — спрашиваю ее равнодушно.
Она лишь качает головой.
— Я надеялась до тебя достучаться…
— До свидания, — покидаю наконец я кабинет, в котором стало слишком душно.
Чернышова мы с Леной больше не упоминаем. Договорились вчера об этом, ну и о том, что больше она к нему не ходит. Бережем зыбкий мир. Но если уж на то пошло, я не запрещал Лене его навещать, просто меня коробило от мысли, что она после всего с ним общается.
Хотя кого я обманываю — меня вообще бомбит и разрывает, оттого что в ней вдруг опять взыграли к нему какие-то чувства. Пусть даже это всего лишь жалость, как она говорит. Из жалости тоже много чего может вырасти.
Англичанка — дура, дальше своего носа ничего не видит. А к Лене идти после школы я передумал, поехал домой.
***
Лене я ничего не стал рассказывать про наш идиотский разговор с англичанкой.
Сначала хотел спросить, какого черта та сует свой нос, куда не просят. А главное — зачем Лена ее посвящает в наши отношения. Нашла тоже себе подружку. Причем спросить хотел не по телефону, а лично, чтобы глаза видеть.
Но на следующий день уже остыл, а портить лишний раз себе и Лене настроение не хотелось. И так у нас в последнее время всё на нерве. Ну и к тому же последний звонок — какой-никакой праздник. Я бы даже сказал, нормальный такой праздник получился, несмотря на длинные речи и самодеятельность наших.
Хотя мы всего лишь сидели с Леной рядом в полутемном зале, пока наши выдавали какие-то номера на сцене. Я держал ее за руку, смотрел на нее. Ловил смущение, сбившееся дыхание и дрожь, когда наклонялся к уху и шептал всякую ерунду, а заодно касался ее теплой кожи губами. Вдыхал ее запах. Еле заметно целовал мочку, шею, впадинку за ухом. От ее трепета меня и самого вело нешуточно. И кровь бурлила так, будто ничего чувственнее в жизни не испытывал. Но главное, вернулось ощущение близости между нами.
Если бы не отец со своим неожиданным визитом и дурацкими ремарками в ее адрес, то вообще всё было бы десять из десяти. Мне хотелось свалить куда-нибудь с Леной на целую ночь, чтобы больше никого не видеть и не слышать. Но она не могла. Мы договорились с ней встретиться завтра.
***
Тренировка у нас сегодня подзатянулась немного, и я выхожу из комплекса только около пяти. До центра ехать не так уж далеко, но сейчас — самые пробки.
— На Карла Маркса и на Ленина вообще всё стоит глухо, — подтверждает Василий. — Можем сделать небольшой круг, там посвободнее должно быть, если верить яндексу. А там свернем на Тимирязева…
— Давай, — равнодушно соглашаюсь я. Тренер нас сегодня загонял. Да и отец вчера меня вымотал. Опять весь вечер выносил мозг по поводу отъезда в Канаду.
«У тебя этих Лен будет десятки, сотни, — орал он. — Ничего в ней особенного. Обычная кукла, каких полно кругом. Еще и голь перекатная».
«Для меня она одна», — старался я держаться спокойно.
«Очередная золушка, которой захотелось в сказку, — не слышал и не слушал меня отец. — Сейчас она хлопает невинно глазками, а моргнуть не успеешь — вцепится…».
В общем, с отцом мы вчера в итоге разругались. Только отец не понимает, что чем сильнее он давит, тем больше меня тянет к ней. Хотя куда уж больше... Вчера я чуть не сорвался к Лене прямо в ночи. Потом подумал, что ее бабушка моего внезапного появления не поймет.
Смотрю в окно, пока Василий пытается продраться через запруженный центр, а сам представляю Лену, заспанную, теплую, в нежном смятении — такую, какой помню ее в Листвянке. И невольно улыбаюсь.
Осматриваюсь — мы уже довольно близко от Лениного дома. Набираю ее номер, чтобы сообщить, что подъезжаю, скоро буду.
И вдруг вижу ее. Сморгнув, приглядываюсь — точно она. И Василий ее узнает.
Лена, зажимая одной рукой телефон, а второй — держа пакеты, перебегает дорогу в паре десятков метров от нас.
— Я в библиотеку решила сходить… — говорит мне, не догадываясь, что я ее вижу.
И только я собираюсь сказать, мол, посмотри направо, — мы там припарковались как раз — как вдруг понимаю, что идет она ни куда-нибудь и ни в какую-то там библиотеку, а к Чернышову.
Лена торопливо взлетает по лестнице и скрывается за дверями больницы. Я следую за ней.
И сразу шум улицы для меня глохнет, словно превращается в мертвую декорацию. Слышу только звенящий гул в голове и тяжелый, каменный стук сердца.
В приемном покое ее уже нет, и я поднимаюсь в отделение.
Не знаю сам, зачем иду туда. И так ведь все ясно. Она ходит к нему, хотя обещала, что больше не станет. И что хуже всего — она соврала мне. Может быть, врала и до этого.
Триста пятая палата. Дверь приоткрыта. На миг останавливаюсь — к горлу подкатывает тошнота. Не хочу их видеть, потому что не знаю, что буду делать потом... Но, сглотнув, все-таки захожу и замираю у порога. Она стоит ко мне спиной, а Черный держит ее руку. Этот урод трогает ее, а Лена… Лена ему что-то говорит, я не различаю. Гул в ушах и грохот пульса перекрывает все остальные звуки.
Вдруг возникает мысль: да ну, не может быть такого, это какой-то сюр…
А потом она оглядывается, и я вижу, как ее лицо искажает растерянность и испуг. Это лицо человека, которого застали врасплох. Несколько бесконечных секунд длится этот момент.
Потом Лена делает шаг ко мне:
— Герман...
А я разворачиваюсь и ухожу...

59. Лена

Герман уходит, хочу догнать его, а на меня, наоборот, в первые секунды наваливается оцепенение. От шока, наверное. Вихрем проносятся мысли: как здесь появился Герман? Откуда? Неужели следил? Или случайно увидел? А его звонок что значит? Он же меня спросил, где я. Зачем тогда спрашивал, если видел? А я… о, господи, я же ему сказала, что в библиотеке…
Не хотела говорить ему на ходу, по телефону, боялась, что слушать не станет. Хотела лично потом сказать. А вышло всё так ужасно. Хуже просто не придумаешь. Будто специально пообещала для отвода глаз не ходить к Петьке, а сама тайком опять… Обещание свое нарушила. Еще и соврала, схитрила. Представляю ситуацию его глазами, и тотчас накатывает страшная слабость. Внутри всё холодеет, а перед глазами плывет.
Как во сне, в дурном сне, выхожу из палаты. Голова кружится так, что пол и стены качаются. Хочу бежать за Германом, все объяснить, но ноги еле двигаются, словно чугунные.
В конце концов приваливаюсь к стене спиной, не в состоянии идти дальше. По лбу струится пот. Заглатываю воздух ртом, жадно, часто, но все равно его не хватает. Внезапно здесь становится слишком душно.
— Э-э, подруга, что с тобой? — слышу женский голос над ухом. — Тебе плохо?
— Да, — шепчу я пересохшими губами.
— Давай-ка, иди сюда… вот так… садись.
Женщина берет меня под руку и усаживает на кушетку. И кричит кому-то:
— Галя, сюда! Здесь девушке плохо.
Через несколько секунд подбегает медсестра.
— Что с тобой? Душно? Голова закружилась? Может, давление? Света, — обращается она к той женщине, — принеси тонометр из сестринской.
А сама подает мне стакан с водой и машет перед лицом журналом. Я на автомате пью. На автомате протягиваю руку, которую она затягивает в манжету тонометра.
— Вроде нормальное давление, — бормочет она.
Я достаю из сумки свои таблетки. Медсестра замечает.
— Что это у тебя? — она беспардонно выхватывает флакон с таблетками. — А-а, это от сердца, что ли? Так ты сердечница? Может, врача позвать? Ну-ка взгляни на меня…
Мне потихоньку становится лучше, легче. Только слабость в мышцах еще осталась. И паника, отчаянная паника в груди. Надо догнать Германа! Надо все ему объяснить!
Я качаю головой. Даже пытаюсь приподняться, но она удерживает меня.
— Нет уж, дорогуша. Посиди тут пока. Вдруг тебе снова поплохеет.
Она вызывает кого-то из приемного отделения. Я лишь слышу:
— У меня тут девочке-сердечнице плохо стало… Ну, откуда? Посетительница чья-то. Позови Макарову…
— Не надо никого звать, — встаю я. — Мне уже правда нормально. У меня так бывает, когда… душно. Уже всё прошло.
— Точно? — недоверчиво хмурится она.
— Да, — бормочу, — мне просто на воздух надо. Спасибо.
Наконец я выбегаю из больницы, но Германа, конечно, уже давно нет. Столько времени я потеряла! Разумеется, он уехал. Но почему-то я все равно стою на крыльце, кручу головой по сторонам, вглядываюсь в лица прохожих, в припаркованные машины. Тщетно…
***
Совершенно забыв про библиотеку, возвращаюсь домой с книгами. И не понимаю, что мне делать. Беспомощно всхлипываю, не позволяя себе разреветься вовсю. Бессмысленно мечусь по комнате, хватаюсь за телефон и тут же откладываю. Внутри бьется свербящее, нетерпеливое чувство — хочется немедленно поговорить с Германом, хочется, чтобы он выслушал меня и понял. Но я боюсь ему звонить. Впервые. Он наверняка сейчас в таком состоянии, что вряд ли сможет спокойно меня выслушать. Вряд ли вообще захочет меня слушать. Я же видела его лицо там, в больнице, его взгляд. Страшный взгляд, полный горечи и презрения. Он буквально кричал: не подходи, не приближайся, не смей.
Никогда прежде я Германа таким не видела, даже в самые напряженные моменты. Даже когда его мать обманула. А ведь тогда он тоже был так ужасно зол, но потом остыл и пришел сам…
Но ждать, когда Герман остынет, я не могу. Я же изведусь до смерти. Мне кажется, что земля подо мной рушится. Каждую секунду расходится трещинами, обваливается, и я вот-вот полечу в бездну.
Наконец я решаюсь. Позвоню ему, а если он сбросит — напишу. Уж сообщение-то он наверняка прочтет.
Набираю его без особой надежды. Сердце снова частит. Рука дрожит так, что телефон едва не выскальзывает. Боюсь услышать: абонент недоступен. Но нет… звонок проходит. Считаю длинные гудки.
И бессвязно бормочу себе под нос, обращаясь мысленно то ли к Богу, то ли к Герману: «Ответь, прошу! Ну пожалуйста, пусть он ответит! Я больше никогда-никогда не совру! Как же мне плохо, господи… Если бы ты только знал, Герман, как мне плохо! Как я боюсь, что мы с тобой…»
— Да, — слышу вдруг его голос. Непривычно глухой. Как будто он звучит очень издалека.
Я так ждала, так просила, чтобы он отозвался, но, услышав его, вдруг теряюсь. Судорожно вспоминаю, что хотела сказать. И, как назло, горло сжимает судорогой, и у меня выходит только тихое и сдавленное:
— Я…
Однако он не торопит, не сбрасывает, а терпеливо ждет, когда я соберусь с духом и договорю:
— Я хочу с тобой поговорить. Выслушай меня, пожалуйста.
— Я и так тебя слушаю.
— Не так… не по телефону… лично. Давай встретимся. Пожалуйста.
— Когда?
— Сейчас… или чуть позже.
— Думаю, встречаться нам сейчас — не лучшая мысль. Завтра днем я приеду, куда скажешь.
Он не хочет меня видеть, обреченно понимаю я. И уже не сдерживая слез, говорю:
— Давай в парке возле школы? В три.
— Хорошо.
После разговора с ним меня почему-то еще сильнее трясет. Прямо лихорадит. Он спокойно выслушал, даже согласился приехать и поговорить, но у меня все равно ощущение неумолимо надвигающейся катастрофы.
Как дотерпеть теперь до завтра и не сойти с ума, когда я места себе не нахожу, когда ни о чем больше не могу думать…
Бабушка приходит уже вечером, когда почти стемнело. Вся радостная и будто помолодевшая. Сначала рассказывает возбужденно, как чудно они провели время с подружками, как танцевали там и знакомились с какими-то галантными мужчинами. А у меня нет сил даже за нее порадоваться. Я полностью истощена за сегодня. Сижу как истукан, только и могу что кивать.
— Что с тобой, Леночка? — прерывает свой рассказ она. — Что-то случилось? Что-то плохое?
Я не хочу отвечать, не хочу портить ее впечатления, качаю головой, но бабушка наседает.
— Ничего, — выдавливаю из себя. — Просто поссорилась с Германом…
Голос, дрогнув, срывается. Я креплюсь, как могу, закусываю губы, но слезы сами собой уже струятся по щекам.
— Когда? Как? Из-за чего?
Но я больше не могу ничего внятного сказать. Она хлопочет вокруг меня, успокаивает, подает капли, от которых уже тошно.
Только через полчаса, нарыдавшись до икоты, я говорю:
— Мы из-за Петьки поссорились. Я сама виновата. Я обещала не ходить к нему больше. А тут тетя Люда… попросила… я не могла ей отказать. Бабушка, лучше бы мы не брали у нее эти туфли. Отдай их ей обратно. Все равно я их больше никогда не надену.
— А туфли-то тут при чем? Это Герману твоему стоит больше тебе доверять. А то ишь! К старому другу он еще будет запрещать…
— Бабушка, ты ничего не знаешь. Ничего, — всхлипнув, перебиваю я ее. — Никакой мне Петька не друг! Он предал меня, он так страшно меня предал…
— О чем ты? Вы же просто поссорились зимой, ты говорила…
— Ты ничего не знаешь, — повторяю я. — Мы не просто поссорились. Он заманил меня… обманул и заманил.
— Куда? Зачем?
Сделав пару глубоких вдохов, я более-менее выравниваю дыхание. И честно рассказываю бабушке по порядку все, что произошло, начиная с физрука и появления Олеси Владимировны. Хотя… кое-какие подробности про Германа я все же упускаю.
Бабушка качает головой, словно не может поверить.
— Наш Петя… да как же такое возможно? Что ж у вас за класс там такой? Разве по-людски это, скопом на одного? А если бы тогда твой Герман не пришел, что было бы? И им бы все с рук сошло? А Петя… как он мог? Не могу… не хочу в такое верить… Почему же ты раньше мне этого не рассказывала? А Олеся Владимировна что?
Поток ее вопросов прерывает стук в дверь. Бабушка, кряхтя и причитая: «Да как же так?», встает и идет к двери. Щелкнув замком, впускает тетю Люду.
— Не спите еще? А я только с работы. Вижу, свет у вас горит, дай, думаю, забегу. Лен, ну как там Петька? А то я ему звонила, он трубку не берет. Может, спит уже. Но ты же всё ему отнесла?
— Отнесла. Нормально все с Петькой. Только, тетя Люда, вы больше меня не просите его навещать, — говорю ей то, что в другой раз ни за что не смогла бы сказать. — Я больше к нему не пойду.
Ее широкая улыбка на миг застывает и постепенно сползает с лица. Сморгнув, она спрашивает:
— В смысле? Лен, ты чего? Тебе сложно было или что? Вроде свои же люди…
— Несложно. Пусть он выздоравливает скорее, но я к нему больше не пойду, — повторяю упрямо.
— Ну, прекрасно, — громко хмыкнув, восклицает она. — Я что-то не поняла. То друзья не разлей вода, а теперь что, побоку? Никому мой Петька вдруг стал не нужен? А-а, понимаю. Теперь у тебя богатый мальчик появился и на Петьку плевать…
— Ну что ты несешь, Люда, — перебивает ее бабушка. — Ты лучше спроси у Пети, куда делась их дружба. Если он, конечно, скажет правду.
— Вот только не надо валить с больной головы на здоровую!
— Иди к себе, Люда, не скандаль тут. И без тебя тошно, — бабушка распахивает входную дверь.
Тетя Люда переступает порог, но напоследок бросает:
— Ну, спасибо, соседи. А я им еще туфли новые отдала… носи, Леночка, на здоровье… А Леночка…
Бабушка захлопывает дверь, отсекая ее голос. Вид у нее расстроенный донельзя. Она подходит ко мне, обнимает, приговаривая:
— Ничего, Леночка, всё наладится. А с Людой я потом сама поговорю…
— И туфли отдай.
— Отдам, отдам.
Ночью мучаюсь, не сплю. Ворочаюсь и прокручиваю в уме наш завтрашний разговор с Германом. Придумываю, что скажу. Представляю, что он мне ответит. И молюсь: лишь бы всё получилось!
***
На следующий день жду назначенного часа и одновременно страшусь предстоящей встречи. А ближе к двум у меня уже такой мандраж, что невооруженным глазом заметно. Сижу как на иголках. В половину третьего выскакиваю из дома. Хорошо хоть бабушка ушла в магазин, и мне не пришлось объяснять, куда я направилась.
Подхожу к парку, а у самой сердце беснуется и чуть из горла не выпрыгивает. И опять себя накручиваю: а вдруг Герман не поймет? А вдруг вообще не придет?
Выворачиваю с тропинки к небольшой площади и вижу: он уже на месте. Сидит на нашей скамейке, смотрит на фонтан, а затем поворачивает голову в мою сторону…
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Герман не сводит с меня пристального взгляда, пока я иду к нему на одеревеневших ногах. Лицо его совершенно нечитаемое сейчас. Что он думает, что чувствует, чего ждать от нашего разговора — по нему невозможно понять.
Он всегда хорошо собой владел, не то что я. Уже сейчас чувствую, как меня потряхивает, хоть я и креплюсь изо всех сил. Только бы не заплакать при нем, а то в последнее время чуть что — и у меня сразу слезы.
Я подхожу, и Герман привстает. Здоровается. И садится опять только после меня.
Сегодня Герман ничуть не злится. Он абсолютно невозмутим и даже улыбнулся мне краешком губ в знак приветствия. Он безупречно вежлив и галантен, но… бесконечно, невыносимо далек. Как совсем чужой. Мы сидим рядом, а ощущение, что между нами неодолимая пропасть.
Знает ли он, что его равнодушие, пусть даже деланное, самое жестокое наказание для меня? Когда он такой, я теряю всякую опору и чувствую себя в сто крат несчастнее.
И, как назло, забываю все слова, которые вчера ночью придумала.
— Герман, — выдавливаю из себя, — вчера… это было…
— Совсем не то, что я подумал, — заканчивает за меня Герман с еле заметной усмешкой.
— В общем, да.
— Ясно. Это всё или что-то еще? — спрашивает он будничным, едва ли не скучающим тоном.
«Нет, не всё! Выслушай же меня нормально! И хотя бы постарайся понять…» — хочу ему крикнуть. Но крик застревает в горле, будто меня кто-то держит за шею. Стискивает так, что с трудом втягиваю воздух.
Отвернувшись к фонтану, я молчу, пытаясь взять себя в руки и все же не расплакаться. Но Герман хотя бы не уходит.
— Я не хотела идти к Петьке вчера, — наконец говорю ему глухо, через силу. — Я правда собиралась в библиотеку. У меня даже книги с собой были. Его мама меня встретила в подъезде и попросила отнести ему поесть. Я не могла ей отказать…
Он молчит, будто ему все равно.
— Герман, ты слышишь? Я не хотела, так получилось…
— Ну ладно, пусть так. Только что это меняет?
— Разве для тебя не имеет значения, случайно так вышло или я намеренно нарушила свое обещание и пошла к нему?
— Для меня имеет значение то, что ты соврала мне, — чеканит он, глядя мне в глаза, и его взгляд пронизывает насквозь как ледяные иглы.
— Я… я просто не хотела говорить тебе об этом по телефону. При встрече я бы обязательно тебе сказала. Я думала, ты не поймешь. Опять рассердишься… сбросишь звонок… мы поссоримся. Герман, ну не заставляй меня все время оправдываться! Я так от всего этого устала!
— Разве я тебя заставляю? Это ведь ты захотела поговорить. А я тебя просто слушаю. И честно отвечаю на твои вопросы.
— Герман, я ничего дурного не сделала… я не предавала тебя. Ну пойми же! Петькина мама всучила мне этот злосчастный пакет, потому что ее вызвали на работу. А я не могла отказать… ну, ведь это обычная помощь, не более… Не надо из этого делать трагедию.
— Как скажешь, — пожимает он плечами равнодушно.
Герман как будто отдаляется с каждой минутой еще больше, хотя куда уж. Он словно возвел вокруг себя глухую, непроницаемую стену, сквозь которую я пытаюсь пробиться, но без толку.
— Ты сейчас как… робот, — выдыхаю я с горестным полустоном. — Ты не хочешь меня услышать, не хочешь понять, а ведь обещал, что постараешься…
— Почему же? Я тебя услышал и понял.
— Но почему ты тогда со мной вот так…? — я не могу подобрать нужного слова, но он и сам догадывается. Потому что на миг проступают в нем хоть какие-то эмоции. Как внезапная вспышка.
— Да потому, Лена, что я все-таки не робот. И все прекрасно понимаю. Чернышов тебе друг, брат, бедный родственник, кто там еще… Он в беде, и твоя самаритянская душа этого вынести не может. А я, как последняя сволочь, заставляю тебя разрываться между мной и твоими высокими принципами. Потому что от твоего брата Пети меня воротит, а когда он тебя трогает, когда за ручку держит, когда… — Герман замолкает, не договорив, и заканчивает уже спокойнее: — так и вовсе перекрывает. И преодолеть это я не могу. Не могу и всё тут. Я мучаю тебя и мучаю себя. А дальше будет только хуже.
— Почему?
— Да потому что либо я себя буду ломать, либо тебя. Но и то, и другое не вариант.
— Я больше к нему не пойду. Честное слово.
— Слышали уже, — с усмешкой отвечает Герман. — Да я без упреков. Я понял — мама попросила. Только потом еще что-нибудь случится, и ты помчишься по первому зову. Уж такой ты человек, Лена, безотказный.
— И что теперь? — помертвевшим голосом произношу я, а внутри все леденеет. — Ты хочешь расстаться со мной, да?
Целую вечность он молчит. И для меня это молчание хуже пытки. Потом, вздохнув, говорит:
— Лена, ты очень хорошая. Слишком хорошая для меня. Ты уж прости, что я оказался не такой понимающий и всепрощающий…
— Ты хочешь со мной расстаться? — перебиваю я его, нетерпеливо повторяя свой вопрос, а сама чуть не плачу. И в голове неистово бьется одна-единственная мысль: «Пожалуйста, не бросай меня!»
— Нет, не хочу, — как-то устало произносит он. — Но и так, как сейчас… я так не могу. Давай возьмем ненадолго паузу. Обдумаем всё. Посмотрим…
Ну вот и всё. Даже я знаю, что «пауза» — это конец. Просто Герман, как мог, смягчил горькую правду, но сути это не меняет. Он бросает меня…
Я сижу, не двигаюсь, не отвечаю ему. Потому что больно, так больно, что вся цепенею. Даже дышу мелкими глоточками. И сказать ничего не могу, потому что если заговорю — то точно позорно разревусь.
Не знаю, сколько времени проходит — для меня оно остановилось. Герман поднимается со скамьи, оглядывает меня сверху.
— Лен, ты как? Пойдем я тебя домой отвезу.
Я отказываюсь, качаю головой.
— Идем? — Он касается плеча, но я отстраняюсь.
Сглотнув тяжелый ком, выдавливаю:
— Нет. Ты иди…
Он не двигается.
— Уходи! Пожалуйста!
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Герман все-таки довозит меня до дома. На мою просьбу уйти, он лишь пожимает плечами.
— Отвезу тебя домой и уйду.
А у меня спорить с ним совсем нет сил. Даже руку его оттолкнуть не могу, когда он держит меня под локоть, пока ведет через парк до машины.
Едем мы в молчании. Отвернувшись, я смотрю в окно, но ничего не вижу. Глаза пеленой застилают слезы. И когда водитель Германа заезжает в наш двор и останавливается, я, не мешкая, тут же выскакиваю и бегу домой. Впрочем, Герман меня и не окликает…
Бабушка уже вернулась и успела меня потерять.
— Лена! Ну разве так можно? — слышу с порога ее возмущенный голос.
Низко опустив голову, молча разуваюсь.
— Я уже не знала, что и думать. Ушла без предупреждения, на звонки не отвечаешь. Где ты…
Я поднимаю лицо, мокрое от слез, и она внезапно осекается.
— … была… — произносит бабушка совсем шепотом, точно по инерции.
Пошатываясь, иду в комнату.
— Леночка, что случилось?
— Герман меня бросил, — говорю и сама не верю. До чего чудовищно и дико звучат эти слова!
Умом-то я понимаю, что все кончено. Но до конца признать и принять это я пока не в силах. Так и свербит жалкая, глупая мысль: «Он любит меня… он просто обижен… он позвонит… обязательно позвонит или напишет…».
Мне стыдно быть такой слабой и зависимой, но все равно я беспомощно цепляюсь за эту надежду, как за соломинку. Наверное, потому что не представляю, как буду жить теперь. Без него. Это все равно что жить без сердца. Это все равно что вообще не жить…
Я обессиленно падаю на свою кровать. Бабушка присаживается рядом, о чем-то спрашивает, беспокоится. А у меня и двух слов связать толком не получается. Я так измотана, что даже плакать не могу по-настоящему. Не издаю ни звука, ни всхлипа, только слезы сами собой катятся по щекам.
— Как же так? — причитает бабушка.
Я и сама не знаю — как же так. Как мог Герман так легко и просто всё перечеркнуть, оттолкнуть меня, оставить одну… Мне же придется выкорчёвывать его из себя, выдирать с мясом, а потом как-то жить с рваной зияющей раной. А я не хочу так, не смогу…
Бабушка вокруг меня хлопочет, ругает Германа на чем свет стоит, уговаривает не принимать «слова этого подлеца» близко к сердцу, подносит то капли, то чай с ромашкой и так наивно пытается меня завлечь своим сериалом или чем-нибудь вкусным. А я, как неживая, лежу, не шевелюсь, не отвечаю ей, погрузившись в свое спасительное оцепенение. Только кажется мне, что это не слезы, а жизнь из меня вытекает…
***
Осознание приходит позже. Почти ночью, когда ложимся спать. Мне вдруг приходит сообщение — в это время Герман мне всегда писал. Я вздрагиваю, хватаю телефон с замиранием сердца, но сообщение от Чернышова. Взгляд успевает выхватить лишь первую строчку: «Лена, хочу еще раз…». Дальше я даже не читаю, отшвыриваю телефон на кровать с глухим стоном. И вот тогда меня насквозь пронизывает ясная и холодная мысль, что это конец, что я осталась одна…
Это осознание обрушивается, как лавина, и просто расплющивает меня. Даже физически больно во всем теле, буквально в каждой клетке, будто и впрямь мне раздробило кости, разорвало плоть.
Я реву вслух, повторяя как заведенная:
— Мне плохо… мне так плохо… терпеть невозможно… Бабушка, я не смогу без него… Я не хочу жить…
Бабушка, уже в ночнушке, обнимает меня крепко-крепко.
— Что ты такое говоришь?! Нельзя так даже думать! Черт с этим Германом. Он тебя не стоит. Забудь его. Отвалился, ну и пусть! Туда ему и дорога.
— Я… не могу… не смогу без него…
— Сможешь, Леночка. Еще как сможешь, вот увидишь. Это тебе сейчас так кажется. Потом станет легче. Ты, главное, не думай сейчас о нем. Думай о себе.
Я качаю головой. Хочу сказать, что не могу о нем не думать, но вместо слов выходит какое-то нечленораздельное мычание.
— Не думаешь о себе, ну хоть обо мне подумай немножко. Ты же у меня единственный свет в окошке. Лучик мой. Тебе ведь нельзя так переживать… Все у нас будет хорошо, а он еще пожалеет… горько пожалеет, что тебя потерял…
***
Наутро я просыпаюсь совершенно больной и разбитой. Минувшая ночь была ужасной. Самой черной, самой страшной для меня. Я как в агонии металась почти до утра. Только с рассветом я от изнеможения… нет, даже не уснула, а впала в тяжелое забытье.
Но сон не принес ни малейшего облегчения. Мне все еще очень больно. Кажется, что внутри всё жжет и кровоточит, но я стараюсь загнать боль поглубже, насколько возможно. Усилием воли заставляю себя подняться с постели. Думала, сразу рухну обратно, но нет, встаю, что-то делаю на автомате — самые простые, обыденные вещи, конечно: умыться, одеться, застелить постель. Односложно, но все-таки осмысленно разговариваю с бабушкой и даже умудряюсь проглотить немного супа.
Мне ужасно стыдно перед бабушкой. Как она, бедная, вчера намучилась из-за меня! Не отходила ни на шаг, пока я не уснула. А с утра уже на ногах, опять хлопочет. Суп вот сварила.
— Как ты, Леночка? — спрашивает бабушка.
Я пожимаю плечами и тихо отвечаю:
— Плохо, но…
Так трудно подобрать нужные слова. Особенно когда голова как ватная.
— Я вчера… не в себе была. Бабуль, ты не бойся. Я не собираюсь умирать или что-то еще, это была истерика, наверное. Я напугала тебя… Прости. Я очень тебя люблю.
— Знаю, знаю. Всю душу тебе этот Герман вытрепал. И мне заодно, — вздыхает бабушка. — Из-за чего он так поступил, сказал хоть?
Я киваю. Бабушка молча ждет продолжения. А мне пересказывать, даже коротко, совсем не хочется — это же как на свежую рану соль. Как будто всё заново пережить. Но после вчерашней истерики не могу просто отмахнуться от бабушки. Я ведь и правда вчера здорово ее перепугала. И страдает она сейчас вместе со мной. Так что скрепя сердце рассказываю без лишних подробностей, как все было.
— Объявится еще твой Герман, — выслушав, заключает бабушка. — Остынет и придет как миленький. Или позвонит. Это он тебе от обиды наговорил, в сердцах.
— Нет, бабушка. Герман просто так ничего не говорит.
— Вот увидишь, — заверяет она. — Через день-другой объявится.
И я так хочу ей верить! Так хочу, чтобы она оказалась права…
***
Но бабушка ошиблась. Во всем ошиблась.
Время шло, а Герман ни разу мне не позвонил, не написал, вообще никак не дал о себе знать.
И легче мне не стало. Хоть я больше и не глотаю слезы ночами, перечитывая нашу переписку, но внутри по-прежнему саднит и ноет.
Я приказываю себе о нем не думать. Очень стараюсь, но получается плохо. Я тоскую по нему. Каждый день, каждую минуту. Так тоскую, что внутри все скручивается в тугой узел.
Но сама ему тоже не звоню и не пишу. Не из гордости, нет. А потому что знаю — это ничего не изменит. Только растравлю себя еще хуже. Потому что Германа не волнуют условности. Если он захочет позвонить, то позвонит. А раз до сих пор молчит — значит, он не желает меня слышать. И видеть. И знать…
Виделись мы с ним дважды за это время. Хотя первый раз — не в счет. Мы тогда — в начале июня — сдавали экзамен по русскому, который проходил в шестьдесят девятой школе. Нас туда организованно отвозил автобус, но Герман, конечно же, приехал отдельно и к нашему классу даже не подходил. Я лишь мельком видела его машину за школьными воротами. Его же самого в такой толпе не нашла, хотя высматривала. Распределили нас с ним в разные группы, развели по разным кабинетам. А когда я дописала и вышла, то машины уже не было. Не то чтобы я надеялась, что он меня дождется… хотя, конечно, надеялась…
А второй раз — вчера. Когда сдавали математику. В семнадцатом лицее. На этот раз Герман, хоть и приехал к лицею самостоятельно, а не со всеми вместе, но вдруг решил присоединиться к нашим.
Нас еще не запустили, держали во дворе. Мы стояли чуть в стороне от остальной толпы. Олеся Владимировна нас всячески подбадривала и успокаивала одновременно. Рассказывала, как несколько лет назад сдавала ЕГЭ сама и приобнимала меня за плечи, хотя я волновалась за экзамен меньше всех. А потом вдруг она замолкла на миг, глядя куда-то за нашими спинами. Все обернулись, как по команде. Я тоже посмотрела вбок и увидела Германа.
Он не спеша подошел, поздоровался со всеми, а я против воли тотчас напряглась так, что Олеся Владимировна это почувствовала. Даже наклонилась и что-то спросила на ухо. Но у меня вмиг разогнался пульс и оглушительно частил в ушах, что я и не услышала ее шепота. Внутри, казалось, натянулись до предела невидимые струны. Они вибрировали и рассылали волнами дрожь по всему телу.
Я не смотрела на Германа. Лишь пару раз взгляд невольно соскальзывал на него, но я тут же его отводила. Больно было на него смотреть. И находиться с ним рядом оказалось очень тяжело. Воздух буквально поперек горла вставал.
Германа наши засыпали вопросами, особенно Михайловская. Она, конечно же, заметила еще раньше, что мы расстались, и теперь льнула к нему, спрашивала что-то про Канаду, смеялась. Даже обронила вроде как походя, но я уверена, что специально, для меня:
— Ой, Герман, мы вот вчера с тобой вечером поговорили по телефону…
Ее слова били по больному, жгли, резали. Мне он ни разу не позвонил, а с ней — разговаривал. Правда сейчас он ей почему-то ничего не отвечал, хотя она из кожи вон лезла. Может, при мне не хотел.
Я почувствовала, как Олеся Владимировна ободряюще сжала мое предплечье. Мне же хотелось расплакаться и убежать. Но это было бы очень глупо, поэтому я стояла и терпела эту пытку. И даже вымучила для нее слабую улыбку.
Наконец всех стали запускать в лицей. Наши тоже потянулись к крыльцу. Только я задержалась на месте. И Герман. Я не заметила, как он в этой сутолоке оказался прямо напротив меня. Остановился в шаге, словно преградив мне путь. Михайловская его окликнула пару раз, но он никак на нее не отреагировал, и она, помешкав, ушла вслед за нашими.
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Я попыталась его обогнуть, но, когда поравнялась с ним, Герман придержал меня за локоть и развернул к себе. Сердце еще неистовее заметалось в груди.
— Лен, подожди…
Я остановилась — ну, не вырываться же истерично, хотя его пальцы так и жгли кожу сквозь ткань блузки.
— Я ей не звонил, — сказал Герман.
— Что? — просипела я — в горле вдруг пересохло, а язык стал как наждачная бумага.
— Я не звонил Михайловской. Она сама меня набрала, спрашивала по учебе. Я бы не стал.
Меня уязвило, что он так легко разгадал мои мысли, распознал мою ревность.
— Мне все равно, — соврала я, заливаясь жгучей краской.
— Да не все равно тебе, — вздохнул он.
— Даже если и так, то это ведь уже не твои проблемы. И ты не обязан объясняться… мы же расстались, — выпалила я почти на одном дыхании.
Правда, прозвучала моя тирада как-то обиженно и даже как будто с унизительными нотками вопроса в конце: мы же расстались? Или, может быть, нет?
Герман на это ничего не ответил, лишь впился взглядом, острым как нож. Как скальпель хирурга, который рассекает грудь и вонзается в самое сердце.
Меня заколотило: ну, зачем он меня остановил? Зачем заговорил? Зачем вообще подошел? Все эти дни были для меня самыми тяжелыми. Я кое-как свыклась с мыслью, что мы больше не вместе. А он лишь разбередил и без того не зажившую рану.
— Герман, что тебе от меня нужно? — с дурацким надрывом произнесла я. Но голосом своим я в ту минуту совсем не владела. — Ты ведь бросил меня. А теперь лезешь в душу.
— Прости... Я лишь хотел узнать, как ты.
Хотела бы я быть гордой и равнодушно бросить: «Со мной все прекрасно». Но мне такая выдержка и не снилась, да и он опять выбил почву у меня из-под ног.
— Плохо! — почти выкрикнула я в сердцах. — Ты рад?
— Нет, чему тут радоваться, — пробормотал Герман, глядя на меня теперь с неприкрытой жалостью.
— А что ты хотел услышать, Герман? Что мне хорошо? — У меня вырвался истеричный смешок. — Нет, мне плохо. Пока еще плохо. Я же не деревянная. Но ты не переживай, я справлюсь. Только не надо подходить ко мне больше, не надо спрашивать, как я. Ничего не надо. От этого только хуже! Я забыть тебя хочу и просто жить дальше.
Он убрал руку, и я сразу же припустила к лицею, не оглядываясь.
Даже не знаю, как я написала тест. Сначала вообще никак не могла собраться — Герман меня совершенно выбил из колеи. Смотрела в листок, а перед глазами все плыло. Но обстановка на экзамене была такая, что хочешь — не хочешь в себя придешь. Поэтому что-то там я все же написала. Но потом опять чувствовала себя весь день какой-то выпотрошенной.
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Идти на выпускной я не хотела. По многим причинам: нечего надеть, общаться не с кем. Да и с нашими отношения у меня натянутые. Но главная причина — это Герман.
С одной стороны, мне до сих пор безумно хочется его увидеть, хоть разок напоследок. Подчас я просто задыхаюсь от тоски по нему. И страшно злюсь на себя за это. А с другой — я же понимаю, что весь вечер буду страдать. Зачем нужна эта агония?
Но Олеся Владимировна уговорила. Заходила к нам узнать, как продвигается сбор средств, посокрушалась, что так медленно, ну и спросила заодно про выпускной: готовлюсь ли, волнуюсь ли. А как услышала, что я идти не собираюсь, тут же взялась меня переубеждать:
— Да ты что, Лен! Обязательно надо пойти! Обязательно! — говорила она с жаром. — Выпускной бал бывает всего один раз в жизни. Это же такое событие! Понимаю, что у тебя с некоторыми одноклассниками были сложности, но это, считай, уже в прошлом. Вы одиннадцать лет были вместе, а сейчас со многими ваши дороги разойдутся навсегда.
Я молча ее слушала, а сама думала: прав Герман на ее счет. Прав в том, что ей всегда и до всего есть дело. Только его это раздражало, а меня, наоборот, трогает. Пусть для него она назойливая дама, которая всюду сует свой нос, а я считаю это неравнодушием. А еще подумалось, что хочу быть не просто учителем — хочу быть такой же, как она.
— …выпускной — это и торжество, и возможность попрощаться с товарищами и учителями, и праздник… — продолжала Олеся Владимировна. — А тебе, как никому, нужны сейчас приятные эмоции. Даже если у вас сейчас разлад с Горром, все равно не надо себя лишать радости. Да может, вы еще и помиритесь там. К тому же вы ведь сдали деньги на выпускной, а вернуть уже не получится. Родительский комитет всё уже оплатил.
Бабушка тоже подключилась:
— Да, Леночка. Ты и так всё последнее время дома сидишь. Никуда не выходишь, совсем зачахла… Сходи, развейся.
И я уступила. Не потому, что передумала и захотела на праздник, а просто после такой пылкой речи Олеси Владимировны стало как-то неудобно отказывать. Мне кажется, она бы очень расстроилась.
И вот теперь я сижу перед трюмо и пытаюсь привести себя в божеский вид. Там ведь все-таки будет Герман…
Бабушка права — я действительно как-то зачахла. Подурнела. Гляжу на свое отражение и ужасаюсь: вот честно, краше в гроб кладут. Лицо такое бледное, ни кровинки. Даже с синевой как будто. И губы почти бесцветные. Зато глаза на пол-лица и горят как в лихорадке.
Слышала, что наши девчонки наперебой записывались в салоны. И если не все, то добрая половина будет с профессиональным макияжем и стильными прическами. Про наряды и говорить нечего. Та же Михайловская не раз упоминала в классе, что платье у нее будет фантастическое, из какой-то супермодной и крутой коллекции. Да и другие девочки хвастались. Ну а я, наверное, буду выглядеть среди них золушкой. Платье у меня милое, но простое совсем. Больше похоже на летний сарафан.
«Ай, какая разница!» — не без досады отмахиваюсь я. Никогда я не зацикливалась на одежде. И сейчас не буду.
Тетя Люда свои туфли отказалась забирать, прямо вытолкала бабушку, когда та принесла ей их в пакете. Теперь этот пакет пылится у порога. Но я эти ее туфли ни за что больше не надену. Так что достаю прошлогодние босоножки, белые, в цвет платья. Придирчиво оглядываю себя с ног до головы. Вид у меня, может, и не очень нарядный, но бабушка заверила, что выгляжу я чудесно.
С косметикой я не очень дружу. Тонкостей всяких не знаю. Но в конце концов, после двух часов проб и ошибок, выходит, по-моему, неплохо. Накрасилась я не слишком броско, но лицо теперь кажется гораздо ярче и выразительнее. Ну а волосы оставила как есть. Вспоминаю с грустью, что Герману нравилось, когда я ходила с распущенными кудрями. И тут же одергиваю себя: не все ли равно теперь, что ему нравится!
***
Отель «Интурист», где у нас выпускной, от моего дома недалеко. Четверть часа прогулочным шагом — и я уже на месте. Иду, озираюсь по сторонам и почему-то жутко волнуюсь. И жалею, что бабушка не пошла со мной. Хоть бы уж Олесю Владимировну встретить скорее!
Просторная парковка перед отелем забита машинами. Правда, они по большей части подъезжают и вскоре отъезжают. На широком крыльце, сбившись в небольшие группки, стоят парни и девушки: и наши, и из 11 «Б». И все красивые и нарядные. Я даже не сразу узнаю Агееву, Ларину, Сорокину. У них такие роскошные вечерние платья.
Я не знаю, чего все ждут, почему стоят на крыльце и не заходят внутрь, но тоже останавливаюсь у одной из колонн. Правда, стою одна и чувствую себя от этого неуютно.
Спустя пару минут прямо к крыльцу подъезжает машина, и из нее слегка неуклюже выбирается Михайловская. Но зато потом шагает как королева. И выглядит тоже. На ней синее платье по фигуре из струящейся блестящей ткани. И правда, оно — потрясающее: длинное, в пол, а спина полностью обнажена. Каштановые волосы у нее уложены в какую-то совершенно невообразимую прическу. Я рядом с ней смотрюсь, наверное, как пастушка.
Ну и пусть, зло говорю себе. Не в нарядах счастье.
Михайловская гордо шествует мимо, умудряясь на ходу оглядеть меня с головы до ног и презрительно фыркнуть. Останавливается рядом с парнями.
— Вау! — приветствует ее Гаврилов. — Умереть не встать!
— Какая женщина! — подает голос Ямпольский.
— Дурак, — беззлобно говорит ему Михайловская.
— Э-э! Это был комплимент, между прочим!
— Ага, я так и подумала.
— Реально, Светка, выглядишь офигенно. Я б тебе отдался.
— Отвали, а? Слушайте, не видели, Герман уже приехал?
— Не, не было еще, — отвечает Шатохин.
— Ну и на хрена тебе Горр? — спрашивает Ямпольский, а у меня против воли сразу напрягается слух, словно срабатывает рефлекс на имя Германа. — У него своя женщина есть, а я свободен.
Он пытается приобнять Михайловскую, но та отбрасывает его руку.
— Остынь. Какая там женщина, я тебя умоляю, — хмыкает она и оглядывается на меня.
Ямпольский тоже оборачивается, и остальные парни — следом, как по цепной реакции.
Я жду от него насмешки и какой-нибудь скабрезности в его духе, но он лишь удивленно приподнимает брови.
— Ух ты, — произносит он. Шатохин и Сенкевич тоже смотрят так, словно видят меня впервые.
Михайловская ловит их взгляды и закатывает глаза.
А потом начинается оживление. Все, кто стоял на крыльце, заходят внутрь. В холле отеля нас уже встречает мама Агеевой и ведет в конференц-зал — там, говорят, нам будут вручать аттестаты.
Потоком меня прибивает к Соне Шумиловой. Она сконфуженно здоровается, я тоже. Но говорить нам, похоже, больше не о чем.
А Германа почему-то нет…
***
Всю торжественную часть я сижу как на иголках. Потому что Герман все же пришел и устроился на свободное место позади меня. Он сидит не совсем за моей спиной, чуть наискосок. Но я каждую минуту чувствую на себе его взгляд. Смотрю перед собой, на импровизированную сцену, где выступает директриса, но едва улавливаю ее слова.
Я и сама не знаю, почему так нервничаю, но как ни пытаюсь себя утихомирить — все тщетно. Сердце так беснуется, словно обезумело.
Свой аттестат, когда меня вызвали, иду получать на негнущихся ногах. Даже директриса замечает мою нервозность и с улыбкой говорит во всеуслышание:
— Ну что ты, Лена, так волнуешься? Аж дрожишь. Все уже позади, ЕГЭ сдали, сейчас самое время расслабиться…
Я вымученно улыбаюсь ей, и на миг вдруг кажется, что свет вокруг гаснет и зал погружается в темноту. Но это лишь какое-то секундное затмение. Из-за нервов, наверное. Но обратно идти еще тяжелее. Особенно под пристальным взглядом Германа.
***
После торжественной части мы перемещаемся в банкетный зал. И у меня дыхание перехватывает — так там красиво. Все кругом сверкает и переливается огнями: и мраморный пол, и стены с ажурной лепниной, и массивные хрустальные люстры, и посуда с позолотой. Словно нас перенесло лет на двести назад в бальную залу какого-нибудь роскошного дворца. Только инсталляции из белых и золотых шаров и современная музыка не дают уйти с головой в эти ощущения.
Нас приглашают к столикам — каждый сервирован на пять-шесть персон и возле приборов — карточка с именем, кому куда садиться. Две-три минуты, пока мы ищем свои места, в зале царит сутолока. Моими соседями оказываются Илья Жуковский, Соня Шумилова, Тимофеева и Невидимова.
А Герман теперь сидит далеко от меня. Его и не видно с моего места. Но так даже лучше — я хоть смогу дышать спокойно.
— Ты сегодня такая красивая, Лена, — ни с того ни с сего отвешивает мне комплимент Жуковский.
— Спасибо, — вяло улыбаюсь я.
— И ты тоже, Соня, — помешкав, добавляет он, обращаясь к Шумиловой. Соня и правда сегодня очень хорошенькая.
Вечер ведет специально приглашенный тамада, который больше напоминает клубного ди-джея. Он и выглядит как-то неформально — в драных джинсах и в ярко-желтом пиджаке поверх растянутой майки, и говорит громко, быстро и почти безостановочно. Да и шутки у него на грани. Даже удивительно, что наша церемонная директриса наняла такого эпатажного ведущего, хотя, может, это родительский комитет его нашел.
Этот тамада сначала настойчиво старается нас споить, объявляя тост за тостом. Потом зазывает танцевать. Музыку, кстати, как раз включает клубную, какой-то сплошной бит. Но многие танцуют, даже учителя и родители. Даже Олеся Владимировна и директриса.
Только Германа среди танцующих не вижу.
Наш столик, наверное, единственный, на котором бутылка шампанского никак не опустеет. Я совсем не пью, остальные — по чуть-чуть. Может, поэтому у нас никто и не танцует.
Хотя… после очередного трека тамада вдруг объявляет белый танец и включает «Выпускной» Басты. И Соня вдруг приглашает Илью Жуковского.
Тот в первый момент теряется, но приглашение принимает. А потом вдруг вижу, как на середину зала выходит Михайловская и ведет за руку Германа...
К лицу тотчас приливает кровь, горячая как кипяток. И так же мучительно жжет под ребрами. Я отвожу взгляд — смотреть на них невыносимо. Но все равно глаза сами собой то и дело возвращаются к ним. Ко мне подсаживается Олеся Владимировна. Что-то говорит то ли веселое, то ли утешительное, а я лишь бездумно киваю, даже не вникая в смысл ее слов. Потому что мне так плохо... Потому что думаю лишь о том, как бы сохранить лицо.
А затем они выходят из зала. Оба. Вместе. Герман и Михайловская.
Я провожаю их больным взглядом и чувствую, как вся моя выдержка рассыпается, а горло раз за разом сжимает спазм...

64. Лена

Мне не хватает воздуха, как будто горло сжато тисками, а легкие скукожились. Каждый вдох — через силу. Какое уж тут «держать лицо»? Чувствую, как сами собой кривятся губы и мелко дрожит подбородок, как больно жжет сухие веки.
Ловлю на себе взгляд Сони Шумиловой, любопытный и слегка самодовольный. Правда, она тут же спохватывается и напускает на себя сострадательный вид. Остальные за нашим столом сконфуженно молчат, будто я им мешаю веселиться, но сказать об этом неловко.
Олеся Владимировна берет меня за руку. Что-то говорит-говорит, вокруг смех, голоса, играет музыка. А для меня все эти звуки, искажаясь, сливаются в жуткую какофонию. Пестрая картинка перед глазами тоже начинает расплываться.
Зачем я пришла? Зачем?
Я вскакиваю и почти бегом покидаю зал. На кого-то налетаю в дверях, даже не вижу, кто это. Но слышу за спиной чужие насмешливые голоса, кажется, это парни из 11 «Б».
— Девки Горра не поделили…
— Если будет махач, ставлю на Михайловскую.
Боже, как унизительно, как стыдно!
Я вовсе не собираюсь искать их, Германа и Михайловскую. Как такое могло прийти кому-то в голову! Я просто хочу скрыться от чужих глаз. Побыть одной, успокоиться, а потом незаметно уйти домой… и больше никогда не встречаться с Германом.
Я дышу как загнанная лошадь и мечусь по огромному, оживленному холлу. Заворачиваю то в лобби-бар, то в сувенирную лавку. Здесь столько одинаковых дверей из матового стекла, столько коридоров, а я в раздрае и совершенно не помню, где дамская комната. От этих метаний голова начинает кружиться еще сильнее.
Наконец рядом с одной из дверей замечаю табличку-указатель с черным женским силуэтом. И практически одновременно со мной туда же мчится Патрушева, будто ей приспичило. Грубо оттолкнув плечом девочку из 11 «Б», которая как раз выходила, врывается в уборную.
Я захожу следом и не сразу замечаю, что там Михайловская. То есть я вообще ничего вокруг себя толком не вижу, только размытые очертания. Я и Патрушеву-то узнала лишь по голосу, когда она рявкнула той девочке:
— Куда прешь!
От расстройства, а, может, из-за головокружения всё кажется тусклым и темным. Если сильно-сильно зажмуриться и открыть глаза — то на несколько секунд видимость проясняется, но потом опять словно подергивается мрачной дымкой. Так уже бывало у меня, перед приступами. Надо принять таблетки, но главное — успокоиться и продышаться.
Михайловская, видимо, тоже меня не замечает. Не обращает внимания, кто там еще вошел… Как и я не посмотрела, кто здесь есть, а сразу устремилась к умывальникам. И понимаю лишь, что она тут, когда из дальнего конца уборной слышу ее сдавленный голос:
— Сумку мою принесла?
— Ага, на вот, — отвечает Патрушева. — Ой, а ты чего? Свет, ты что плачешь? Что случилось? Это из-за Германа?
— Он, прикинь, послал меня… — говорит она с полувсхлипом-полусмешком.
— Да ты что? Прям послал?
— Ну не прям матом, конечно, но все равно… Я, как дура, перед ним унижалась… Герман, Герман… — сбивчиво, сквозь плач рассказывает она, — а он…
— В смысле унижалась?
— Блин, не тупи, а! Сказала ему… ой, лучше не спрашивай…
Она так горько плачет, что мне ее жалко. И стыдно оттого, что всё это слышу, пусть и ненароком. Я посильнее включаю холодную воду, аккуратно, чтобы не поплыла косметика, промакиваю пылающий лоб и виски. И даже сквозь шум воды слышу их разговор.
— А что он?
— Слышала бы ты его… видела бы, как он смотрел на меня… как на г**но какое-то… Другой бы на его месте…
— А сказал-то он что?
— Что ему это неинтересно… Прикинь? Я ему всю душу… а он… неинтересно… А с этой лахудрой, значит, интересно… Скажи, ну вот что он в ней нашел, а? Она же тупая овца…
Поставив сумочку на каменную столешницу с мойками, я торопливо ищу свои таблетки и, как назло, никак не могу их нащупать.
— Вылупит свои глаза и смотрит… Такая типа святоша, куда деваться… А видела, в чем эта малохольная приперлась? Это же лютый колхоз… крестьянка в сельском клубе… Она и Горр — ну, это же смешно просто.
— Так они же, вроде как, расстались?
— Угу, вроде как… Как же я ее ненавижу! Как она меня бесит! Она мне как кость в горле. Прямо смотреть не могу на ее тупую рожу, так бы и… Э-э… стой, — Михайловская осекается, потом спрашивает чуть тише: — Это что, она там, что ли? Третьякова?
— Где? Ой, точно! Вот сучка, подслушивает стоит.
— Эй, Третьякова, ты чего тут забыла?
Я никак не реагирую, даже не оборачиваюсь, словно их вообще здесь нет. Продолжаю искать бутылек с таблетками. И наконец он попадается мне в руки.
— Тебя спрашивают, эй! — истерично выкрикивает Михайловская. — Какого хрена ты тут встала и уши греешь, овца?
Я молча отвинчиваю крышку и бровью не веду — пусть себе хоть заорется. И вдруг чувствую, как кто-то резко хватает меня за руку и больно дергает. Бутылек выскальзывает и падает, а таблетки рассыпаются по полу.
— Наша святоша решила закинуться колесами? — с каким-то диковатым смехом говорит Михайловская, а затем, гримасничая, елейный голосом добавляет: — Ой, а таблеточки-то рассыпались… как не повезло-то!
— Пусть с пола теперь их жрет.
— Вы совсем уже?! — негодуя, выкрикиваю я. — Это от сердца!
— Это от сердца! — кривляясь, со смехом передразнивает меня Михайловская. И тут ж шипит в лицо: — Как же я тебя ненавижу! Ты — тупая корова. Что уставилась?
Я приседаю, хочу поднять бутылек в надежде, что там хоть что-то осталось, но Патрушева отпинывает его подальше, попадая еще и мне по пальцам.
— Сволочи! — вырывается у меня от отчаяния. Пытаюсь вскочить на ноги, но Патрушева не дает. Схватив за волосы, давит вниз.
— Чего ты там вякнула? — возмущенно переспрашивает Патрушева. — Щас покажу тебе сволочей!
— Отпусти! — Я пытаюсь вырваться, но она еще сильнее сжимает кулак, стягивая волосы до боли.
Дверь уборной распахивается, кто-то входит, но я даже не вижу, кто. Кричу:
— Помогите!
— Что надо? — рявкает Михайловская. — Пошла отсюда! Потерпишь. Эй, Шумилова! Стой! Только попробуй кому-нибудь вякнуть.
Значит, это Соня…
Я отчаянно машу руками, царапаю, но Патрушева теперь и на плечи давит коленями, всем своим весом, стараясь пригнуть меня еще ниже. Лицом к самому полу. К туфлям Михайловской, которая стоит прямо передо мной.
Надо мной.
— Жри с пола свои таблетки! Ну! Давай!
— Убери руки! Отпусти меня! — задыхаясь, кричу я. И, обезумев от ужаса, одной рукой упираюсь в пол, а второй — цепляюсь за платье Михайловской. Струящийся шелк тут же с треском рвется.
— А-а! — вопит, отскакивая от меня, Михайловская. — Эта сука мне платье порвала! Ты, уродка, ты хоть знаешь, сколько оно стоит?! Почку свою продашь, поняла? Чтоб расплатиться! Блин, как я теперь выйду? Сука! Тебе конец!
Патрушева меня отпускает. Шатаясь, я встаю, но почти сразу Михайловская бросается ко мне как разъяренная кошка. Толкает к стене и тоже хватается за мое платье. Рывками дергает вниз, но оно не поддается. Я хочу ее оттолкнуть, поднимаю руки и тут же обессиленно роняю. Хочу кричать, но ни звука больше не могу вымолвить. Спазм в горле такой сильный, что не могу дышать. Перед глазами стремительно темнеет. Вопли Михайловской становятся далекими и какими-то нереальными. А я сама словно падаю в яму беспросветную, бездонную.
На краю ускользающего сознания чувствую, как кто-то подхватывает меня на руки и быстро уносит. Куда-то бежит.
Слышу издалека крики, гул, шум, а потом всё стихает… На какую-то секунду меня выдергивает из небытия голос Германа. Он звучит так близко, что мне мерещится, будто всё это не по-настоящему. Что он просто в моей голове. Но нет, это действительно Герман. Я ощущаю его крепкие руки, его запах, его тепло. И его страх...
— Лена! Ты меня слышишь? Лена! Леночка!
— Да, — шепчу ему я.
Но он почему-то меня не слышит и кричит с еще бо́льшим отчаянием:
— Лена! Ленка! Только держись! Не смей умирать! Слышишь? Я же люблю тебя!

65. Лена

Бабушка прорывается ко мне с боем. Уже очень поздно, за окном — почти стемнело. Медсестра не хотела ее пускать. Только когда бабушка обессиленно опустилась на кушетку в коридоре и заплакала, разрешила быстренько зайти в мою палату и сразу обратно.
Она сидит на краю кровати и беззвучно плачет. Хочу сказать ей, что всё уже хорошо, но спросонья голова тяжелая, а в горле пересохло и собственный язык кажется каким-то инородным и неповоротливым. Хочу обнять ее, но капельница мешает. Поэтому я лишь легонько глажу бабушку свободной рукой.
Она ловит мою руку, подносит к лицу, прижимается к ней губами.
— Доченька моя… птиченька… ручка такая худенькая… маленькая…
— Не плачь, — шепчу я еле слышно, с трудом разлепляя сухие губы.
— А кто плачет? Никто не плачет, — качает она головой и пытается выдавить улыбку, а у самой глаза слезятся.
Бабушка отворачивается, чтобы незаметно смахнуть слезы. Но не справляется с собой. Слышу, как у нее вырывается судорожный всхлип и перерастает в сдавленные рыдания. Бабушка зажимает рот рукой, но спина ее трясется. А мне это просто разрывает сердце.
— Не плачь, не надо… — сипло прошу я. — Это был обычный приступ, ничего страшного.
Женщина-соседка по палате поднимается со своей кровати, наливает в стакан воды и подносит бабушке.
— Вот, выпейте. Или хотите, я схожу на пост, попрошу успокоительное у девочек?
Бабушка качает головой, но послушно выпивает почти весь стакан. И понемногу успокаивается. Тяжело встает и начинает выкладывать из хозяйственной сумки на тумбочку какие-то свертки, пакеты, коробку сока.
— Леночка, поешь потом, хорошо? А тут яблоки и мандарины…
Я даже думать о еде не могу, но заверяю ее:
— Конечно! Вот только уберут капельницу и поем.
В изножье кровати ставит еще один пакет.
— Там халат, тапочки, полотенце. Я, может, что-то забыла… впопыхах собирала… видишь, даже сама вон в домашнем платье… Ты утром позвони, скажи, что еще тебе принести, хорошо? Я завтра пораньше приду, чтобы с врачом поговорить.
В палату заглядывает медсестра и многозначительно смотрит на бабушку. Та сразу спохватывается, пятится к двери и торопливо мне повторяет:
— Леночка, звони мне, слышишь? Все время звони. Чтоб я знала.
— Да, конечно. Бабушка, а тебе кто сказал… ну, что я здесь? Кто-то из наших позвонил? Сонька?
— Олеся Владимировна. Она не звонила, они за мной приехали. И сюда потом отвезли.
— Они?
Сразу вспыхивает мысль: может, Олеся Владимировна с Германом?
— Да, она и ее молодой человек. Они сейчас внизу ждут…
Бабушка уходит, а до меня только тогда доходит, что не смогу позвонить ей. И вообще никому. Я без понятия, где остался мой телефон, где теперь моя сумочка…
Глупо, наверное, но все мои мысли неизменно возвращаются к Герману. Действительно ли это был он? А эти его слова, что любит меня… правда ли он говорил их, а может, мне в бреду померещилось?
***
Поднимают нас рано, меня сразу отправляют на анализы: кровь, ЭКГ и далее по списку.
Около десяти — обход. Но лечащий врач ничего толком мне не говорит. На все мои вопросы отшучивается только, что умереть мне здесь никто не даст.
Не знаю, сказал ли он что-нибудь вразумительное бабушке — она к нему в ординаторскую еще до обхода пробилась.
К обеду суета в отделении заметно стихает, а к двум оно превращается в сонное царство. А после четырех начинается самое настоящее паломничество. Ко мне приходит не только бабушка, но и соседка, и Соня Шумилова, и Жуковский, и Олеся Владимировна. Причем почти одновременно, так что я даже не могу спросить ни у кого про Германа. Наедине бы решилась — а вот так, при всех, не могу.
И уходят они тоже как-то вместе. Соня с Ильей Жуковским, а Олеся Владимировна с бабушкой и соседкой — она вызывается отвезти обеих домой.
Я остаюсь одна и… жду Германа. До самого вечера. Но он так и не приходит. И я снова терзаюсь: неужели ему все равно? Даже если всё вчерашнее было моей галлюцинацией, и Герман не спасал меня, и тех слов не говорил, но сейчас-то он знает, что со мной случилось. Разве ему все равно?
***
— Скоро меня выпишут? — спрашиваю врача на следующий день.
— Скоро-скоро, не переживай. Приступ мы купировали, прокапали тебя, состояние более-менее стабилизировалось. По анализам чего-то такого катастрофичного я не вижу. Про аневризму ты знаешь, и про то, что операция нужна... А в остальном... В общем, пару дней понаблюдаем, если все нормально — отпустим домой. Если пообещаешь больше не пугать нас приступами.
Я упрашиваю его отпустить прямо сейчас, но он лишь посмеивается.
— Лежи отдыхай, еще успеешь домой. Меня и так сегодня с утра из-за тебя дергали, — изрекает он, с многозначительным и малопонятным видом подняв указательный палец вверх.
С досады я чуть не плачу. Я же здесь как в клетке!
Но когда приходит бабушка, старательно делаю безмятежный вид, чтобы ее не расстраивать. А вот когда остаюсь одна — хоть волком вой. Я бы, наверное, и выла, если бы в палате никого больше не было. Но при людях стыдно.
Зато наконец удается поговорить по душам с Олесей Владимировной. И узнать то, что так меня волновало.
Она приходит сегодня позже обычного и, к счастью, одна. Мы спускаемся с ней в больничный двор. Там разбит небольшой скверик, вдоль дорожек есть скамейки. Можно сесть и спокойно, без помех и чужого внимания, пообщаться.
— Спасибо вам… — первым делом горячо благодарю ее я.
— Да за что? — искренне удивляется она. — Я же виновата, уговорила тебя, а сама не уберегла. Ты прости меня, пожалуйста, Лена. Я просто никак не ожидала, даже подумать не могла, что они способны на такое…
— Вы не виноваты, — смущаюсь я.
— Виновата, еще как виновата! Страшно представить, что бы случилось, если бы Соня не позвала Германа… если бы Герман не успел...
— Значит, это все-таки был он… — говорю я, даже не ей, а, скорее, себе. Но она подхватывает:
— Он! Да… Герман, конечно, своеобразный… но здесь он — молодец. Я-то от страха совсем растерялась, да и все там тоже… Звали врача, врача — нет. Такой ужас! Все в панике. А он с тобой на руках бегом… сразу в машину… Хорошо, что машина его тут же у входа стояла. Он тебя отвез. Следом я приехала сюда. Потом уже за бабушкой твоей съездила.
— А где мой телефон, вы не знаете?
— Нет… потерялся, что ли? И сумка тоже? Ну надо же, этого еще не хватало… Я попробую узнать, поспрашиваю. Да, надо было хоть вещи твои взять. Но я такая паникерша, перепугалась за тебя и про все забыла, конечно… А что было еще в сумке? Документы, деньги?
— Только телефон, ну и немного денег, да.
— Может, Герман взял? Я спрошу у него. Но, если что, у меня дома есть старенький аппарат, я его тебе завтра привезу. Только вот симка… ну, ладно, с этим тоже что-нибудь придумаем. Лен, все-таки скажи, что там произошло? А то Соня Шумилова одно говорит, Михайловская и Патрушева — другое… К тебе еще не приходил инспектор из ПДН?
Я качаю головой.
— Ну, придет еще, значит. Опросит тебя… Ты, Лена, главное, не выгораживай никого. А то пожалеешь их, и все им с рук сойдет. Я не кровожадная, но я — за справедливость. Так что говори все, как было, ничего не утаивай. Соня сказала, что они… издевались над тобой. Светлана, конечно, сейчас плачет, клянется, что не знала ничего про твой недуг. Говорит, что просто толкнула тебя за то, что ты порвала ей платье. Кстати, она тоже собиралась прийти к тебе с извинениями. Не приходила, нет? А из-за чего вообще все это случилось? Из-за Германа?
Я киваю, а она качает головой.
— Ох, уж этот Герман…
А мне так хочется еще что-нибудь про него узнать. Может, она с ним виделась? Может, знает, почему он не приходит?
— А вы с ним не разговаривали? Ну, после этого…
— С кем? — зачем-то переспрашивает она, хотя я вижу, что она и так это понимает.
— С Германом.
— Ну… — теряется она. — О чем-то, может, и говорили. Но ни о чем таком особенном… А что?
— Да просто… — пожимаю плечами, но, не выдержав, все же признаюсь: — Я думала, он меня навестит, а он…
Олеся Владимировна смотрит на меня с сожалением, чуть склонив голову вбок, и порывисто обнимает.
— Все будет хорошо, — шепчет уверенно.
Когда она уходит, я еще какое-то время сижу во дворе. В палату возвращаться совсем не хочется. Я разглядываю фигуры лебедей, сделанные из покрышек, больных, неспешно гуляющих по тропинкам, санитарку, толкающую перед собой тележку с баками.
А потом внезапно вздрагиваю, заметив на крыльце больницы до боли знакомый силуэт. Герман! Все-таки пришел! Наконец!
Он стоит, опершись локтями о перила, и смотрит на меня. И такое ощущение, что он давно уже стоит и вот так, издалека, смотрит. Но почему-то не подходит.
Только сейчас, когда я приподнимаюсь со скамьи, он тоже спускается с крыльца и идет мне навстречу.
Я радуюсь ему так, что сердце из груди выпрыгивает. Да, мы не мирились с ним, даже не разговаривали после расставания, но все это уже ничего не значит. Он ведь сказал, что любит меня. Теперь я точно знаю, что это было. Я это помню…
Чувствую, как у меня расплывается улыбка. И пусть. Я рада... я так рада его видеть, что мне не только улыбаться, мне плакать от счастья хочется.
Я ускоряю шаг, едва не бегу к нему, а он, наоборот, движется медленно, лениво, как-то нехотя. А потом, когда он уже близко, я замечаю выражение его лица…
Незаметно для себя я тоже сбавляю шаг, а внутри становится холодно и немного страшно. Словно под ребрами копошится неясное предчувствие чего-то плохого.
Герман сам на себя не похож. Он — совершенно чужой и отстраненный, будто мы вообще с ним не знакомы. Он теперь даже не смотрит на меня, а равнодушно оглядывает больничный двор.
— Привет, — я все равно улыбаюсь ему. Хотя, чувствую, сейчас моя улыбка выглядит робкой и жалкой.
— Привет, — здоровается он, так и не взглянув на меня. Кажется, будто он избегает встречаться взглядом.
Затем протягивает мне пакет и… мою сумку.
— Ой, ты ее нашел! Спасибо, я думала, что с концами ее потеряла…
Заглядываю внутрь — телефон тоже там, хоть и разряженный. И пакет такой тяжеленький.
— А здесь что? Шоколад... фрукты всякие, ух ты… спасибо!
— Как ты? — спрашивает Герман. — Что врачи говорят?
— Нормально всё. Просто обморок… ерунда. Нет, правда, ничего страшного… это от стресса… Через два дня уже выпишут и… всё.
Наконец он переводит на меня взгляд, такой тяжелый, что у меня последние слова буквально встают комом, а сердце начинает панически дрожать — и ощущение такое, словно я в чем-то виновата и попалась. Мне нехорошо от его взгляда, но я не понимаю причины… Мысли хаотично мечутся, я не знаю, за что ухватиться, что сказать ему, чтобы он стал прежним…
— А ты придешь завтра? — спрашиваю тихо, с надеждой.
Он отводит глаза опять куда-то вдаль и отвечает не сразу. Сглотнув, произносит сухо, каким-то совсем не своим, глухим голосом:
— Нет. Я завтра улетаю. В Канаду.
Вот теперь я вижу совершенно точно — он избегает смотреть на меня.
— Ладно, Лен, ты выздоравливай скорее. Ну и… прощай.
Он разворачивается и уходит, оставив меня одну посреди двора. Уходит быстро, словно куда-то вдруг заторопился. Несколько секунд я оторопело смотрю ему вслед. А потом бегу за ним следом, пока он еще не успел далеко уйти.
— Герман! — зову его. — Герман! Подожди!
Он останавливается, но даже не оглядывается. И почему-то вдруг кажется таким напряженным. Только когда я подхожу к нему совсем близко, он поворачивается ко мне. Только теперь он еще меньше похож на моего Германа. Его лицо — как каменная маска. Ни жизни в ней, ни чувств.
— Герман, не уходи так! Я же знаю, что ты… ты просто притворяешься таким…
— Каким? — спрашивает он с усмешкой.
— Герман, я все слышала, я все помню. Ты сказал, что любишь меня. И я… — Я набираю полные легкие воздуха и выпаливаю на одном дыхании, как будто прыгаю с огромной высоты вниз. — И я тоже тебя люблю. Если тебе нужно уехать — уезжай. Но я буду тебя ждать. И дождусь. Обещаю! Мы же можем общаться по скайпу или еще как… Можем потом встре…
— Стоп, — прерывает меня он. — Ты о чем? Когда я тебе такое говорил?
— Позавчера, — шепчу я растерянно. — Когда я…
— Тебе показалось. Ничего этого не было.
К лицу приливает кровь, жжет скулы, веки, уши. Я задыхаюсь от стыда, но в то же время чувствую, как внутри закипает злость. Зачем он так со мной? За что?
Герман снова намеревается уйти, но я ловлю его за рукав, разворачиваю к себе.
— Да постой же! Что с тобой такое? Ладно, будем считать, что ты вчера ничего мне не говорил. Пусть мне показалось. Но после всего, что у нас было… Ведь мы же с тобой… — От волнения я не нахожу нужного слова. — Или хочешь сказать, что и отношений у нас тоже не было, да? Ничего не было? Ты же сам говорил, что все серьезно у нас! Ты даже говорил, что не уедешь! Ты... Мы же...
Проклятое волнение! Проклятое косноязычие!
Смотрю в его глаза, зеленые, холодные, насмешливые, а вспоминаю то, что было позавчера. Как он прижимал меня к себе. Как горячо и взволнованно шептал: «Только держись! Не смей умирать! Слышишь? Ленка, я же люблю тебя…». И мысленно молю: «Ну, пожалуйста, Герман, будь прежним! Не поступай так со мной! Не отказывайся…».
Герман окидывает меня равнодушным взглядом:
— Ты чего, Третьякова? Это была всего лишь игра…

66. Герман

За два дня до… 
Кто придумал эти дурацкие карточки с именами? Из-за них в банкетном зале начался хаос. Как минимум — броуновское движение. Наши тыкались туда-сюда, искали, кто куда должен сесть. А я потерял Лену из виду.
Мельком лишь видел, что она крутилась где-то у самого входа, потом меня потащила за собой мать Агеевой:
— Герман, а ты что здесь стоишь? Ты вот за этим столиком. Идем.
Там уже сидели ее дочь, Шатохин, Сенкевич и Михайловская. В общем, я даже понять не успел, куда села Лена. А через полчаса вообще пожалел, что пришел. Было скучно, от дабстепа и драма трещала голова, кругом все напивались. И Лену не видно.
Не то что бы у меня были какие-то конкретные планы на ее счет, просто увидеть очень хотелось. Насмотреться. Я соскучился.
Я и приехал-то на выпускной только из-за нее, хоть она и попросила в последнюю нашу встречу не подходить к ней, не заговаривать, не попадаться на глаза, в общем, оставить в покое.
Умом я понимал, что так для обоих будет лучше. Меньше контактов — скорее всё пройдет.
Но с собой-то что поделать, если сутками напролет о ней думаешь так, что места себе не находишь? Когда вообще ничего больше не хочется. Когда внутренности выкручивает от тоски.
Сколько раз за эти три недели едва не срывался, чтобы ей позвонить, а то и приехать…
И все время в мозгу рефреном стучало: «Хочу к ней…».
Вот только теперь я знаю, что одного «хочу» ни черта недостаточно. Можно, конечно, словить эйфорию в первые часы или дни, как помиримся, может, даже недели… ну а потом? Снова рвать душу себе и ей, если что-то не получится?
Нет, если уж нам начинать опять отношения, то всерьез, взвешенно, с далеко идущими намерениями.
Вот я и прикидывал, что будет, если забью на всё, останусь здесь, с ней.
Отец такое вряд ли простит, собственно, он это уже не раз повторял. А он слов на ветер не бросает. Из дома меня, конечно, не попросит, но ведь и Лену к нам не пустит. Значит, придется уйти, где-то на что-то с ней жить, как-то работать, чтобы ее содержать. Но это ладно, всегда можно что-нибудь придумать при желании. А вот уживемся ли мы — вопрос. Если мы еще и не начинали, а у нас уже всё разладилось. Потому что слишком мы разные. Диаметрально. А гнуть ее под себя я не хочу.
Сам я под ее причуды тоже, понятно, прогибаться не стану. Даже если и стану, то надолго меня не хватит. У нее ведь всегда найдется не Черный, так еще кто-нибудь, кого надо пожалеть и окружить заботой. А мне… мне нужна она вся, целиком, без всяких Петь и прочих несчастных и обиженных.
Всё или ничего.
Но как же без нее плохо…
Все-таки нельзя так привязываться к человеку. Это лишает свободы. И превращает жизнь в хаос.
Раньше я всегда четко знал, что хочу, к чему стремлюсь, что надо делать. А теперь меня постоянно штормит из крайности в крайность: смогу — не смогу, уеду — останусь. Такой вот бред.
Отцу я, конечно, по-прежнему говорю, что никуда не поеду. Он то психует, то обещает «золотые горы», лишь бы я сделал, как ему надо. Я в тысячный раз отказываюсь. А сам порой думаю: может, даже свалить в Канаду было бы вполне себе решением. С глаз долой из сердца вон, и чтобы никаких соблазнов приехать, увидеть, услышать, вернуть…
Пока я, конечно, ума не приложу, как буду без Лены, совсем, без возможности хотя бы увидеть иногда. Тупо твержу себе: как привык к ней — так и отвыкну. И сам тут же противоречу: не хочу отвыкать, не хочу без нее…
Тупик.
***
На вручении аттестатов глаз с нее не сводил. Какая она все-таки красивая, нежная, самая нежная…
Смотрел на нее, и сердце колотилось. Как же я соскучился… Наверное, именно в тот момент я и понял: ну куда я от нее денусь? Никуда. Она же моя. Только с ней хочу быть. Всегда. О чем еще тут думать?
Жаль, что на банкете ее посадили черт знает куда. Хотя Лена и сама, похоже, избегает встречаться со мной. Когда мы переходили из конференц-зала сюда, я только приблизился к ней, как она сразу метнулась в другую сторону, подальше.
Все равно поговорим. Сегодня должно всё решиться.
Потом диджей врубил «Медлячок».
Михайловская приподнялась, вцепилась в мое запястье и стала вытягивать на танец.
— Герман, можно тебя пригласить?
Я убрал ее руку.
— Пригласи лучше кого-нибудь другого.
Она сморгнула, глядя на меня во все глаза. Потом наклонилась ко мне и чуть ли не взмолилась:
— Ну, идем! Пожалуйста! Прошу!
С соседнего столика за нами, точнее, за ней наблюдали Ларина и Сорокина, в открытую посмеиваясь. Михайловская на них оглянулась, и те тотчас прыснули.
— Ладно, идем.
Я сам взял ее под локоть. Танцор из меня тот еще, но зато я сразу же нашел Лену. Ее и впрямь усадили за самый дальний стол. И рядом с ней, конечно же, торчала англичанка, никуда от нее не скроешься.
И тут я придумал: подойду чуть позже к диджею, попрошу его поставить Ленину любимую «На сиреневой луне» и приглашу ее. Ну и скажу ей, что… в общем, всё ей скажу.
А пока она на меня даже не смотрела. А вот англичанка пялилась с таким осуждением, будто я ее лично оскорбил.
— Герман, мне надо тебе кое-что сказать… — перекрикивая музыку, сообщила на ухо Михайловская.
— Говори, — ответил ей.
— Не здесь… Громко очень… невозможно разговаривать… Давай, пожалуйста, выйдем на пару минут?
Я примерно догадывался, что она хочет сказать. Но так даже лучше — поговорим, так, может, хоть отстанет от меня уже.
— Идем, — я направился на выход и на секунду поймал Ленин взгляд. Такой несчастный, что сердце сжалось.
Не думай лишнего, Леночка… Я же тебя люблю, тебя… 
Но Лена уже опустила глаза, зато англичанка всем своим видом вопила: «Как ты так можешь?! Подлец!».
***
— Герман, — начала Михайловская и смолкла.
Мы вышли с ней на крыльцо «Интуриста». Ее несло куда-то дальше, в укромное место, где никто не помешает. Но я попросил:
— А здесь тебе кто мешает? Говори тут.
— Герман, — снова повторила она и уставилась так, что мне, в общем-то, и без слов было все ясно. — Мы скоро навсегда разъедемся… Я как представлю, что больше никогда не увидимся… Ты навсегда уезжаешь в Канаду?
— Я, может, вообще никуда не поеду. А что?
— Да? — удивилась она. — А…а почему?
— Что ты хотела сказать? — вернул ее к теме.
— Герман, я… ты мне очень сильно нравишься… я никому такого никогда не говорила… Я… для тебя готова на всё, — глядя в глаза и стремительно краснея, она повторила многозначительно. — На всё. Понимаешь? Что захочешь… Хочешь, я…
— Не надо, — прервал ее я.
— Что не надо? — сморгнула она.
— Ничего не надо. Мне это неинтересно.
Не дожидаясь, пока она еще что-нибудь скажет или, не дай бог, заплачет, я развернулся и пошел обратно. Только вот Лены в зале уже не было.
Я поискал ее взглядом и даже озадачился — вдруг она уже ушла. Хотя мы бы ведь тогда столкнулись с ней. Может, просто отлучилась в уборную, например. Да и англичанка сидела на месте и сверила меня осуждающим взглядом. Решил, подожду пока, но даже если она и не вернется — где найти ее, я знаю.
***
Лена не вернулась в зал ни через пять минут, ни через десять. Я уже подумал, что еще немного и поеду к ее дому, как вдруг ко мне подбежала Шумилова с перекошенным лицом.
— Герман! Скорее! Там Лену бьют в туалете!
Я вскочил и за ней.
— Кто?
— Михайловская с Патрушевой. Герман, сюда!
— Что случилось? — увязалась за нами англичанка.
Пока Шумилова ей что-то объясняла, я ворвался в женский туалет. Оттолкнул Михайловскую, а Лена… она стояла, привалившись спиной к стене. До жути бледная. А потом начала по этой самой стене медленно сползать вниз. Я подхватил ее на руки. Кто-то мешался под ногами: «Девочке плохо! Наверное, обморок. Тут душно».
Из зала все вывалили в холл. Англичанка охала и причитала: «У нее сердце! У нее больное сердце! Надо врача!». Кто-то подхватил: «Нужен врач! Здесь есть врач?» Но их крики тонули в шуме других голосов.
А я бежал к машине и молился каким ни на есть богам. Только бы успеть! Только бы она жила!
Василий понял с полуслова, помчал в ближайшую больницу.
Пока я сидел в приемном покое, ждал, что скажут, позвонила англичанка. Выспросила, где мы, и минут через двадцать приехала.
Я метался по приемному покою, сорвался на какого-то мужика, меня за это чуть было не выдворил охранник, но Василий не дал ему даже подойти ко мне. Но к Лене меня не пускали и что с ней — никто ничего не говорил. Мол, я ей не близкий родственник, да вообще никто. Сказали только, что сейчас она стабильна, спит.
Потом уже англичанка кое-как пробилась к кому-то.
Впервые в жизни я был рад, что она оказалась рядом.
Вышла она спокойной, гораздо более спокойной, чем была до этого. И от сердца немного отлегло. Значит, и правда, с Леной не все так плохо.
— Что вам сказали? Как она? — подкарауливал я ее у дверей в отделение, куда увезли на каталке Лену почти два часа назад.
— Да ничего с ней страшного пока…
— В смысле — пока?
Она мямлила что-то, уводила взгляд.
— Вы можете нормально сказать? — повысил я голос. — Что с Леной?
Англичанка подняла на меня глаза. Несколько секунд смотрела с сомнением, будто решалась: говорить о чем-то или нет.
— Ну! Все равно я всё узнаю.
— Герман, давай тогда отойдем подальше.
Там, может, и было людно, но я никого не замечал. Однако послушно побрел за ней на улицу. Василий безмолвно последовал за нами и остановился в нескольких шагах от нас.
— В общем, сейчас с Леной все более-менее… Но… она же сердечница. У нее врожденный порок сердца. Знаю, что ей делали операцию еще в детстве и должны были сделать повторную после восемнадцати лет. Из-за этого порока у Лены и случаются вот такие приступы, как сегодня. Но это не так страшно. Это еще полбеды. Но у нее начались осложнения. В общем, у нее диагностировали аневризму аорты. А это… без операции она долго не сможет…
Все слова встали камнем в горле. По спине полз липкий холод, проникал под кожу, выстуживая внутренности. И все равно я оцепенело смотрел на англичанку и не мог поверить, не мог до конца осознать…
— Беда в том, что у нас в России ее прооперировать не могут. Случай тяжелый. Нет нужного оснащения, нет специалистов с таким опытом.
— А не у нас? — выдавил я.
— В Италии могут. Причем кардиолог-то наш, из России, вот что обидно! Но оперирует уже давно там. В детском кардиологическом центре в Бергамо. Только операция стоит очень дорого. Фонд собирает средства, но… — она страдальчески сморщилась и покачала головой. — Сумма очень большая нужна. А там… и трети за столько месяцев не набралось.
— Сколько нужно?
— Примерно пять миллионов рублей. Но еще ведь дорога, проживание, реабилитация…
— Лена ничего мне не говорила, — произнес я. Не англичанке, сам себе, но она ответила:
— Да, она не хотела, чтобы знали. Слово с меня взяла, что я не скажу.
— Но мне-то уж она могла сказать.
Англичанка пожала плечами.
— И что? Все упирается только в деньги?
Она кивнула.
Я сбежал с крыльца, направился к машине.
— Герман, ты куда? — окликнула меня англичанка.
— Домой? — коротко спросил Василий.
Я кивнул. Говорить не мог. Горло саднило. Веки жгло. В машине отворачивался к окну, чтобы он не видел. Тер всю дорогу глаза. Он, конечно же, видел, но не лез ко мне, делал вид, что ничего не замечает...

67. Герман

Василий въехал во двор, но загонять машину в гараж не стал. Тактично вышел и убрел куда-то, оставив меня одного. А я еще какое-то время сидел в машине, успокаивался. Не хотел, чтобы отец видел меня таким.
Лена, Лена, почему же ты молчала? Почему не доверилась? Я бы обязательно что-нибудь придумал…
А я? Почему я не давил на нее, когда стоило бы? Когда она пропускала школу из-за обследования, когда недомогала? Почему довольствовался ее отговорками? Почему не выспросил все?
А потом еще и вспомнил, как бросил ее. Как там, в парке, высказывал ей, кретин, с умным видом, что мы друг другу не подходим. И стало совсем невмоготу, хоть вой. Целый месяц мучился сам и ее мучил. А мог бы каждый день быть рядом.
Это самое тягостное — знать, что мог бы, но…
Маленькая моя… моя девочка, самая хорошая, любимая, единственная… ты будешь жить, обещаю!
Зазвонил сотовый. Я порывисто достал телефон. Вдруг насчет Лены? Но это оказался отец.
— Да? — помешкав, я принял звонок.
— Ты чего там сидишь? Почему не заходишь?
Я посмотрел на дом. В отцовском кабинете горел свет, а сам отец стоял у окна, глядя во двор.
— Иду уже, — буркнул я и сбросил вызов.
Я не продумал, что ему говорить. Да и какой там «продумал»? Голова разрывалась от дикого хаоса, но четких мыслей не было, кроме одной: она не может умереть.
Меня будто выбило из реальности. Мир рушился, а я не знал, что делать.
Я просто надеялся… даже не знаю, на что я надеялся. Может, стоило как-то собраться сначала, с холодной головой найти нужные доводы, но я не мог ждать. Впрочем, вряд ли это что-либо изменило.
Отец вышел в холл мне навстречу. Был он навеселе и при параде. Похоже, недавно вернулся с какого-то мероприятия.
— Ну что, Герман, как выпускной? Я сам недавно приехал. А ты чего такой мрачный? Уж не обиделся ли ты, что меня не было? Я хотел, ты же знаешь. Ну, не смог, — развел руками отец. — Не обижайся.
Не обижайся… да я вздохнул с облегчением оттого, что он не пришел. Последнего звонка хватило.
— А мы, представь, были в какой-то дыре… в этом… как его… сейчас скажу… В Кутулике, что ли. На открытии детской больницы. Выпили там немного, конечно. Чисто символически. Они там пирушку для нас закатили по-деревенски, с песнями, плясками. Губернатор же к ним пожаловал… — хмыкнул отец. Затем приподнял руку, повел носом у плеча. — Черт, такое ощущение, что насквозь их навозом провонял. И столько времени угробил. Но не поехать не мог. Явницкому сейчас поддержка нужна. Скоро же выборы, ну я говорил. В принципе, позиции у него сильные, я уверен, что он и так останется…
— Лена серьезно больна, — перебил я его. — Ей срочно нужна операция. Она может… умереть.
Я споткнулся на последнем слове. Произнес его через силу, мысленно додумав: нет, не дай бог… ни за что!
Отец переключился с трудом. Сморгнув, на автомате договорил конец фразы:
— … на посту, но мало ли… Какая Лена?
— Моя Лена. У нее порок сердца и серьезные осложнения. Ей срочно требуется операция. Нужны деньги.
— Так она еще и больная? — воскликнул отец. — Ну, Герман, умеешь же ты выбирать себе девушек! Даже меня переплюнул.
— Ты вообще меня слышишь? — повысил я голос.
— Я слышу. Но не понимаю, что ты от меня ждешь? Сочувствия?
— Ей операция нужна, а не сочувствие.
— И? Я-то здесь при чем?
— Я… я прошу твоей помощи. Пожалуйста. Помоги Лене с операцией.
— Каким образом? — отец делал вид, что не понимает меня.
— Операция стоит пять миллионов примерно. Рублей. У них таких денег нет.
— И ты хочешь, чтобы я взял и выложил пять миллионов какой-то незнакомой девице? — усмехнулся отец. — Герман, сынок, ты в своем уме? По-моему, это ты болен, если тебе такое пришло в голову.
— Без этих денег Лена… в любой момент…
— Герман, скажи. Я что, похож на идиота?
— Ты тратишь, не считая, на всяких девок… на рухлядь… на выборную компанию этого придурка Явницкого… а тут жизнь на кону. Она же ребенок совсем. Она и жизни-то еще не видела… У нее нет никого, кроме меня.
— Постой, постой. Давай по порядку. Я трачу свои деньги, которые сам зарабатываю, это раз. Девки эти, как ты выразился, на совесть отрабатывают деньги, которые я на них трачу. Это два. Объяснять, чем полезна дружба с губернатором, надеюсь, необязательно? И что значит — рухлядь? Это антиквариат, между прочим. Ценное вложение. А с какой стати я буду выкидывать деньги на лечение какой-то девицы? Зачем это мне?
— Лена — не какая-то девица. Она… она для меня очень много значит. Нет… она для меня всё, вообще всё.
— Герман, умоляю, — хохотнул отец. — Давай без мелодрам. Этих Лен у тебя будет еще навалом. И каждой плати? А я говорил, кстати, сразу, что вопрос денег рано или поздно встанет. И вот тебе — пожалуйста. Твоя мамаша еще поскромничала…
— Даже не сравнивай их. Лена мне вообще ничего про операцию не говорила. И денег не просила. И скорее всего, отказалась бы принять, если б предложил. Я случайно узнал.
— Но узнал же. Не верю я в такие случайности.
— Да ей плохо сегодня стало! Я отвез ее в больницу, и там… Да почему ты всех ровняешь по ней?
— Да потому что у меня жизненный опыт, а у тебя — одна дурь в башке. Всё, Герман, иди к себе, я устал.
— Я тебя прошу… — в отчаянии чуть не стонал я. — Я тебя умоляю. Помоги Лене. Спаси ее. Пожалуйста! Я на что угодно готов. Что хочешь сделаю… отработаю… Я же ничего у тебя никогда не просил и не попрошу, только…
— Нет и еще раз нет. Не унижайся.
— Ты же понимаешь, я ведь никогда тебе не прощу, если она… если с ней… Я ведь не смогу без нее…
— Простишь, еще и спасибо потом скажешь, — хмыкнул он.
Эти его смешки… эта его непробиваемая уверенность, что он один всё знает лучше всех — как же это бесило! Сердце горячо бухало где-то в горле. Мне до одури хотелось разгромить к чертям кабинет, разнести его ценный антиквариат, схватить отца за грудки и трясти-трясти, хоть всю душу из него вытрясти, лишь бы он дал эти проклятые деньги на операцию.
Но я понимал, что делу это не поможет. Отец не воспринимает эмоции и ни за что не понять ему, что я без нее сам сдохну.
Для него всё это подростковая блажь, гормоны, истерика, громкие и пустые слова. Для него имеют вес лишь сухие аргументы, ну и, само собой, выгода. А помощь… я был и правда дурак, если думал, что он просто согласится ей помочь. Везде только выгода, материальная, моральная, любая. Поэтому сейчас мне надо лишь одно: чтобы он захотел откупиться…
Сделав над собой нечеловеческие усилия, я постарался унять гнев, от которого перед глазами уже вспыхивали белые слепящие круги. Постарался загасить отчаяние, от которого внутри пекло и лихорадило. И дослушал его молча и невозмутимо.
— Пойми, Герман, я знаю, о чем говорю. Я отнесся с пониманием, когда ты с этой девочкой… развлекался там, ездил в Листвянку, что-то еще… Но ты же не думал связывать с ней жизнь. Это всего лишь подростковое увлечение…
— Вообще-то именно так я и думал, — ответил я спокойно. — Я ее люблю, она любит меня. Закончили школу, теперь поженимся.
— Это ты сейчас шутишь? — хмыкнул отец. — Если что, я шутку оценил.
— Я вообще когда-нибудь шучу? — спросил я его сухо. — Дашь ты денег или не дашь, нравится тебе или не нравится, это уже неважно. Я буду с ней, я так решил, и это даже не обсуждается. Я тебя попросил о помощи. Если бы ты помог, я был бы благодарен. Но ты отказал. Что ж, это твои деньги, твое право. Я понял. Значит, буду как-то сам…
— Герман, ты рехнулся, что ли, с этой своей любовью? — вскрикнул отец. — У тебя совсем мозг поплыл? Какая женитьба?! Тебе только восемнадцать! Думаешь, я позволю?
— Мне уже восемнадцать, так что обойдусь без твоего позволения.
— И на что ты собираешься жить со своей больной Леной? Где? Как?
— Живут же как-то. Работать пойду, как все, — пожал плечами.
— Идиот! Ну что за идиот! — отец больше не посмеивался. Вскочил из-за стола, метнулся к окну, обратно. Начал выходить из себя. Что ж, триггер сработал. — Ты готов прос*ать свое будущее, ради сомнительной радости нянчиться с какой-то больной девицей?!
Я молча наблюдал за его метаниями. Пропускал мимо ушей ругань. И ждал. Долго ждал. Пока отец рвал и метал, измеряя шагами кабинет. Пока он наконец не выдохся и не опустился в кресло, весь какой-то выпотрошенный.
— В какой она больнице? Что там за операция? Напиши имя, фамилию… Выясню для начала, что к чему.
***
Спустя два дня…
— Условий у меня два, — цедит отец жестко. — И они не обсуждаются. Первое: ты улетаешь в Канаду ближайшим рейсом. Здесь тебе делать нечего. Там учишься, работаешь с Нойром, потом занимаешь его место. Второе условие. Ты должен немедленно разорвать все отношения с этой Леной. Окончательно и бесповоротно.
— Это-то зачем? — вскидываюсь я.
— Повторю. Таковы мои условия. И они не обсуждаются.
— Я и так с ней видеться не буду. Зачем с ней рвать?
Отец долго сверлит меня прищуренным взглядом.
— Что, Герман, не нравится, когда в угол загоняют? Вот и мне не понравилось, когда ты меня загнал.
— Но сейчас это уже просто бессмысленная жестокость. Я же и так с ней расстанусь.
— Во-первых, это урок тебе на будущее. Будешь знать, как выкручивать мне руки. Во-вторых, я не идиот. И прекрасно понимаю, что можно поддерживать отношения и на расстоянии. А потом тебе захочется ее забрать туда…
— Даже если и так, тебе-то что с того? Я же буду в Канаде, буду учиться, работать на тебя, ты же этого хотел.
— А еще я хотел, чтобы ты не связывал себя с неподходящей девицей.
— Да с чего ты взял, что она неподходящая?
— Я сейчас не буду говорить о ее семье, о их социальном положении, о прочих очевидных вещах. Достаточно одного: она — больная. Она даже родить не сможет. О чем тут вообще говорить? В любом случае — таково мое условие. Или так, или никак.
— Я не смогу…
— Сможешь, ведь ты же знаешь, что от этого зависит.
— Ей же нельзя расстраиваться…
— Ничего. Переживет, не она первая, не она последняя. Бросишь ее — и она в самое ближайшее время отправится в Бергамо. Я уже предварительно договорился. Нет — я умываю руки. Так что решай сейчас, Герман. Выбор за тобой.
Отец впивается в меня цепким взглядом. Ждет, что отвечу. А что я могу ответить, когда на самом деле нет никакого выбора?
— Хорошо, — сглотнув ком, соглашаюсь я.

68. Герман

Как ни странно, отец оказался прав. Я действительно смог. Смог порвать с ней. Как требовал отец — окончательно и бесповоротно. Смог ударить словами, глядя в её глаза, любимые и любящие. Смог ранить мою маленькую Лену, оттолкнуть навсегда, почти не дрогнув. Чтобы больше не ждала и не надеялась. Чтобы презирала и ненавидела. Чтобы жила дальше свободной. Чтобы просто жила…
Только как с этим буду жить я сам — пока не знаю.
Я возвращаюсь из больницы как зомби. Перед глазами так и стоит ее лицо, в котором застыли неверие и боль. А в голове продолжает звучать ее голос: «… я тоже тебя люблю. Если нужно — уезжай. Я буду ждать. И дождусь!».
Еще вчера я за эти ее слова что бы только ни отдал. А сегодня они лишь рвут душу в лохмотья.
Если бы можно было стереть все воспоминания, вытравить все чувства — я бы без раздумий это сделал. Чтобы больше внутри ничего не болело, не жгло, не корчилось в муках. Хотя… кому я вру? Черта с два я бы согласился хоть что-то забыть.
У меня вообще ощущение такое, что по-настоящему я жил только эти полгода. А до этого — просто существовал по накатанной. И пусть сейчас адски хочется сдохнуть, но как я был с ней счастлив… Как никогда не был прежде и уже наверняка не буду.
— Домой? — спрашивает Василий, глядя на меня с неловкой жалостью.
Видать, мина у меня говорящая. Спасибо хоть снова не раскис, как накануне. До сих пор перед ним стыдно. Но тогда хотя бы стемнело уже, а сейчас был бы вообще позор. Позорище.
Я киваю, подумав вдруг, что больше не чувствую дом отца своим. Даже хорошо, что завтра вечером меня там уже не будет.
Дома собираю вещи в дорогу. Зарядки и провода от гаджетов бросаю на дно сумки. Раскладываю на кровати одежду аккуратными стопками: отдельно — рубашки, отдельно — футболки, толстовки, носки, белье… Двигаюсь на автомате. Потом вдруг застываю над этими ровными стопками на несколько секунд-минут — не знаю, а потом меня накрывает. Внезапно и оглушительно.
С глухим, сдавленным рыком я смахиваю всё на пол. И тут же как подкошенный сгибаюсь и сползаю на пол сам. Уткнувшись лицом в колени, тихо вою. Закусываю собственную руку, чтобы заткнуться, чтобы заглушить себя... Но оно само, против воли, безудержно рвется из меня каким-то придушенным мычанием.
В таком виде меня и застает отец. Я слышу, как он открывает дверь, как молча стоит на пороге. Чувствую, как смотрит на меня, хоть я и не поднимаю головы. Наоборот, вжимаюсь лицом в сгиб локтя, в колени, до крови впиваюсь зубами в губу. Но чертово горло все равно судорожно сокращается, предательски издавая постыдные звуки.
Твержу себе мысленно: "Заткнись! Не ной, кретин! Не позорься!". 
Меньше всего я хотел, чтобы он видел меня таким — жалким, скулящим на полу, как… не знаю кто…
Но зато сразу прихожу в себя. И наконец-то замолкаю.
Отец, не сказав ни слова, выходит и затворяет за собой дверь. А я поднимаюсь с пола, пошатываясь, как пьяный, и начинаю заново собирать и складывать вещи.
От ужина отказываюсь и до самого сна не выхожу из своей комнаты.
***
Всю ночь меня ломает, аж задыхаюсь. Но наутро — ничего, успокаиваюсь. Только куда себя деть — не знаю. Тупо пялюсь на собранные сумки и чемоданы, составленные рядком вдоль стены. Считаю время до рейса. И когда неожиданно звонит телефон, вздрагиваю. Лена.
Несколько секунд колеблюсь. Зачем она звонит? После вчерашнего.... Мне больше нечего ей сказать. А снова причинить ей боль я не хочу. Но не ответить Лене тоже не могу.
— Да?
— Герман… — От ее голоса болезненно екает и дергается сердце. — Я всё поняла.
— Что? — спрашиваю сипло.
— То есть я всё знаю. Мне Олеся Владимировна призналась, что рассказала тебе про… про мой диагноз. Извини, что сама не сказала тебе. Я не хотела тебя обманывать… я просто не смогла… не хотела, чтобы ты знал… чтобы переживал… чтобы относился ко мне, как… к больной… неполноценной… Ну и если честно, то я так хотела быть как все... обычной, что часто забывала про свою болезнь. С тобой забывала…
Лена запинается, говорит с надрывом, словно едва сдерживает слезы. Или не сдерживает.
— Но теперь ты всё знаешь. Герман, скажи честно, поэтому твое отношение ко мне изменилось, да? Ты поэтому меня бросил? Потому что я больная? Я пойму. Правда пойму. Я же знаю, далеко не все хотят… не все могут… связывать себя с больными. Да я бы и сама не хотела становиться для тебя обузой… жизнь тебе портить… Если бы… мне стало хуже или я… в общем, я бы сама тебя первая отпустила.
Я молчу. Слушаю ее, а у самого горло сжимается.
— Только не говори, пожалуйста, что у нас ничего не было, — продолжает Лена совсем тихо. — Что это была какая-то игра. Герман, это же... неправда.
Даже если бы я и хотел, то не смог бы ей сейчас ответить. А она ждет. Прерывисто дышит. Затем срывается. Всхлипнув, восклицает:
— Ну же! Бросаешь меня, так найди в себе мужество быть со мной хотя бы честным. Пожалуйста!
"Может быть, когда-нибудь ты всё узнаешь, Леночка. Может быть, когда-нибудь меня поймешь…"
— Прости… — выдавливаю я с трудом. И нажимаю отбой. Вот и всё.
***
— Почему ничего не ешь? — интересуется отец. — Может, выпьем немного на прощанье? Чисто символически на дорожку? Все-таки увидимся нескоро.
Я пропускаю его реплику мимо ушей. Да и нечего мне ему сказать. Будь моя воля — обошелся бы и без этого прощального обеда. Бред какой-то.
Отец еще какое-то время рассуждает о своих планах, о перспективах канадской компании, о том, что к Новому году наведается в Калгари. Я лишь молча терзаю бифштекс.
Он замолкает. Затем, протяжно вздохнув, говорит:
— Ну что? Поговорил со своей Леной? Ну и как?
На миг поднимаю на него глаза. В груди моментально закипает, а рот наполняется горечью. Но отвечаю на удивление спокойно:
— Всё, как ты хотел. Я изображал из себя могильную плиту, когда рвал с ней. Окончательно и бесповоротно. Ей было очень больно и плохо. И мне тоже. Жаль, ты не видел. Тебе бы понравилось.
— Прекрати!
— Ты сам спросил, — пожимаю плечами. — Не нравится — не спрашивай.
Отец начинает нервничать. Отшвыривает вилку.
— Ты мне еще спасибо скажешь, — направляет на меня указательный палец.
— Обязательно скажу, — киваю я. — Когда Лене сделают операцию.
— Да через год ты и не вспомнишь об этой Лене. Найдешь себе другую, нормальную… в смысле, здоровую... из своего круга… У Нойра, кстати, племянница — красотка просто… на пару лет тебя старше, но это даже лучше. Герман, ну прекрати ты в самом деле! Ты не понимаешь? Я о тебе забочусь!
— Я понял. Я понятливый. Я всё сделал, как ты хотел. И урок твой тоже усвоил. Что еще?
— Хорошо, выскажись! Давай выскажи мне всё… какая я бездушная сволочь. Ну же! Излей душу, может, полегчает…
Несколько секунд я просто смотрю на него и понимаю, что больше не чувствую злости к нему. То есть — вообще ничего не чувствую. Пустота…
— Я очень благодарен тебе, папа. Правда. За то, что ты хоть так, но согласился Лене помочь. Для меня это главное. Но разговор по душам в условия нашей сделки не входил. Так что извини, — я развожу руками, поднимаюсь из-за стола и ухожу.
Через три часа вылет. Пора ехать. В это время на дорогах вечно пробки…

Эпилог. Герман

Спустя три с половиной года
— Еще раз поздравляю, сынок, теперь — лично. — Отец подходит ко мне с бокалом в руке. — Я горжусь тобой. Ты превзошел все мои ожидания. Мой сын! Весь в меня. Хотя нет, ты пойдешь еще дальше. Если за пару месяцев сумел прогнуть этих упертых баранов… Нойр их окучивал несколько лет и всё без толку… Да и сам я пытался…не смог… А ты… Снимаю шляпу. Чем ты их взял? Понимаю, что они сейчас просели, но все равно…
Упертые бараны — это «Трессом Ойл», компания небольшая, но крепкая и прибыльная, со своим отлаженным рынком сбыта. Отец на нее зарился давно и безуспешно. Точнее — была крепкой и прибыльной до недавнего времени… пока не стала мишенью.
Затем у них начались проблемы с поставками, с экологами, с кредиторами. Посыпались судебные иски. Компания стремительно тонула в долгах. Еще немного и она развалилась бы как карточный домик. И нам бы «Трессом ойл» досталась практически за бесценок.
Изначально таков и был план, но… В общем, не стал я доводить до крайности. Пусть хоть что-то получат. Предложил вполне неплохую сделку, разумеется, неплохую в текущих условиях, если не вспоминать, что полтора года назад отец им предлагал в несколько раз больше.
Отец всего не знает, аналитику их не изучал. Да и вообще, передав мне компанию в Калгари, сам в скором времени отстранился. Поэтому не в курсе, что пару месяцев длились лишь переговоры с ними, а еще несколько ушло на «подготовку почвы».
— Просто грамотная стратегия, — равнодушно пожимаю я плечами.
Отец разражается смехом.
— А я догадывался, что ты приложил руку к их… кхм… Ну, молодец! Достойная победа!
Я молчу, и отец тоже замолкает. Ликование в его лице сменяется еле заметной неловкостью. Он оглядывает зал, в котором у нас проходит банкет по случаю поглощения «Трессом ойл». Находит взглядом Нойра, рядом с ним — его племянницу, Кристину.
— Крис с тебя глаз не сводит. Вроде же у вас с ней что-то было? Или нет? Не сложилось? Красивая же баба… что тебе еще надо? И Нойр хоть успокоится.
Подобные вопросы я тем более игнорирую. И вообще хочу уже отправиться домой, скучно. Все эти панегирики только раздражают. Хотя и дома тоже тоска. Там даже еще хуже. Пока работал над «Трессом ойл» был хоть какой-то интерес, ну или азарт. Во всяком случае — скучать не приходилось. А сейчас снова внутри пустота, которую очень сложно хоть чем-то заполнить, а я многое перепробовал. Кроме алкоголя и всяких веществ, конечно. Хотя и тут был соблазн — в кампусе, где я жил в первый год учебы, многие любили оторваться. Но путь саморазрушения — не мое.
Сначала я учился, как одержимый. Прежде всего — чтобы занять голову, чтобы не думать о ней ежечасно, чтобы не изводиться от тоски. Помогло, между прочим. Не сразу, но как-то постепенно отпустило. Потом, уже по инерции, с тем же безумным рвением работал, прерываясь лишь на сон и перекус. Вникал во все мельчайшие нюансы, досконально изучал разные направления — финансы, технологию производства, менеджмент и прочее.
Однажды вечером вдруг поймал себя на мысли, что целый день про Лену не вспоминал. Потом два дня, три, неделю… А дальше это и вовсе случалось всё реже.
Время от времени я про нее думал, конечно. Даже и сейчас, до сих пор, думаю. Но уже спокойно, без сердечных судорог. Лишь изредка порой накатывает, остро, до ломоты, почти как раньше. Но это как остаточные явления после долгой тяжелой болезни. Да и то давно этого уже не было. Организм почти излечился. Только там, где раньше жгло и болело, теперь пусто.
— Слушай, я тут еще два дня пробуду. Может, махнем вдвоем на озеро? — перескакивает на другую тему отец. — Как в старые добрые времена, а?
— Не могу, извини. Надо решить вопрос с транзитом и…
— Да брось! Герман, сынок, надо давать себе хоть иногда отдых.
— Обязательно дам, когда устану.
Отец смотрит на меня долгим взглядом. Потом шумно вздыхает.
— А я уже устал… Герман, может, пора закончить эту холодную войну? Мы полтора года не виделись. Я соскучился.
— Я с тобой и так не воюю. Ты хотел «Трессом Ойл» — ты его получил. Дела у твоей компании более чем… Разве это похоже на войну?
— Ты знаешь, о чем я. Это всё бизнес. А мне не хватает тебя. Долго еще ты будешь на меня злиться? В конце концов, я сделал то, что обещал и даже больше. С ней все хорошо. Может, конечно, я был слишком… жестким с тобой тогда, может, не стоило так давить. Извини. Но я же о тебе заботился. Смотри, чего ты достиг, каким ты стал. У тебя всё есть. Всё! Я в твоем возрасте о таком только мечтал. Чем ты недоволен?
— Я всем доволен. И я ни на кого не злюсь.
Так оно и есть. К отцу у меня нет никакой злости. Я ему даже благодарен. Он ведь действительно сдержал обещание. При всех своих закидонах отец никогда не бросает слов на ветер. Вскоре после моего отъезда Лену отправили в кардиоцентр в Бергамо.
Второго августа ее прооперировали. Один из самых тягостных дней. Накануне и до самого вечера я места себе не находил, ждал и боялся до тошноты. Пока длилась ее операция, у меня самого чуть сердце не остановилось сто раз. К тому времени я уже вычитал в интернете всё, что только есть, про Ленину болезнь. В том числе и то, что смертность во время такой операции доходит до двадцати процентов. Это ужасающе много.
Сейчас уже это кажется глупым, а тогда я, закрыв глаза, мысленно… даже не молился, а молил ее: «Живи, пожалуйста, Леночка, только живи!», будто она могла меня услышать. От напряжения мышцы закаменели, а внутри, наоборот, лихорадило.
Отец, слава богу, не стал меня мучить — позвонил вечером, рассказал, как все прошло.
До сих пор помню этот момент. Его короткое: «Все в порядке, прооперировали успешно, будет жить». Он еще что-то говорил, совсем другое, о своем, но я не слушал. Выронив телефон, повалился на спину, распластавшись на кровати и тупо смотрел в потолок, чувствуя, как меня наконец отпускает. Спасли Лену, а мне казалось тогда, что меня спасли вместе с ней…
Отец оплатил не только операцию и все сопутствующие расходы, но и реабилитацию в кардиоцентре Екатеринбурга. Целый год она там жила, лечилась, даже поступила в вуз. Я следил. В смысле, заглядывал иногда на ее страницу, которая долгое время не обновлялась, а потом «ожила». Стали появляться какие-то посты и даже фотографии. Правда, в основном, города. А мне хотелось увидеть ее, увидеть, какой она стала…
Порой так тянуло ей написать — мы всё еще были во френд листе друг у друга. Но в конце концов отказался от этой затеи, решив, что не стоит травить ей душу. Зачем? Если больше не увидимся. А у нее вон как раз жизнь стала налаживаться…
Да и отцу пообещал.
Лена ничего не знает. Отец тогда устроил всё так, будто средства на операцию выделил его друг, Явницкий, то ли сам, то ли из бюджета, то ли еще как, я не вдавался. Знаю только, что про этот «благородный жест» растрезвонили по всем каналам, типа, губернатор-молодец помог умирающей девочке-сироте. Ему как раз доброе дело было на руку перед выборами. Так что отец даже тут обернул всё в свою пользу.
Правда, в итоге им это не помогло. Прямо накануне выборов Явницкий вляпался в громкий скандал — прилюдно избил какого-то подростка, который обидел его дочь*. Отец тогда ужасно психовал и бесился, поскольку пост губернатора достался Леонтьеву, с которым он давно на ножах.
В общем-то, не зря переживал. Леонтьев отцу теперь покоя не дает — изводит проверками по всем фронтам. Потому и в Канаду отец за все время сумел выбраться лишь второй раз — сегодня.
— Наверное, старею. Сентиментальным становлюсь, — говорит он, захмелев. — Слушай, может, где-то я и ошибался, но ты же знаешь, я же всё только для тебя. Ты же у меня один, больше никого… — Отец пытается улыбнуться, но выходит только страдальческая гримаса. А в глазах его замечаю влажный блеск. — Иногда, знаешь, хочется… — Он прикладывает ладонь к груди, силится подобрать нужное слово, но не может. — Ай, ладно, не обращай внимания. Что-то я расклеился…
Махнув рукой, отец отходит к Нойру, по пути подзывая жестом официанта. Берет очередной бокал, пьет, о чем-то спорит с Нойром, снисходительно посмеивается. Даже и не скажешь, что пару минут назад он чуть не прослезился.
***
Домой возвращаюсь один. Отец остался на банкете.
Как я сказал? Тоска лишь изредка накатывает? Сегодня, похоже, как раз такой день. Может, потому что отец приехал, да еще и заговорил о ней. И вроде все уже улеглось, не болит, даже не ноет, лишь немного тянет, как заживший перелом на погоду.
Я пытаюсь отвлечься делами, просматриваю почту. А потом зачем-то открываю «вконтакт». А ведь не заходил уже полгода точно. Или дольше?
Нахожу ее страницу. И сердце неожиданно екает — Лена в сети. С минуту смотрю на ее аватар с зеленым значком онлайн и чувствую, как пульс разгоняется.
Листаю ее ленту. За это время она выложила несколько новых фотографий. Узнаю Байкал. Значит, она вернулась в Иркутск? Когда, интересно? И насовсем ли? Или просто бабушку навестить?
Наконец среди дюжины снимков природных красот вижу ее фото. Совсем недавнее. Жадно его разглядываю. А она совсем не изменилась! Такая же тоненькая, хрупкая, нежная. Невольно замечаю, что сам себе улыбаюсь. А потом натыкаюсь еще на один снимок — Лена с каким-то парнем. И лаконичная подпись «Мы с Антоном».
Говорю себе, что этого и следовало ждать. У нее своя жизнь. У нее все хорошо. Я же этого хотел. Я должен за нее радоваться. Только… не получается. Там, где только что трепыхалось сердце, противно ноет.
Я встаю из-за стола, бесцельно брожу по дому, пытаюсь читать, иду в душ, моюсь, маюсь… Снова открываю «вконтакт», нахожу уже этого Антона. Хоть знать, с кем она там… И первым делом вижу фотку их обоих, в обнимку, с бодрой подписью «Бро, скоро женюсь!». Выложена вчера.
А потом я делаю глупость. Даже сам не могу объяснить, зачем. Просто какой-то сиюминутный порыв. Я захожу в нашу давнюю переписку с Леной и пишу ей: «Привет, тебя можно поздравить?»
И замираю в ожидании, когда Лена его прочтет — она все еще в сети — и даже волнуюсь. Если честно — еще как волнуюсь. Как пацан. Аж самому смешно. И только собираюсь удалить сообщение, как вижу, что оно меняет цвет. Прочтено.
Что она ответит? Гипнотизирую дурацкое сообщение, жду, жду, жду. Замечаю, что во рту пересохло. Иду на кухню, достаю из холодильника бутылку с минералкой, возвращаюсь обратно в кабинет. Сообщение так и висит без ответа.
Может, что-нибудь еще Лене написать? Спросить, как она вообще, раз уж начал…
Пишу: «Как у тебя дела? Надеюсь, что все хорошо». Банально, конечно, но я и эти-то две фразы еле выродил.
Нажимаю отправить, но увы… Вижу лишь надпись «Вы не можете отправлять этому пользователю сообщения».
В первый момент туплю и только через секунду понимаю — Лена удалила меня из друзей и заблокировала.
Какое-то время сижу, тупо пялюсь на эту надпись. Чувствую пульс где-то в горле, но потихоньку успокаиваюсь, гашу в себе неприятное жжение, остываю, потом закрываю макбук. Может, так оно и правильно. Нечего тревожить старые раны.
«Пусть так, — повторяю мысленно. — Только будь счастлива, Леночка».

OEBPS/images/img00001.jpg





